Рэй Брэдбери
ДУХИ ЗЛОБЫ ТУТ КАК ТУТ…
Роман
Перевод с английского

Н. В. Димчевского и Е. Н. Бабаевой
С признательностью к Дженет Джонсон, которая научила меня писать, и к Сной Лонглей Хоуш, который очень давно учил меня поэзии в Лос-Анжелесской средней школе,
и к Джеку Гассу, который не так давно помог написать этот роман.

Человек влюблен и любит то, что исчезает.

У. Б. Йитс

Потому что они не заснут, если не сделают зла;
пропадает сон у них, если они доведут кого до падения;

Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения.

Притчи 4: 16-17

Я не знаю всего, что может прийти, но чем бы это
ни было, я пойду к нему, смеясь.

Стабб в «Моби Дике»

Аннотация.

Так бывает в октябре «пахнет осенним дымком, небо оранжевое и пепельно-серое в сумерках». Не самое лучшее время года для карнавала.

Но этой странной наэлектризованной ночью два мальчика в маленьком городке Среднего Запада гоняются за афишей, летящей по темной улице и, поймав ее, читают:
«Кугер и Дак предлагают Пандемониум, Теневое Представление. Смотрите Мефистофеля, Глотателя Лавы, Дьявольскую Гильотину, Повешенного, Самую прекрасную Женщину в Мире!»

Точно такой же ночью, когда городские часы пробили три, мальчики выскочили из кроватей и побежали в луга, чтобы увидеть, как в город прибывает карнавальный поезд. Его черные флаги развеваются на ветру, но нет ни души в локомотиве, ни в тендере, ни в одном из вагонов. Мальчики видят, как пролетающие облака сами собой начинают сшиваться в брезентовые шатры. Они слушают паровой орган-Каллиопу, наигрывающий музыку карусели, крутящийся в обратном направлении.

И затем следуют наполненные страхом дни — 

Мисс Фоли, учительница в седьмом классе, вдруг становится маленькой плачущей девочкой…

Племянник мисс Фоли превращается в двухсотлетнего старца…

Торговец громоотводами непонятным образом становится Карликом…

Отец Уилла находит газеты, рекламирующие точно такой же карнавал Кугера и Дакка, проходивший в 1888, 1846, 1840 годах… и всегда в октябре.

Ничего особенного не происходит, пока герои романа Джим и Уилл не начинают раскрывать дьявольскую сущность этого карнавала; пока мистер Дак, Разрисованный Человек, не закупорил их глаза и уши, не зашил губы, не парализовал их волю; пока мальчики не были заключены в Музей восковых фигур, как в тюрьму.

Отец Уилла вступает в борьбу с силами зла, находит оружие, перед которым злоба бессильна. В конце концов, он разбивает вдребезги демонический Зеркальный Лабиринт. Два приятеля отчаянно борются на набирающей скорость карусели и только тогда осознают, что из всех опасностей, угрожающих им в Пандемониуме Кугера и Дакка, наибольшая угроза кроется в них самих.

Странная пугающая атмосфера зла висит над этим захватывающим романом от первой блестящей, словно выгравированной сцены до последней картины ужасающей борьбы в кошмаре разрушающегося карнавала. Рей Брэдбери преподнес нам необычайное повествование, свой первый полнообъемный роман, воплотивший безупречную классическую фантазию.
ПРОЛОГ

Прежде всего, отметим, что стоял октябрь, замечательный для мальчишек месяц. Не сказать, что остальные месяцы не слишком привлекательны. Но, как говорят пираты, бывают плохие и бывают хорошие. Возьмем, например, сентябрь — плохой месяц: начинаются занятия в школе. Рассмотрим август — месяц хороший: занятия еще не начинались. Июль хорош, июль просто прекрасен: ведь еще в целом мире нет ничего, что хоть случайно напоминало бы о школе. Июнь же, несомненно, лучше всех: в начале лета до школы ох, как далеко, и с сентября еще миллиард лет…
Но теперь был октябрь. Уже месяц, как шли школьные занятия, а вы еще гуляете, скачете, отпустив поводья. У вас еще есть время обдумать шутовской костюм, который наденете в последнюю ночь месяца на собрание Христианской ассоциации молодых людей. И все это происходит в двадцатых числах октября, и все вокруг пахнет осенним дымком, и небо оранжево-серое в сумерках, и кажется, что канун праздника Всех святых никогда не наступит среди опадающих ракит и сохнущих во дворе простыней, развевающихся на легком ветру.
Однако в один странный, длинный и, можно сказать, дикий год канун праздника Всех святых пришел рано.
В тот год он наступил 24 октября в три часа пополуночи, вместо того, чтобы прийти, как положено, 31 октября.

Тогда Джеймсу Найтшейду с Оук-стрит, 97 было тринадцать лет, одиннадцать месяцев и двадцать три дня. В соседнем доме Уильяму Холлуэю исполнилось тринадцать лет одиннадцать месяцев и двадцать четыре дня. Возраст того и другого, как видим, приближался к четырнадцати, он как пойманная птица почти уже трепетал в их руках.
То была октябрьская неделя, когда они за одну ночь сделались взрослыми и навсегда распрощались с юностью…

I. НОВОПРИБЫВШИЕ

1

Торговец громоотводами появился точно перед бурей. Пасмурным октябрьским днем он шел вдоль улицы Гринтауна, городка в штате Иллинойс, тайком бросая взгляды через плечо. Там, позади, молнии уже били в землю, буря, как огромный зверь с ужасающими зубами ширилась и разъярялась.

Торговец резким голосом хвалил свой товар, скрипел и лязгал огромной кожаной сумкой, где таились загадочные довольно крупные предметы, о которых он возвещал от двери к двери, пока не подошел, наконец, к кое-как подстриженному газону.

Нет, не небрежная стрижка привлекла его внимание. Торговец громоотводами окинул пристальным взглядом двух мальчиков, устроившихся в траве на верху отлогого склона. Чем-то очень похожие один на другого, мальчики сидели, вырезая из ветки свистки и болтали о прошлом и будущем, довольные тем, что за минувшее лето сумели потрогать все, что двигалось в Гринтауне, а с тех пор, как начались занятия в школе, сумели пробежать по каждой дорожке между этим местом и озером, и вон тем местом и рекой.
— Привет, ребята! — окликнул их человек, одежда которого цветом походила на краски грозовых облаков. — Старики дома?
Мальчики покачали головами.

— Ну, как, за лето удалось деньжат подработать?

Мальчики вновь покачали головами.

— Ладно. — Торговец прошел три шага, остановился и опустил плечи.
И вдруг показалось, что он давно знает окна их домов, а может, ему стало просто зябко от холодного неба над затылком. Он медленно повернулся и глубоко вздохнул. Ветер гудел в голых деревьях. Солнечный луч, пробившись через узкий разрыв в облаках, упал на дуб и отчеканил из золота несколько последних листьев, засверкавших, как новенькие монеты. Но солнце тут же исчезло, монетки были истрачены, все вокруг посерело; торговец встряхнулся, как бы сбрасывая странные чары, овладевшие им.
Он медленно побрел в глубь газона и спросил:
— Как тебя звать, паренек?
И первый мальчик с волосами, светлыми как пух осеннего чертополоха, прикрыл один глаз, слегка наклонил голову и посмотрел на торговца другим глазом, ясным как капля летнего дождя.

— Уилл, — ответил он, — Уильям Холлуэй.
Грозовой джентльмен повернулся ко второму подростку:

— А тебя?

Тот неподвижно лежал животом на осеннее траве и словно бы обдумывал, какое же выдумать имя? Его волосы цвета лощеных каштанов были толсты и спутаны. Его глаза, неподвижно глядевшие в одну точку, отливали зеленоватым блеском горного хрусталя. Наконец, он небрежно сунул сухую травинку в рот и ответил:

— Джим Найтшейд.

Грозовой торговец кивнул, как если бы он все это знал наперед.

— Найтшейд, — повторил он, — имя вполне подходящее.

— Единственно подходящее, — подтвердил Уилл Холлуэй. — Я родился на одну минуту раньше полуночи тридцатого октября. Джим родился на одну минуту позже полуночи уже тридцать первого октября.
— В канун праздника Всех святых, — сказал Джим.

В голосах подростков открывалась повесть всей их жизни, звучала гордость их матерей, живущих в домах по соседству и вместе попавших в роддом; вместе, лишь в разные минуты принесших в этот мир сыновей — одного светлого, другого темного. Из этого повествования вытекал рассказ о возникновении своеобразного обоюдного торжества.

Каждый год Уилл зажигал свечи на своем праздничном торте за одну минуту до полуночи. Джим же через одну минуту после полуночи, когда начинался последний день месяца. Затем они задували свечи.
Все это длинно и возбужденно рассказывал Уилл. Столь же долго Джим молчаливо соглашался с ним. А торговец, недавно еще спешивший опередить грозу и бурю, вдруг как бы застыл и слушал, переводя взгляд с одного мальчишеского лица на другое.

— Холлуэй, Найтшейд, вы говорите, денег нет?

Торговец, словно бы опечаленный собственной состоятельностью, порылся в своей кожаной сумке и вытащил недавно изобретенное хитроумное приспособление, сделанное из железа.

— Вот. Возьмите это бесплатно! Почему? Один из этих домов будет поражен молнией. Если не поставить этот стержень, ему не миновать удара! А тогда известно что: огонь и угли, свиная поджарка и пепел! Хватайте!
И он бросил им стержень. Джим не двинулся. Но Уилл схватил железную штуковину и раскрыл рот от изумления.
— О, брат, какой тяжеленный! И какой смешной! Никогда не видел громоотвод, похожий на этот. Смотри, Джим!

И только тогда Джим оживился, потянулся, как кот, повернул голову. Его зеленые глаза расширились, а потом сузились.

Стержень воткнули в землю, и он приобрел странную форму не то полумесяца, не то какого-то полукреста. Вокруг стержня по краю были припаяны маленькие причудливые петельки и завитушки. Всю его поверхность покрывали искусно гравированные надписи на странных языках, названия, в которых можно запутаться, числа, слагавшиеся в непостижимые суммы, картинки-пиктограммы, вобравшие следы всех когтей, щетин и перьев и изображавшие каких-то странных насекомых-животных.
— Это что-то египетское, — Джим уткнул нос в один из рисунков на железе. — Жук скарабей.

— Верно, парень!
Джим прищурился:

— А там финикийская курица наследила.

— Верно!

— Зачем? — спросил Джим.

— Зачем? — переспросил торговец. — Зачем египетский, арабский, абиссинский, индейский? Ладно. На каком языке говорит ветер? Какой национальности буря? Из какой страны приходит дождь? Какого цвета молния? Куда девается гром, когда умирает? Ребята, вы должны быть готовы разбираться в каждом диалекте, в каждом образе и форме огней святого Эльма, в шарах голубого огня, которые крадутся по земле и шипят, как рассерженные коты. Я достал единственные в мире громоотводы, которые слышат, чувствуют, знают и предрекают любую бурю, независимо от языка, голоса или знака. Нет такого оглушительного чужеземного грома, чтобы этот штырь не смог свести его до шепота!

Уилл нетерпеливо посмотрел на незнакомца.
— Куда, — спросил он, — в какой дом она ударит?
— В какой? Не торопись, подожди. — Торговец пытливо вглядывался в лица подростков. — Некоторые народы улавливают приближение молнии так же чутко, как кошки слышат журчанье молока, которое сосет младенец. Некоторые народы полярны — одни отрицательны, другие положительны. Некоторые ощущают в темноте зарева пожаров, случившихся от молнии. Некоторые не чувствуют. Теперь вы — двое из них, один ощущает, другой нет… 
— Почему вы так уверены, что молния ударит именно где-то здесь? — внезапно спросил Джим, и глаза его загорелись.
Торговец едва заметно вздрогнул:

— А для чего у меня нос, глаза, уши?.. Вон они, те два дома, их балки, их стропила… Прислушайтесь!
Они прислушались. Возможно, их дома слегка покачнулись под холодным послеполуденным ветром. А может, и нет.

Молниям, как и рекам, нужны русла, чтобы бежать по ним. Один из этих чердаков — устье высохшей реки, которая испытывает непреодолимое желание разрешить молнии пролиться сквозь себя. Сегодня ночью!
— Сегодня ночью? — Джим с непонятным удовлетворением сел на траве.

— Необычная будет буря! — сказал торговец. — Томи Фурии говорит вам это. Фури, неистовый, яростный, есть ли прекраснее имя для того, кто продает громоотводы? Сам ли я взял это имя? Нет. Подвигнуло ли меня это имя к моему делу? Да! Став взрослым, я вдруг увидел небесные огни, пронзающие мир, заставляющие людей бежать, спасая свою шкуру. И тогда я подумал: я буду составлять таблицы ураганов, вычерчивать карты бурь, а потом побегу впереди стихии, потрясая моими железными жезлами, моими чудодейственными защитниками! Я уже обезопасил сотню тысяч уютных домов с их богобоязненными хозяевами. Итак, не без причины предупреждаю вас, ребята, вы в крайней опасности, слушайте же! Лезьте на крышу, прибейте этот штырь повыше и заземлите его хорошенько до наступления ночи!

— Но на котором доме, на котором? — спросил Уилл.
Торговец отошел от них, высморкался в огромный платок, затем медленно двинулся через газон, словно приближаясь к мощной адской машине, которая неслышно тикала своим часовым механизмом.

Он подошел к дому Уилла, прикоснулся к стойке балкона, провел рукой по столбу, по доскам пола, потом закрыл глаза и прислонился к стене, как бы прислушиваясь к тому, что скажет ему сама постройка.
Затем, поколебавшись, он осторожно перешел к дому Джима, стоявшему следующим по улице.

Джим замер, наблюдая за ним. Торговец протянул руку, чтобы дрожащими кончиками пальцев дотронуться и провести по старой краске.

— Этот, — сказал он, наконец. — Этот дом.

Джим выглядел надменным и даже несколько высокомерным.

Не оглядываясь, торговец спросил:

— Джим Найтшейд, это твой дом?

— Мой, — сказал Джим.

— Мне следовало бы знать это, — сказал человек.

— Эй, а что скажете насчет меня? — спросил Уилл.

Торговец опять принюхался к дому Уилла.
— Нет, нет… О, разве что несколько искр прыгнут в водосточные трубы. Но настоящее действо разыграется здесь, у Найтшейдов! Так-то!

Торговец заторопился обратно через газон, чтоб взять огромную кожаную сумку.

— Пойду дальше. Буря близится. Не медли, Джим, не жди, мальчик! Иначе — Бам-тарарам! Тебя уже нашли. Твои пяти - и десятицентовики с профилями индейцев на них расплавятся в электрическом пламени. С двадцатипятицентовиков общиплют орлов, все бросается к серебру в карманах твоих джинсов. Больше того! Любой мальчишка, пораженный молнией, сохраняет в своих зрачках последнее, что он увидел. Ей-богу, эта фотография получается, благодаря огню небесному, который спустился с неба, чтобы унести душу вверх по блистающей лестнице! Торопись, мальчик! Укрепи это высоко на крыше, иначе с рассветом погибнешь!
И гремя сумкой, полной железных стержней, торговец зашагал прочь, с опаской поглядывая на небо, на крышу, на деревья, а потом полузакрыв глаза, стал принюхиваться и бормотать: «Да, плохи дела; она идет сюда, чувствую это; путь далекий, но если бежать быстро…»
И человек в одежде цвета сумрачной бури ушел, надвинув на глаза шляпу, оттенком напоминавшую тучи, а деревья шумели, и небо показалось вдруг сморщенным и постаревшим. Джим и Уилл стояли, прислушиваясь к ветру, словно бы почувствовав запах электричества, устремившийся к громоотводу, лежавшему между ними.

— Джим, — сказал Уилл, — сколько можно стоять? Он же сказал: твой дом. Ты собираешься ставить громоотвод или нет?
— Нет, — улыбнулся Джим, — стоит ли портить забавную штуковину?

— Забавную? Ты что, спятил? Я сейчас притащу лестницу! А ты молоток, гвозди и проволоку!
Но Джим не двигался. Уилл сорвался с места, убежал и вскоре вернулся с лестницей.

— Джим, подумай о своей маме. Ты хочешь, чтоб она сгорела?
Уилл один влез по лестнице, прислоненной к стене дома, и посмотрел вниз. Джим медленно подошел и начал подниматься следом за ним.

Гром уже ворчал вдали среди затянутых облаками холмов.
На коньке крыши Джима Найтшейда воздух отдавал свежестью и сыростью.

Джим согласился тоже приняться за дело.
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Здесь, в нашем повседневном мире, пренебрегают книгами, посвященными водолечению, казням, совершаемым путем разрезания на тысячу частей, или выливанию раскаленной добела лавы со стен замка на головы незадачливых врагов.

Так говорил читавший обо всем этом Джим Найтшейд. Если в этих книгах не сообщалось, каким образом похитить первого гражданина какого-либо государства, то там были указания, как построить катапульту или запрятать черный пистолетище в потайном кармане костюма для разгульной ночи.
Все эти замечательные сведения Джим выдохнул, не останавливаясь.

А Уилл вдохнул их и тотчас усвоил.

Уилл гордился громоотводом, приделанным к дому Джима, а Джим стыдился этого, считая всю возню свидетельством общей трусости. Все происходило на исходе дня, они недавно поужинали, и наступило время прогулки в библиотеку, где друзья бывали каждую неделю.

Как все мальчишки, они никогда и нигде не ходили степенным шагом, а называли место финиша и сломя голову неслись к нему, только пятки сверкали да работали локти.

Никто не вышел победителем. Никто и не хотел победить. Так повелось в их дружбе — они просто всегда хотели бежать друг за другом, друг за другом. Их руки вместе хлопнули по двери библиотеки, они вместе разорвали финишные ленточки, их теннисные туфли оставили параллельные следы на газонах, в подстриженных кустах, под деревьями, облюбованными белкой, ни один не отстал, оба вышли победителями и таким образом спасли свою дружбу до иных утрат.
Итак, все это происходило нынешней ночью, дышавшей теплом, а потом прохладой, когда они в восемь часов были уже в деловой части города и подставили ветру свои разгоряченные лица. Во время пробежки они ощущали крылья за спиной, теперь же неожиданно погрузились в новые воздушные потоки, и прозрачная осенняя река стремительно выбросила их головой вперед туда, где они и собирались вынырнуть.
Они бросили вверх по лестнице — три, шесть, девять, двенадцать ступенек! Хлоп! Ладони ударили в дверь библиотеки.

Джим и Уилл улыбнулись друг другу. Все было прекрасно — и тихое дыхание октябрьских ночей, и библиотека, наполненная папирусной пылью и зеленоватым сумраком от уютных абажуров.

Джим прислушался.
— Что это?

— Наверное, ветер?

— Похоже на музыку… — Джим искоса посмотрел куда-то вдаль.

— Не слышу никакой музыки.

Джим покачал головой:

— Затихла. Или ее еще не было там… Идем!

Они открыли дверь и вошли.

И тут же остановились.

Глубины библиотеки ждали и звали их.
Снаружи, в обыденном мире, ничего особенного не случилось. Но здесь, в стране, созданной из бумаги и кожи, здесь именно ночью всегда обязательно что-то случалось. Прислушайтесь: кричали десятки тысяч людей, однако крики их могло уловить разве лишь чуткое собачье ухо. Миллионы бежали, бросая пушки; где-то точили ножи гильотин; по четверо в ряд беспрестанно маршировали китайцы… Да, все они были невидимы и молчаливы, однако, уши и носы Джима и Уилла обладали способностью слышать и обонять происходящее здесь, благодаря способностям к языкам и знанию языков. Здесь находилась своего рода фабрика, изготовлявшая пряности и специи далеких стран. Здесь дремали запахи иноземных пустынь. Впереди на возвышении находилась стойка, где прелестная пожилая леди, мисс Уотрисс, ставила фиолетовые штампы на ваши книги, но внизу, поодаль, раскинулись Тибет, Антарктика, Конго… Там другая библиотекарша, мисс Уилс, шествовала через Внешнюю Монголию, спокойно раскладывая по полкам фрагменты Пекина, Иокогамы и острова Целебес. Там же, внизу, в третьем книжном коридоре, какой-то пожилой человек шакал в полутьме щеткой, подметая рассыпанные кем-то пряности…
Уилл не без удивления уставился на него.

Встреча с этим пожилым человеком, с его работой, с его именем всегда была сюрпризом, хоть случалась довольно часто.

Это Чарльз Уильям Холлуэй, подумал Уилл, — не дедушка, не старый дядя, скитавшийся где-то в дальних краях, но, представить только, это ж… это ж мой отец…

Однако был ли шокирован сам отец, вглядевшийся в полутьму коридора и увидевший сына, посетившего этот мир, затерянный на глубине двадцати тысяч морских саженей? Папа всегда казался несколько оглушенным, когда Уилл неожиданно появился перед ним, словно они уже встречались целую жизнь тому назад, и один из них в это время старился и дряхлел, пока другой оставался молодым, и этот факт стоял между…
Там вдали пожилой человек улыбался.
Они осторожно приблизились друг к другу.

— Это ты, Уилл? Вижу, с утра вырос на дюйм. — Чарльз Холлуэй перевел взгляд. — А, Джим! Замечаю, глаза у тебя стали темнее, щеки бледнее. Ты решил сжигать себя с обоих концов, Джим?

— Чтоб мне в аду сгореть! — ответил Джим.

— Нет такого места — Ад. Но здесь на полке, совершенно верно, под буквой «А» есть ад, начиная с Алигьери.

— Аллегории выше моих способностей, — сказал Джим.
— О, как глупо с моей стороны, — засмеялся папа, — ведь я имел в виду Данте Алигьери. Взгляни-ка сюда. Это картины мистера Доре, показывающие все адские аспекты. Должен отметить, что ад никогда не выглядел лучше. Здесь души, погруженные за грехи в мерзкий ил. Там кто-то брошен навзничь, кто-то изорван и обезображен.

— Вот тебе раз! — Джим бегло просмотрел страницы, а потом, показав пальцем на книгу, спросил. — А есть какие-нибудь картинки про динозавра?

Папа покачал головой:

— Это там, в следующем ряду.

Он попросил их повернуться и продолжил: — поглядите-ка сюда: Птеродактиль, Змей Горыныч… Или вот — Барабаны Судьбы или Сага о Громогласных Ящерах. Ты доволен, Джим?

— Очень!
Папа подмигнул Уиллу, тот в ответ тоже подмигнул. Так они стояли — мальчик с волосами цвета кукурузы и мужчина, седой как лунь, мальчик с лицом, свежим как яблоко на ветке и мужчина, щеки которого напоминала то же яблоко, но пролежавшее целую зиму в кладовой. Папа, папа, думал Уилл, почему, ну почему ты похож… на меня, отраженного в кривом зеркале!

И вдруг Уилл вспомнил ночи, когда, поднявшись часа в два напиться воды, он смотрел вдаль через весь город, чтобы увидеть один-единственный огонек в высоком окне библиотеки, чтобы удостовериться, что папа задержался на работе допоздна, засиделся, бормоча себе под нос и читая, один под этими зелеными как джунгли абажурами. Воспоминание принесло печаль и вместе радость снова увидеть свет этих ламп, и этого старика — Уилл оборвал себя, чтобы найти другое слово — отца, стоявшего в сумраке у стеллажей.
— Уилл, — сказал пожилой человек, который был привратником и уборщиком, и которому досталось быть его отцом. — Что с тобой?

— Ох, прости, папа! — Уилл отбросил раздумья и пришел в себя.
И тогда отец спросил с намеком, понятным лишь им двоим:

— Тебе нужна книжка в белой шляпе или в черной?

— Шляпы? — переспросил Уилл.

Но отец уже повернулся к его другу.

— Так-то, Джим, — они расхаживали вперед и назад, отец пробегал пальцами вдоль книжных корешков, — понимаешь ли, мой Уилл носит шляпы среднего размера и читает соответствующие книги. Вот в середке «М» и среднее имя — Мориарти, так ведь, Джим? Но придет день, и он сдвинется от Фу Манчу сюда, к Макиавелли, к темной фетровой шляпе среднего размера. Или туда, прямо к доктору Фаусту — это самый большой черный стетсон. Здесь на полках представлены белошляпые книжки для тебя, Уилл. Вот Ганди. За следующей дверью живет святой Томас. И этажом повыше, заметь хорошенько… Будда.
— Ты не возражаешь, — сказал Уилл. — Я выберу «Таинственный остров».
— Что значит весь этот разговор о белых и черных шляпах? — довольно сердито спросил Джим.

Отец отдал Уиллу Жуль Верна и ответил:

— Это так, между нами, много лет назад мне пришлось решать, какой цвет я предпочту.

— Ну, — сказал Джим, — и какой же вы выбрали?

Отец удивленно посмотрел на него и натянуто засмеялся.

— Твои вопросы, Джим, меня просто удивляют. Уилл, передай маме, что я скоро буду. Идите же, идите… Мисс Уотрисс! — тихонько позвал он библиотекаршу, сидевшую за стойкой, и шепнул: — Динозавры и таинственные острова, идите сюда!
Хлопнула дверь.

 Чистые звезды мерцали в небесном океане.

— Проклятье ада! — Джим потянул носом ветер с севера, затем повернулся к югу. — Где же буря? Этот проклятый торговец обещал. Хотел бы я увидеть ту молнию, которая шарахнет по нашим водосточным трубам!

Ветер играл одеждой и волосами Уилла, гладил его лицо.

— Это будет здесь, — тихо произнес он. — Утром.

— Кто сказал?
— Мурашки на моих руках. Они сказали.

— Великолепно!

Ветер сдул Джима.

То же случилось и с Уиллом, его подхватило и понесло следом.
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Увидев, как исчезли мальчишки, Чарльз Холлуэй с трудом сдержал желание составить им компанию, броситься следом. Он знал, что шепнул им ветер, куда повлек их, знал все их секретные места, которые с годами перестают быть секретом. Где-то в глубине, словно призрак шевельнулась мрачноватая мысль: ты должен был бежать такой же ночью, чтобы печаль не могла перерасти в боль.

Посмотри! думал он. Уилл бежит, потому что бег его внутренняя потребность, его собственное оправдание перед собой. Джим бежит, потому что его влечет какая-то цель, которая маячит вверху перед ним.
Но удивительно — они, тем не менее, бегут вместе.
Проходя по библиотеке и выключая свет, опять выключая свет, гася одну за другой лампы, он пытался понять, что же связывает друзей, что их объединяет; не кроется ли ответ в сходстве линий на отпечатках пальцев? Почему некоторые люди, те, что похожи на ничтожную саранчу, задиры и скряги, все они как чуткие щупальца сами собой плотно перепутываются, связываются скользкой удавкой в один большой нервный узел, в ганглий, который управляет ими? Всю жизнь они только тем и занимаются, что поддерживают огонь в печи — жуют и смотрят, работают челюстями и глазами, и все это от рождения до смерти. Про них сказано: по замашкам царь, а по жизни тварь. Они существуют во тьме и невежестве, они питаются невежеством, которое обступило их со всех сторон, и одно лишь невежество живет и дышит в них.
Таков Джим с его волосами как плети ежевики, с его  необузданными желаниями, жаждой и зудом.

А Уилл? Он поздний персик, созревший высоко на летнем дереве. Он из тех мальчишек, что прогуливаются около тебя и, видя их, ты не можешь сдержать слезы — так хорошо они выглядят, так хорошо себя чувствуют, и  такие они хорошие. Они не режутся в карты, в бридж, не высматривают, где бы стибрить десятицентовую точилку для карандашей, они не такие. Вы сразу узнаете их, едва пройдут мимо, и такими они останутся на всю жизнь; им достанутся удары, боль, раны и синяки, и они всегда будут удивляться, почему, ну, почему это с ними случается? Как это могло с ними произойти?

А вот Джим уже теперь знает, как это случается, он наблюдает за происходящим, он видит его начало, отмечает его конец, он зализывает раны, которые ожидал, и никогда не спрашивает, почему ранен: он заранее знает. Он всегда это знал. Кто-то знал то же самое задолго до него, знал в глубине времен, кто-то, кто яростно пожирал в привычной ночной тьме мясо прирученных и диких животных. Своим мозгом Джим не представляет, что такое ад. Но телом своим великолепно знает, что это такое. И пока Уилл накладывает повязку на свою самую последнюю царапину, Джим отскакивает, избегает, уклоняется от ужасающего удара, который неминуемо должен обрушиться на него.
Так они бегут — Джим, сдерживаясь, чтобы не обогнать Уилла, Уилл же прибавляет скорости, чтобы не отстать от Джима; Джим разбивает два окна в незнакомом доме, потому что рядом Уилл; Уилл бьет одно окно, вместо того, чтобы не разбить ни одного, потому что за ним наблюдает Джим. Господи, как мы обрели наши пальцы, измазанные в глине, из которой слеплены наши друзья? Ведь дружба, словно гончар, она лепит нас самих и смотрит, какой образ мы вылепим из своего друга.
В сущности, подумал он, Джим и Уилл не знают друг друга. Но пусть они продолжают дружить. Я поймаю, схвачу какой-нибудь день…
Двери библиотеки захлопнулись за ним.

Пять минут спустя он свернул в бар на углу за своим, одним-единственным и не больше, стаканчиком на сон грядущий. Он вошел в бар, когда какой-то человек говорил:
— …Я где-то читал, что когда изобрели алкоголь, итальянцы решили, будто это и есть та великая штука, которую они искали в течение столетий. Эликсир жизни! Разве вы не знали об этом?

— Нет. — Бармен повернулся к нему спиной.

— Я уверен, — продолжает человек. — Вино после перегонки… Девятый, десятый век… Оно было похоже на воду. Но оно обжигало. Я имею в виду не только его свойство жечь рот и желудок, но еще и то, что вы могли его буквально поджечь… Они думали, что нашли способ смешивать воду с огнем. Огненная вода, Elixir Vitae, бог мой! Возможно, они заблуждались, полагая будто получена панацея ото всех болезней, которая сотворит чудеса. Хочешь выпить?

— Сам я не хочу, — сказал Холлуэй, — но кто-то внутри меня хочет.
— Кто же?

Мальчик, которым я был однажды, подумал Холлуэй, и который стал подобен отжившим листьям, опадающим осенними ночами на холодный тротуар.

Но он не мог вымолвить этого.

Он выпил свой стаканчик, глаза сами закрылись, он прислушался, как тепло разлилось в груди, и ждал, не проникает ли оно в самые кости, которые сложены как сучья для костра, но никогда еще не загорались.
4

Уилл остановился. Была пятница. Уилл посмотрел на ночной город.

Когда большие часы на здании суда пробили первый удар из девяти, еще горели все фонари, и в магазинах во всю шла торговля. Но последний удар, возвестивший девять, так встряхнул каждого, что дрогнули пломбы в зубах; парикмахеры тотчас сдернули накидки, мигом напудрили клиентов и поспешили выпроводить их вон; в аптеке, зашипев как змеиный выводок, остановился аппарат для газирования воды; перестали жужжать неоновые мухи реклам; огромное нутро магазина дешевой распродажи с его десятью миллиардами металлических, стеклянных и бумажных остатков, ждущих, когда их выудят и купят, вдруг потемнело и погасло. Метались тени, гремели двери, ключи трещали в замках, словно там ломали кости; люди, теряя каблуки, толпами спасались бегством с проворством, которому позавидовали бы уличные продавцы газет.

Последний удар часов! Они встретились.
— Послушай, дружище! — закричал Уилл. — Все так бегут, словно решили, что здесь разразилась буря!

— Так оно и есть! — крикнул в ответ Джим. — Ай, да мы!
Они били-колотили-гремели по железным решеткам, по стальным люкам, пробегая мимо дюжины неосвещенных магазинов, мимо дюжины полутемных, мимо дюжины вовсе мертвых. Город вымер, когда они обогнули угол магазина сигар, чтобы взглянуть, как в темноте сам собой двигался деревянный индеец черокез.
— Эй!
Мистер Тетли, владелец магазина, выглядывал из-за плеча индейца.
— Напугал вас, ребята?

— Нет!

Но Уилл дрожал, ощущая порывы какого-то странного холодного ливня, обрушивающегося на прерию, как волны на пустынный берег. Когда молния ударила где-то в городе, Уиллу захотелось укрыться шестнадцатью одеялами и подушкой в придачу.
— Мистер Тетли? — Тихонько позвал Уилл.
Теперь, казалось, было уже два деревянных индейца, застывших в темноте, пропахшей табаком.

Мистер Тетли, забыв о своих шутках, замер и слушал, открыв рот.

— Мистер Тетли?
Он прислушался к чему-то, звучавшему далеко за ветром, но не мог сказать, что же это было.

Мальчики попятились.

Он не видел их. Он не двигался. Он только слушал.

Они оставили его. Они убежали.

В четырех кварталах от библиотеки на пустой улице мальчики встретили третьего деревянного индейца.

Мистер Кросетти стоял перед своей парикмахерской и держал в дрожащих пальцах ключ от двери; он не заметил, как они остановились.
Что же остановило их?

Слеза.

Сверкая, она скатывалась по левой щеке мистера Кросетти. Он тяжело дышал.

— Кросетти, вы что, очумели? По причине и без причины плачете как ребенок.

Мистер Кросетти со всхлипом вздохнул:

— Разве вы не чувствуете этот запах?

Джим и Уилл принюхались.

— Пахнет лакрицей!
— Нет, нет… Пахнет сахарной ватой!

— Я уже много лет не знал этого запаха. — Сказал мистер Кросетти.
Джим фыркнул:

— Подумаешь, да этим всегда кругом пахнет.
— Да, но кто замечает? И когда замечает? Лишь сейчас мой нос говорит мне: нюхай! И я плачу. Почему? Потому что я вспоминаю, как много лет назад мальчишки ели это лакомство. О, почему за последние тридцать лет я не разучился еще вспоминать детство?

— Просто вы были очень заняты, мистер Кросетти, — сказал Уилл, — и у вас не было времени припомнить это.

— Время, время… — Мистер Кросетти утер глаза. — Откуда появляется этот запах? Ведь в городе нигде не продается сахарная вата. Она бывает только в цирке.
— Ха, — сказал Уилл. — Это точно!
— Ну ладно, вы видите, Кросетти сделался-таки плаксой…

Парикмахер высморкался и повернулся, чтобы закрыть дверь своего заведения. Едва он это сделал, Уилл взглянул на рекламу парикмахерской — крутящийся столб, по которому змеилась красная полоса, привлекая взгляд, уводя вверх, где исчезала и снова начиналась внизу. Бессчетное число раз Уилл стоял здесь ночью, наблюдая, как  полоса эта приходила, шла, кончалась и никогда не кончалась, змеилась бесконечно.

Мистер Кросетти положил руку на выключатель, скрытый под основанием столба.
— Нет, нет, — сказал Уилл и пробормотал затем: — Не выключайте его.

Мистер Кросетти так взглянул на столб, словно впервые заметил его чудесные свойства. Он сочувственно кивнул, глаза его увлажнились.

— Откуда это приходит? Куда это идет? Эх, кто знает? Ни ты, ни он, ни я не знаем. О, чудеса господни. Ладно, оставим это.
Хорошо знать, думал Уилл, что это будет змеиться до самого рассвета, что будет появляться и никуда и уходить в никуда, пока мы спим…
— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

И они оставили парикмахера, стоявшего на ветру, который слабо отдавал лакрицей и сахарной ватой.
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Чарльз Холлуэй нерешительно дотронулся до вращающейся двери бара, словно седые волоски на тыльной стороне его руки, подобно антеннам уловили нечто странное, скольз0ившее за стеклом во тьме октябрьской ночи. Возможно, где-то вспыхнули гигантские костры, и их пламя разгорается, предостерегается его от следующего шага. Или же иной, Ледовый Век, уже замаячил в земных пространствах, и его морозное дыхание могло в одночасье принести гибель миллиарду людей. Возможно, само Время вытекало из необъятных песочных часов, где темнота превратилась в пыль и грозила засыпать, похоронить под собой все окружающее.

Или, возможно, это был всего лишь человек в черном, заглядывавший в окно бара с другой стороны улицы. Он держал под мышкой огромные бумажные рулоны, а в свободной руке щетку и ведро; человек насвистывал вовсю неуместную сейчас мелодию.
Мелодия была совсем из другого времени года и всегда навевала на Чарльза Холлуэя печаль, стоило ему краем уха услышать ее.
Песня была нелепой для октября, но все равно очень живо звучала, переполняя чувства, и не имело значения, в какой день и в каком месяце она исполнялась:

Рождественского колокола звон.
Мне песню старую напоминает он.

Щемящие и сладкие слова

Все повторяют, что любовь жива,

Что мир земле и счастье людям

Веселый перезвон сулит!

Чарльз Холлуэй задрожал. Вдруг его охватило давнее чувство какого-то ужасающего восторга, желания смеяться и плакать одновременно; он увиден невинных земных чад, скитающихся по заснеженным улицам в день перед Рождеством среди усталых мужчин и женщин, чьи лица были осквернены грехом, были подобны подслеповатым оконцам, вдребезги разбитым жизнью, которая била без предупреждения, затем убегала, скрывалась, возвращалась назад и снова била.

Сильнее праздник колокол качнул:
«Нет, Бог не умер, знаем — он уснул!»

Пусть сгинет зло,

Пусть правда возгласит,

Что мир земле и счастье людям

Веселый перезвон сулит!

Посвистывание прекратилось.

Чарльз Холлуэй вышел из бара.

Далеко впереди человек, который недавно насвистывал мелодию, молча работал около телеграфного столба. Затем он исчез в открытой двери магазина.

Чарльз Холлуэй, сам не зная зачем, пересек улицу, чтобы понаблюдать за человеком, наклеивавшим одну из афиш внутри пустого, еще никем не арендованного магазина.

Вскоре человек вышел из двери со щеткой, с ведром клея и рулоном свернутых афиш. Он уставился на Чарльза Холлуэя свирепым и похотливым взглядом, в то же время улыбаясь и жестикулируя свободной рукой.
Холлуэй опешил.

Ладонь руки была покрыта отменной шелковистой черной шерстью. Это было похоже…

Рука крепко сжалась в кулак. Шерсть выглядела волнистой, словно бы завитой. Человек поспешно скрылся за углом. Чарльз Холлуэй, ошеломленный, истекающий потом от внезапно охватившего лихорадочного жара, покачнулся, но удержался на ногах, и затем повернулся, чтоб получше разглядеть пустой магазин.
Двое козел для пилки дров стояли параллельно друг другу под единственным пятном света. На козлах лежал похожий на гроб блок льда шести футов длиной. Он тускло светился собственным сиянием светло-зелено-голубого цвета. Это был громадный холодный самоцвет, покоившийся здесь в темноте.
На небольшом белом листе, приклеенном недалеко от окна, при свете лампы можно было прочитать каллиграфически выведенное сообщение:

Кугера и Дака Пандемониум Теневое Шоу —

Театр Марионеток, Цирк Марионеток, и Ваш

Скромный Карнавал на Лугу. Прибывает

Немедленно! Только здесь на Выставке —

одна из многих наших приманок:

САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ!

Глаза Холлуэя метнулись на афишку, приклеенную внутри окна.

САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ!

И — назад к холодному длинному блок льда.

Это был именно такой блок льда, какой помнился ему по выступлениям странствующих фокусников, когда он был мальчишкой; тогда местная компания по производству льда предоставляла комедиантам большой брус зимы, в котором за двенадцать часов до окончания зрелища замороженные девицы лежали для всеобщего обозрения, вставленные в ледяную глыбу, пока люди смотрели, как акробаты бросались вниз головой на белую сетку, растянутую над ареной, как начинались и кончались объявленные номера и, наконец, бледные леди, покрытые инеем, появлялись перед публикой, волшебники без труда освобождали их от морозной корки, чтобы со смехом скрыться в темноте позади занавесов.
САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ!
И, тем не менее, этот громадный брус зимнего стекла не содержал ничего, кроме замерзшей речной воды.
Нет, он не был совсем пустым.
Холлуэй почувствовал, как в определенный момент его сердце учащенно забилось.
Внутри этого огромного зимнего самоцвета, не таится ли некий особенный вакуум? Сладострастная чувственная пустота, которая от вершины до основания глыбы волнообразно продолжается целым рядом округлостей и извилин? И не ждал ли этот вакуум, эта пустота, что наполнится теплой летней плотью, и не принимало ли это пространство форму чего-то похожего на … женщину?
Да.
Лед. И прелестные пустоты, горизонтальный поток пустоты внутри холодного кристалла.

Прелестное ничто. Изысканный абрис невидимой русалки, бесстрашно захватившей ледяную стихию.

Лед был холодным.

Пустота внутри льда была теплой.

Он хотел уйти прочь отсюда.
Но Чарльз Холлуэй стоял в темноте этой странной ночи, вглядываясь в пустой магазин, разглядывая пару козел и холодный, ждущий арктический гроб, установленный на них, похожий во тьме на алмаз, на огромную Звезду Индии…
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Джим Найтшейд, вздохнув, остановился на углу Гикори - и Майн-стрит, он с затаенной нежностью вглядывался в совсем темную от густой листвы Гикори.
— Уилл?

— Нет! — Уилл встал, удивленный своей жесткой решимостью, прозвучавшей в коротком ответе.

— Это точно там. Пятый дом. Только одну минуту, Уилл. — Мягко попросил Джим.

— Минуту? — Уилл скользнул взглядом вниз по улице, которая сделалась с некоторых пор не Гикори, а Театральной.

До нынешнего лета она была самой обычной улицей, где они воровали персики, сливы и абрикосы. Но вот позднее, в августе, когда мальчишки, как обезьяны забирались за кислейшими яблоками, произошла «вещь», которая разом изменила знакомые дома, вкус фруктов и сам воздух среди перешептывающихся деревьев.

— Уилл! — зашипел Джим. — Может, сейчас там как раз что-то происходит!
Возможно, что-то происходит. Уилл тяжело сглотнул и почувствовал, как Джим сдавил его  руку.
То, на что намекал Джим, было гораздо короче самой улицы, которая славилась яблоками, сливами и абрикосами, это был всего лишь один дом с окном, выходившим в сад; и это-то окно, как говорил Джим, было сценой с занавесом, которым служила тень, падавшая сверху. В той комнате за окном, на этой странной сцене были актеры, которые выступали в мистериях, изрекали дикие вещи, много смеялись, вздыхали, бормотали; но что за слова слетали с их губ, Уилл не мог понять, поскольку они произносились шепотом.
— Только один последний раз, Уилл.

— Ты же знаешь, последним он не станет.

Лицо Джима было в испарине, щеки пылали, глаза сверкали стеклянной зеленью. Он вспомнил ту ночь, вспомнил их, рвущих яблоки, и как вдруг сдавленно вскрикнул: «О, там!»
И Уилл, повисший на ветках яблони, крепко зажатый сучьями, ужасно возбужденный, уставился на то, что происходило в театре, там, на необычной сцене, где незнакомые люди размахивали рубашками над головами, бросали одежду на ковер, стояли нерешительные, удивленные, похожие на неразумных животных, нагие, как подрагивающие на морозе лошади; они протягивали руки, чтобы коснуться друг друга…
Что они делают, думал Уилл. Почему они смеются? Что же с ними такое, что же такое!?

Ему захотелось, чтобы погас свет.

Но он висел, крепко сжав дерево, неожиданно сделавшееся скользким по его ладонями, и наблюдал за светящимся окном театра, слышал смех; потом почувствовал озноб, холод, решил уйти, соскользнул вниз, упал и какое-то время лежал, ошеломленный, а затем встал во тьме, пристально посмотрел вверх на Джима, который все еще цеплялся за свою верхнюю ветку. Лицо Джима горело как печь, щеки пылали, губы раскрылись:

— Джим, Джим, спускайся вниз!
Но Джим не слышал.

— Джим!

И когда Джим посмотрел, наконец, вниз, Уилл показался ему незнакомцем, приставшим с дурацкой просьбой отбросить жизнь и опуститься на землю. И тогда Уилл убежал, одинокий, думающий слишком много, не думая вовсе ничего, не знающий, что подумать…

— Уилл, ну, пожалуйста…
Уилл посмотрел на Джима, державшего книги, взятые в библиотеке.

— Мы ведь были в библиотеке. Разве этого недостаточно?

Джим покачал головой.

— Возьми мои книжки.
Он протянул Уиллу свои книги и двинулся под шипящие и шепчущиеся деревья. Пройдя три дома, он обернулся и крикнул:

— Уилл? Ты знаешь кто? Ты жуткий, старый, тупой епископальный баптист!

И Джим ушел.
Уилл крепко прижал книги к груди. Они стали влажными от его ладоней.

Не оглядывайся! думал он. Не оглядывайся!

Не буду! Не буду!

Он заставил себя смотреть только в сторону своего дома, и он пошел по этой дороге. Быстро пошел.
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На полпути к дому Уилл увидел перед собой тень и услышал ее тяжелое дыхание за спиной.

— Театр закрылся? — спросил Уилл, не оборачиваясь.
Джим довольно долго молча шел рядом и лишь потом сказал:
— Дом пустой.

— Отлично!

Джим плюнул.

— Проклятый баптистский проповедник ты!

Из-за угла, словно перекати-поле выкатился огромный ком блеклой бумаги, который подскочил, затем, вздрогнув, прижался к ногам Джима.

Уилл со смехом сграбастал бумагу, швырнул по ветру — пусть летит! И вдруг перестал смеяться.

Мальчишки, наблюдая за удаляющимся, пролетающим между деревьями блеклым, шуршащим комом, неожиданно похолодели, замерли.

— Подожди минутку… — Медленно сказал Джим.
И вдруг они закричали, запрыгали и побежали.

— Не порви его! Осторожней!

В силке их рук бумага затрепетала как птица, хлопающая крыльями.
«Приходите двадцать четвертого октября!»

Их губы шевелились, следуя за словами, набранными шрифтом рококо.

«Кугера и Дакка…»

«Карнавал!»

«Двадцать четвертое октября! Это завтра!»

— Этого не может быть, — сказал Уилл. — Ведь все карнавалы кончаются в сентябре после Дня труда…
— Гляди-ко! Тысяча и одну чудо! Смотри!

«Мефистофель; Пьющий Лаву! Мистер Электрико! Монстр Монгольфьер!»
— Воздушный шар, — сказал Уилл, — Монгольфьер — это воздушный шар.

«Мадемуазель Таро!» — прочитал Джим. — «Повешенный человек. Дьявольская гильотина! Разрисованный Человек». Ничего себе!

— Это всего лишь старое пугало с татуировкой!
— Нет. — Джим дунул на бумагу. — Он разрисованный. Специально. Смотри! Покрыт чудовищами! Целый зверинец! — Джим стрельнул глазами. — Гляди! Скелет! Разве это не замечательно, Уилл? Не просто тощий человек, нет, но «Скелет!» Смотри! Пылевая Ведьма! Что это за Пылевая Ведьма, Уилл?
— Грязная старая цыганка.
— Нет. — Джим прищурился, разглядывая картинки. — Цыганка, которая родилась в пыли, выросла в пыли и однажды убралась обратно в пыль. Гляди дальше: «Египетский зеркальный лабиринт!» Увидишь сам себя десять тысяч раз! «Храм искушений святого Антония»!
— «Самая прекрасная… — начал Уилл.

— …женщина в мире!» — закончил Джим.

Они посмотрели друг на друга.

— Разве может карнавал иметь Самую Прекрасную Женщину на Земле в каком-то вставном номере, в интермедии, Уилл?
— Ты когда-нибудь видел карнавальных леди, Джим?

— Так, так… медведи гризли… Но как попал сюда этот рекламный листок…
— Да заткнись ты!

— Ты сердишься на меня, Уилл?

— Нет, не сержусь. Возьми его!

Ветер вырвал бумагу из их рук.

Рекламный листок взлетел над деревьями и исчез в каком-то идиотском прыжке.

— Все это сущее вранье. — Уилл с трудом перевел дух. — Карнавалы не устраивают так поздно. Глупая и никчемная выдумка. Кто пойдет на этот карнавал?

— Я. — Джим спокойно стоял в темноте.

И я, подумал Уилл, и представил, как сверкнул нож гильотины, представил египетские зеркала, разбрасывающие веера света и дьявольского человека с зеленовато-желтой кожей, отхлебывающего лаву, словно крепко заваренный чай.
— Эта музыка… — пробормотал Джим. — Орган-каллиопа… Она должна прийти ночью!

— Карнавал приходит на утренней заре.

— А что скажешь о лакрице и сахарной вате — это их запах, мы унюхали?
И Уилл подумал об ароматах и звуках, плывущих по реке ветра с той стороны, где темнели дома, подумал о мистере Тетли, слушающем своего друга, деревянного индейца; о мистере Кросеттти с его единственной слезой, сверкая скатывающейся по щеке; о рекламном столбе парикмахера с красной полосой, непрерывно скользящей вокруг и вверх, снова и снова из никуда прочь в вечность.

У Уилла застучали зубы.

— Пойдем домой.

— Мы и есть дома! — удивленно крикнул Джим.

Сами, того не сознавая, они уже подошли к своим домам, до которых оставалось лишь несколько шагов.
Стоя на крыльце, Джим повернулся и тихо спросил:

— Уилл, ты не сердишься?

— Ни черта я не сержусь.

— Мы не пойдем на ту улицу к тому дому, к театру, еще месяц. Еще год! Я клянусь.

— Верю, Джим, верю.

Они стояли, держась за дверные ручки, и Уилл взглянул на крышу дома Джима, где в холодных лучах звезд сверкал громоотвод.
Буря пришла. Буря не приходила.

Это не имело значения, он был рад, что Джим установил на коньке крыши это замечательное приспособление.

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи.

Их двери захлопнулись одновременно.
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Уилл отворил дверь и тут же прикрыл ее. Время было позднее, и он старался не шуметь.
— Так-то лучше, — послышался голос мамы.
Проскользнув через холл, Уилл, мельком издали, заглянув в гостиную, заметил лишь, где расположились родители, его заботила сейчас лишь эта привычная картина, лишь мама и отец, сидевший на своем месте (уже дома! значит, они с Джимом дали хорошего круголя!), отец держал книгу, но читал невнимательно, по диагонали. Мама вязала, сидя в кресле у огня и тихонько мурлыкала себе под нос, напевала что-то уютное, как песенка закипающего чайника.
Он хотел подойти к ним, но не решился; они были совсем рядом и вместе с тем далеко-далеко. Внезапно они показались ужасно маленькими в этой слишком большой комнате, в слишком большом городе, в гигантски-огромном мире. В этом ничем не защищенном, открытом всем несчастьям месте они оказывались во власти чего-то угрожающего, что должно обрушиться на них из ночной тьмы.
И на меня тоже, подумал Уилл. И на меня.
И в этот миг он полюбил их за эту их малость даже больше, чем раньше, когда они казались высокими и сильными.

Пальцы матери перебирали спицы, ее губы отсчитывали петли, она была счастливейшей женщиной, которую он видел постоянно и всегда любил. Он вспомнил вдруг зимний день и себя в оранжерее, пробирающегося сквозь густые джунгли, покрытые сочной листвой, он ищет кремово-розовую тепличную розу, одиноко парящую в воздухе где-то в запущенной части чудесного сада. Такой же виделась ему и мать с ее улыбкой, теплой как парное молоко, она была счастлива, счастлива сама по себе, счастлива в этой комнате.
Счастливая? Но, как и почему?
Здесь же в двух шагах от нее сидел привратник библиотеки, непривычно выглядевший без своей униформы, но его лицо все еще оставалось лицом человека, который более счастлив, когда остается один ночью в глубоких мраморных подвалах, в сквозняке коридоров, где он шуршит своей щеткой.

Уилл глядел на них и не мог понять, почему эта женщина была так счастлива, а мужчина этот так печален.
Отец, глубоко задумавшись, глядел на огонь, одна рука расслабленно повисла, в ней зажат ком смятой бумаги.
Уилл прищурился.

Он вспомнил ветер, подхвативший выцветшую афишу, которая легко и быстро полетела к деревьям. И вот бумага того же самого цвета смята отцовскими пальцами вместе со строчками, набранными шрифтом рококо.

— А вот и я!
Уилл вошел в гостиную.

И тотчас лицо мамы осветилось улыбкой, которая засияла как вторая лампа.

Папа, напротив, казалось, был поражен и смотрел испуганно, словно участвовал в преступлении.
Уилл хотел спросить: «Что ты думаешь об этой афишке?..»

Но отец быстро запихнул смятый листок глубоко под чехол кресла.

Мама тем временем листала книги, принесенные из библиотеки:

— Они превосходны, Уилл!

Уилл же стоял с Кугером и Даком на языке, но произнес совсем другое:

— Ветер действительно принес нас домой, папа. Улицы полны летающей бумаги.

Отец не удивился его словам, не вздрогнул, даже не кивнул.
— Есть что-нибудь новенькое, папа?

Рука отца тихонько полезла под чехол кресла. Он поднял серые, слегка взволнованные, очень усталые глаза и пристально посмотрел на сына:
— Каменный лев исчез с библиотечной лестницы. Теперь будет рыскать по городу, выискивая христиан. Никого не найдет. Захватил в плен только одну из здешних, а она хорошая кухарка.
— Вздор, — сказала мама.
Поднимаясь вверх по лестнице к себе в комнату, Уилл услышал то, что отчасти и ожидал услышать.

Тихое шуршанье чего-то, что было брошено в огонь. Мысленно он увидел отца, стоящего у камина и наблюдающего, как бумага корчится, прежде чем превратиться в золу…

«Кугер… Дак… Карнавал… Ведьма… Чудеса…»

Он хотел вернуться вниз, встать рядом с отцом, который вытянул руки, согревая их у огня.

Вместо этого он медленно поднялся по ступеням и захлопнул дверь своей комнаты.

Иногда по ночам, лежа в постели, Уилл прижимал ухо к стене, чтобы послушать голоса родителей, и если они произносили правдивые вещи, он продолжал слушать, а если сказанное было неправдой, он отворачивался. Если разговор заходил о времени, о прошедших годах или о нем самом, или о городе, или о неисповедимости путей Господних, о Божьей справедливости, управляющей миром, он тайно слушал, уютно устроившись в теплой постели, эти слова, произносимые обычно отцом. Ведь зачастую он стеснялся беседовать с ним в обществе других людей, внутри какого-то круга знакомых или даже наедине, впрочем, это уже особая тема. Но отец всегда привлекал его. В голосе отца таилась одна особенность — он был богат и переменчив, звучал высоко или низко, голос был как легкая рука, тихо плывущая в воздухе, словно белая птица, выводящая в полете свои узоры и образы, он обострял слух и разум, заставлял видеть внутренним взором то, что обычно недоступно.
Особенность папиного голоса крылась в звуке, который исторгала истина… Этот звук истины, раздавшийся в пустоте города или обычной деревушки, может очаровать любого мальчишку. Много ночей Уилл дремал, таким образом, и его чувства были как остановившиеся часы, которые пропели вполголоса, прежде чем замолкнуть. Папин голос был полуночной школой, учившей постигать глубины времени, где главным предметом была сама жизнь.
И сегодня выдалась именно такая ночь; глаза Уилла закрылись, голова прижалась к прохладной штукатурке. Сначала папин голос, как конголезский барабан тихо гудел за горизонтом. Мамин голос (со своим прекрасным сопрано она выступала в хоре баптистов) еще не вступил, он лишь подавал скромные реплики. Уилл представил себе, как отец потянулся, обращаясь к пустому потолку:
— …Уилл … заставляет меня чувствовать себя таким старым… ведь по-настоящему-то, мужчина должен играть со своим сыном в бейсбол…

— Вовсе не обязательно, — мягко прозвучал женский голос. — Ты хороший человек и хороший отец.

— …В плохом сезоне. Черт побери, мне же, когда он родился, было сорок! И ты. Люди спросят, с кем ты породнилась?.. Господи, о какой чепухе думается, когда лежишь в постели.

Уилл услышал, как отец повернулся в темноте и сел. Чиркнула спичка, трубка задымила. Окна задребезжали от ветра.
— …Человек с афишей под мышкой…
— …Карнавал, — звучал материнский голос, — этот последний в нынешнем году?

Уилл хотел отвернуться, но не мог.

— …Самая прекрасная женщина в мире… — бормотал отцовский голос.

Мама тихо смеялась:

— Ты знаешь, что это не я.
Нет! подумал Уилл, это ж из афиши! Почему же папа не скажет!!?

Потому, ответил Уилл сам себе, что кто-то дурно поступает. Ох, кто-то поступает дурно!

Уилл вдруг увидел бумагу, которая вертелась среди деревьев, вспомнил слова, отпечатанные на ней: «Самая прекрасная женщина», и лихорадочный жар охватывал его щеки. Он думал: Джим, Театральная улица, обнаженные люди на сцене-окне в этом театре; люди, помешанные на китайской опере; странная схватка этих, помешанных на китайской опере — дзюдо, джиу-джитсу; индейские головоломки; и отцовский голос, мечтательный, печальный, очень печальный, печальнейший голос… много, слишком много всего, чтобы понять. И вдруг он испугался того, что папа не захотел сказать об афише, которую тайно бросил в огонь. Уилл выглянул из окна. Там! Как белое перо! Бледная бумага танцевала в воздухе.
— Нет, — прошептал он. — Никакой карнавал не придет так поздно. Этого не может быть. — Он нырнул под одеяло, включил ночник и раскрыл книгу. Первая же картинка, которая попалась на глаза, изображала хлопающую крыльями доисторическую рептилию, которая не появлялась в ночном небе уже миллион лет.

Черт возьми, подумал он, в спешке я утащил книжку Джима, а он схватил одну из моих.
Но это была прелестная рептилия.

И уже засыпая, он подумал, что слышит внизу шаги неугомонного отца. Хлопнула входная дверь.

Неизвестно почему, отец так поздно отправился в нижнюю часть города на работу; он взял с собой щетки или книги, и теперь уходит все дальше и дальше…

А мать на удивление крепко спала, не зная, что он ушел.
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Еще никто в мире не обладал именем, так хорошо слетающим с языка.

— Джим Нейтшейд. Это я.

Когда стоял, Джим был высоким, а теперь улегшись в кровать и растянувшись на матраце, он стал длинным; его костям было удобно в его теле, а его телу было привычно на его костях. Библиотечные книги, так и не открытые, лежали возле его расслабленной правой руки.

Его глаза были ждущими и темными как сумерки, под ними таились тени, наложенные временем; его мать сказала, что до сих пор помнит, как он едва не  умер в три года. Его темные волосы цветом походили на каштаны, и жилки, бьющиеся на висках, на лбу, на шее и на запястьях его слабых рук были темно-голубые. Он был мраморно-бледным в темноте, этот Джим Нейтшейд, мальчик, который, взрослея, все меньше говорил и меньше улыбался.

Беда Джима состояла в том, что он видел лишь  тот мир, который был перед глазами и не могу увидеть его суть, то, что кроется позади него. А если ты всю свою жизнь никогда не смотришь на суть, и тебе тем временем уже тринадцать, ты и в двадцать лет будешь лишь копаться в грязном белье этого мира.

Уилл Холлуэй даже в годы отрочества всегда смотрел поверх вещей, заглядывал за них или рассматривал одну их сторону. Поэтому в тринадцать он имел уже целых шесть лет, наполненных яркими впечатлениями.

Джим знал каждый сантиметр своей тени, мог вырезать ее из плотной бумаги, свернуть в рулон или поднять на флагштоке как знамя.
Уилл, взглянув порой на свою тень, повсюду следующую за ним, удивлялся ей. Так было с ним, а что было, то было.

— Джим, ты проснулся?
— Да, мама.

Дверь приоткрылась и тут же захлопнулась. Он почувствовал, что совсем проснулся, но еще лежал в кровати.

— Джим, почему у тебя руки как лед. Не надо так распахивать окно на ночь. Подумай о своем здоровье.

— Непременно.

— Не говори «непременно» таким тоном. Что ты можешь знать, ведь у тебя не было троих детей, и ты не потерял всех, кроме одного.

— Никогда и не собираюсь кого-нибудь заводить, — сказал Джим.

— Ты просто так это говоришь.

— Я знаю это. Я знаю все.

Она подождала одно мгновенье.

— Что ты знаешь?
— Нет никакой пользы увеличивать число людей. Ведь люди все равно умирают.

Его голос был очень спокойным, тихим и почти печальным:

— Это все.

— Почти все, — ответила мать. — Ты здесь, Джим. Если бы тебя не было, я бы давным-давно сдалась.

— Мам… — Джим надолго замолчал, а потом продолжил: — Ты можешь вспомнить папино лицо? Я похож на него?

— Тот день, когда ты уйдешь, станет днем, когда он навсегда меня покинет.
— Кто уйдет?

— Почему с самого рождения, Джим, ты такой быстрый?.. Я никогда не видела никого, кто двигался бы так много, как ты; только во сне приходилось видеть такое. Обещай мне, Джим, вот что: куда бы ты не уходил, возвращайся домой и приводи с собой кучу детишек. Разреши им бегать, прыгать, беситься. И позволь мне побаловать их, потетешкаться с ними.
— Вот уж не собираюсь вешать на себя такую обузу.
— Чем же ты собираешься заниматься, Джим? Коллекционировать деньги? Когда-нибудь тебе придется взвалить на себя обузу.

— Ни за что.

Он поднял взгляд. На ее лице оставили следы долгие и давние страдания. Синяки под глазами никогда не проходили.

— Будешь жить, будешь и страдать, — сказала она из ночного сумрака. — Но когда наступит время, когда соберешься уходить, скажи мне. Попрощайся со мной. Иначе я не смогу позволить тебе уйти. Было бы ужасно, если б ты ушел, не простясь.

Неожиданно она поднялась и пошла, опустить окно.
— И почему это мальчишки любят распахнутые окна?

— Потому что кровь горячая.

— Кровь горячая… — повторила она, одиноко стоя у окна, и добавила: — Двумя словами сказано обо всех наших горестях. Только не расспрашивай ни о чем.

Дверь закрылась за ней.

Оставшись один, Джим вновь поднял раму окна и выглянул в совершенно ясную ночь.
Буря, подумал он, ты там?

Да.

Чувствует… далеко к западу… парень что надо, быстро бежит по просторам земли!
Тень громоотвода пересекала дорогу.

Джим жадно вдохнул холодный воздух, неожиданно его охватило веселое возбуждение.
Почему, подумал он, почему я не заберусь наверх и не выломаю, не сброшу этот громоотвод?
И потом посмотреть, что случится?

Конечно.

И потом посмотреть, что случится!
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Как раз после полуночи.

Шаркающие шаги.

Вдоль пустынной улицы шел торговец громоотводами, рука в бейсбольной перчатке помахивала почти пустой кожаной сумкой, лицо было спокойно. Он завернул за угол и остановился.
Словно сделанные из мягкой бумаги, белые ночные бабочки бились в окно пустого магазина.

В окне на козлах для пилки дров, словно большая погребальная лодка из стекла цвета утренней звезды, лежит громадный кусок льда Аляскинской холодильной компании, вырубленной для того, чтобы сверкать на гигантской арене.

И в этот лед была впаяна самая прекрасная женщина в мире.

Улыбка торговца громоотводами медленно сошла с губ.

В сонной холодности льда эта женщина цвела вечной молодостью, подобно существу, погребенному под снежной лавиной тысячу лет назад.

Она была прекрасна как предстоящее утро и свежа как завтрашние цветы, она была прелестна, как любая девушка, когда мужчина, закрыв глаза, видит ее лицо, словно драгоценную камею, проступившую изнутри на его веках.
Торговец громоотводами вспомнил, что в этом случае полагается вздохнуть.
Когда-то, давным-давно, прохаживаясь среди мраморов Рима и Флоренции, он видел женщину, похожую на эту, но застывшую в камне, а не во льду. Однажды, блуждая по Лувру, он нашел женщину, похожую на эту, купавшуюся в летних лучах и написанную красками. Однажды после начала сеанса, прокрадываясь по прохладному гроту кинотеатра к свободному месту, он взглянул вверх и вдруг почувствовал себя мальчишкой, увидев хлынувшее на него потоком из темноты лицо женщины, которого он никогда с тех пор не встречал, лицо, словно вырезанное из молочно-белой кости, сотканное из лунной плоти; он застыл, глядя на экран, осененный движением ее губ, завороженный птицекрылым трепетанием ее глаз, снежно-бледно-мертвенно-мерцающим свечением ее щек.

Так из прошлых лет нахлынули образы и воплотились внутри ледяного кристалла.
Какого цвета были ее волосы? Они были светлы до белизны и могли принять любой цвет, любой цвет, если б однажды освободились вдруг от ледяного покрова.

Какого она была роста?

Призма льда легко могла увеличить или уменьшить его в зависимости от того, с какой стороны вы подходили к пустому магазину, под каким углом смотрели в окно, облюбованное безмолвно-ночными, нежно-хлопающими, беспрестанно-бьющимися, любопытными бабочками.
Впрочем, совершенно неважно, какого она роста.
Самое главное — торговец громоотводами даже вздрогнул — он знал одну экстраординарную вещь.
Если бы каким-то чудом внутри ледяного сапфира открылись ее веки, и она взглянула бы на него, он узнал бы, какого цвета у нее глаза.
Он знал,  какого цвета должны быть ее глаза.
Если б войти в этот единственный ночной магазин…

Если бы протянуть свою руку, тепло этой руки могло бы… что?

Растопить лед.

Торговец громоотводами долго стоял перед окном, потом вдруг закрыл глаза.

Вздохнул.

Вздох его был горячим от внутреннего жара.

Он коснулся рукой двери магазина. Дверь дрогнула, открываясь. Его охватил ледяной арктический воздух. Он вошел.

Дверь закрылась.

Белая как снежинка ночная бабочка неслышно стучалась в окно.
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Затем полночь. Городские часы, отбивающие час, два и затем, ранним утром, три; эти удары, стряхивающие на высоких чердаках пыль со старых игрушек, заставляющие шелушиться амальгаму старых зеркал, выставленных на чердаки; удары, вызывающие сны о часах у всех детей, спавших в своих постелях.

Уилл слышал бой городских часов.
Но тут же снова окунулся в сон о прериях, услышал мощное гудение локомотива, мерный стук плавно идущего поезда.

Вдруг он сел в постели.

В доме через дорогу, как в зеркале повторив то же движение, сел Джим.

И тут начал играть паровой орган-Каллиопа, играть совсем тихо, словно бы тоскуя про себя, словно бы за миллион миль отсюда.

 Приблизившись к окну, Уилл вдруг отпрянул назад, и то же самое сделал Джим. Не произнеся ни слова, они пристально посмотрели поверх деревьев, кроны которых шумели как прибой.

Их комнаты были на верхнем этаже, как и следует располагаться комнатам подростков. Отсюда из своих окон они могли вести взглядами прицельный огонь на дистанции, доступные разве что артиллерии, они стреляли глазами дальше библиотеки, мимо городского выставочного зала, дальше складов, коровников, полей фермеров, туда, где расстилались пустынные прерии!

Там, на краю земли, манящая улитка железнодорожных путей уползала вдаль, оставляя неистовые жестикуляции лимонных или вишневых огней семафоров, обращенные к звездам.
Там, у пропасти, где кончается земное пространство, поднималась тонкая как перо струйка пара, словно первое облачко грядущей грозы.
Вот появился и сам поезд — звено за звеном, цепью вслед за локомотивом; платформа с углем, а затем пронумерованные многочисленные, крепкоспящие, полностью заполненные снегом вагоны, которые следовали за мерцающей как светлячок, монотонно отстукивающей свою песню молотилкой на колесах, навевающей осеннюю дремоту даже самим ревом огня в топке. Эти адские огни заставили зардеться оглушенные грохотом холмы. Отсюда, издалека, можно было вообразить, что там, у топки люди с бицепсами, как ляжки буйволов, сгребают огарки метеоров и бросают в топку локомотива.
Паровоз!
Оба мальчишки исчезли, вернулись и подняли свои бинокли.

— Паровоз!

— Времен Гражданской войны! Такой дымовой трубы не было с 1900 года!

— И все остальное на этом поезде такое же старое!

— Флаги! Клетки зверинца! Это  карнавал!

Они прислушались. Сначала Уилл подумал, что слышит свое учащенное дыхание. Но нет — это доносилось с поезда, на нем рыдал паровой орган-Каллиопа.

— Похоже на церковную музыку!

— Черта с два. Зачем карнавалу церковная музыка?
— Не поминай черта, — зашипел на него Уилл.

— Черт побери. — Джим раздраженно выглянул из окна. — Я весь день сдерживался. Все спят, никто не слышит — черт возьми!
Музыку от их окон отнесло ветром. Гусиная кожа, проступившая от утреннего холода на руках Уилла, грозила превратиться в фурункулы.

— Это и есть церковная музыка. Только измененная.

— От этой болтовни я замерз, давай-ка лучше сбегаем туда и посмотрим, как они устраиваются!

— В три часа утра?

— В три часа утра!

Джим исчез.
Через секунду Уилл наблюдал уже, как Джим кружился за окном, натягивая рубашку; они метались и спешили, пока этот мрачный поезд исчезал в ночной мгле, пыхтя и раскачиваясь, утаскивая окутанные черным паром вагоны, клетки цвета лакрицы и смутные звуки органа-Каллиопы, наигрывавшего сразу три разных гимна, которые смешались, потерялись, а может, и вовсе не звучали.
— Ничего там не идет, не едет!

Джим соскользнул по водосточной трубе на газон.

— Джим! Погоди!

Уилл, путаясь в одежде, наконец-то собрался.

— Джим, не уходи один!

И побежал следом.
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Иной раз видишь высоко парящего бумажного змея, который кажется разумным существом, знающим воздушные течения. Он путешествует сам по своему разумению, затем выбирает понравившееся место, именно такое, а не другое, и ничего не значит, как вы дергаете за бечевку, бежите этой или другой дорогой; он при желании просто разорвет эту бечевку, сядет отдыхать, куда захочет и притащит за собой вас, в досаде до крови искусавшего губы.
— Джим! Подожди меня!

Джим сейчас и был таким бумажным змеем с обрезанным шнуром, он по собственному соображению уносится от Уилла, который только и может, что бежать по земле за ним, летящим так высоко в молчащей темноте, ставшим неожиданно таким непривычным и странным.

— Джим, я здесь!

И догоняя друга, Уилл думал: это ж, братец, все давно известно. Я разговариваю. Джим бежит. Я выворачиваю камни, Джим выхватывает из-под камней всякую дрянь. Я взбираюсь на холмы. Джим кричит с колоколен. Я получил банковский счет. Джим получил копну волос, уменье кричать, рубаху на спину, теннисные туфли на ноги. Как я пришел к мысли, что он богаче? Наверное, потому, подумал Уилл, что я сижу на камне и греюсь на солнце, а старина Джим чувствует, как волоски на руках шевелятся от лунного света, и пляшет вместе с жабами. Я пасу коров. Джим приручает ядозуба. Дурак! Кричу я на Джима. Трус! Отвечает он мне. Вот так мы и идем!

И они понеслись из города через поля, выбежали к железной дороге, спрятались и замерли под мостом при луне, взошедшей над холмами и высветившей росу на лугах.
Карнавальный поезд загромыхал по мосту. Орган-Коллиопа застенал и заплакал.
Джим уставился наверх:

— Там никто не играет, там нет органиста!
— Давай-ка без шуток, Джим!

— Клянусь честью матери! Смотри!
Проносясь мимо, трубы органа сверкали под звездами, и действительно, никто не сидел за высоким пультом. Ветер вдувал в трубы ледяной от росы воздух, и возникала музыка.
Друзья побежали. Поезд скрылся за поворотом, раскачивая погребальный колокол, позеленевший и замшелый, словно поднятый со дна моря; он звонил и звонил. Затем паровозный свисток выбросил огромную струю пара, и Уилл вынырнул из нее, усыпанный жемчужными крупинками льда.

Поздней ночью Уилл слышал, как поезд свистел в пути, выпуская вдоль края сна одинокую и далекую струю пара, и не имело значения близко или далеко раздавались свистки. Иногда он просыпался и чувствовал слезы на щеке, спрашивал себя, почему плачет, поворачивался в постели, прислушивался и думал: это они заставили меня плакать, уходя на восток, отправляясь на запад, эти поезда, скрывающиеся среди просторов страны, они тонут в потоках сна, льющихся из городов.
Те поезда и их печальные звуки навсегда потерялись между станциями, они не помнят, где были, не догадываются, где могли проходить, испуская за горизонтом свои последние слабые вздохи. Так было всегда со всеми поездами.
О, этот паровозный свисток!

Стенания целой жизни были собраны в нем из других ночей, дремавших в других городах; подвывание дремлющих при луне собак, просачивание через рамы балконов январских ветров, несущих речной холод, от которого кровь стынет в жилах; плач тысячи тревожных сирен; или еще хуже! — обрывки дыхания, стоны протеста миллиарда людей, умерших или умирающих, но не желающих быть мертвыми, их стоны и вздохи, вырывающиеся из-под земли!
Слезы навернулись на глаза Уилла. Он склонил голову. Он встал на колено. Он притворился, что зашнуровывает ботинок.

Но затем он увидел, что Джим зажал руками уши и глаза его тоже мокры от слез. Вопль паровоза был пронзителен. И Джим вопил, стараясь перекричать этот вопль. Свисток визжал. И Уилл визжал, пытаясь перекрыть этот визг.

Потом этот миллиард голосов стих, как если бы поезд нырнул в огненную бурю, охватившую землю и растворился в ней.
Поезд несся, едва касаясь рельсов, мягко скользя по ним; над ним развевались мрачные знамена, черное конфетти падало к подножью холма, распространяя слабый запах сахарной ваты; мальчики гнались за ним; воздух был так холоден, что каждый вдох походил на порцию мороженого.

Они взобрались на последний холм, чтобы оглядеться.
— Ну, братец… — прошептал Джим.

Поезд укатил в глубь лунного луга, куда городские парочки любили наведываться, чтобы полюбоваться восходом луны среди простора, похожего на море, заполненного по весне травой, в конце лета сеном или снегом зимой; невыразимое удовольствие прогуливаться вдоль шуршащих берегов и любоваться луной, трепетавшей среди бескрайней равнины.

Наконец, карнавальный поезд замер в осенней траве, здесь на заброшенной железнодорожной ветке вблизи леса, и друзья, подкравшись, легли под кустом, ожидая, что же будет дальше.
— Какая тишина… — прошептал Уилл.

Поезд только что остановился посредине осеннего поля; ни души не было на паровозе, ни души в тендере, ни души в любом из вагонов; все мрачно чернело под луной, и лишь легкие потрескивания и постукивания охлаждающегося металла раздавались на рельсах.

— Тссс… — сказал Джим. — Я чувствую: они идут сюда.

Уилл ощутил, как мурашки поползли по телу.

— Ты думаешь, они знают, что мы подглядываем за ними?

— Может быть, — ответил Джим, и в голосе его прозвучали радостные нотки.

— Тогда, почему же орган играл сам по себе, без них?
— Когда я разберусь в этом, — Джим улыбнулся, — то скажу тебе. Смотри-ка!

Раздался шорох.

С неба, словно возникнув из ничего, затеняя луну, опускался зеленоватый воздушный шар.
Он тихо плыл по ветру в двухстах ярдах от них.
— Гляди: под ним корзина! В ней кто-то сидит!
Но тут высокий человек спрыгнул с подножки служебного вагона; он был похож на капитана, решившего познакомиться с погодными условиями, с приливами и отливами этого внутреннего моря. Весь в черном с затененным лицом, он направлялся к середине луга и, остановившись, протянул к небу руки в черных перчатках.
Он сделал несколько странных движений.

И тут поезд ожил.

Сначала в одном из окон поднялась голова, затем рука, затем другая голова, вроде как у кукол в театре марионеток. Неожиданно два человека в черном пронесли по шелестящей траве темный столб шатра.
Стояла такая тишина, что Уилл не мог пошевелиться, чтобы удрать отсюда, тогда как Джим, блеснув при луне широко раскрытыми глазами, жадно смотрел на происходящее.
Карнавал должен быть весь в грохоте, в хохоте, в реве, словно лесоповал в тропическом лесу, где люди с азартом, пылая и неистовствуя, скатывают огромные стволы среди треска и пыли, среди напряженных лошадиных мышц, среди слонов, стадами пробивающихся сквозь ливни пота, пока зебры ржут и дрожат, схваченные полосами на своей шкуре, словно тенетами западни.

Но то, что происходило здесь походило на старые немые кинофильмы, на театр молчаливых черно-белых теней; серебристое жерло луны безмолвно курилось клубами света; жесты, сделанные в молчании, были настолько тихи, что вы могли слышать, как ветер играет пушком на ваших щеках.

Большинство теней деятельно суетилось около поезда, перетаскивая клетки со зверями по лугу, где с погасшими глазами бродила сама темнота, и орган стоял безмолвный, если не считать едва различимую идиотскую мелодию, которую, странствуя по трубам, вызывал легкий бриз.

Инспектор манежа стоял в середине луга. Воздушный шар неподвижно висел в небе, словно огромная головка заплесневевшего зеленого сыра. Затем наступила полная темнота.

Последнее, что увидел Уилл, пока облака окончательно не закрыли луну, был шар, внезапно устремившийся вниз.

В ночной тьме он почувствовал, как люди разом принялись за работу, которую нельзя разглядеть. Он ощущал воздушный шар как огромного жирного паука, перебирающего стропы, канаты и столбы, поднимающего в небо ткань, похожую на гобелен.

Облака сгустились. Шар смутно виднелся на их фоне.

На лугу высился скелет будущего цирка-шапито: стояли опорные столбы с натянутыми тросами, ожидающие, когда их накроет брезент.

Облака клубились возле луны. Скрытый тенью, Уилл дрожал от холода и страха. Он различил в темноте, что Джим пополз вперед и схватил его за лодыжку, показавшуюся окостеневшей.
— Погоди! — сказал Уилл. — Они выносят брезент!

— Нет, — ответил Джим. — Ох, нет…

Непонятно, каким образом, они оба знали, что тросы, накинутые на столбы, захватывают облака, свободно раскраивают их, и в струях ветра их сшивает какая-то чудовищная тень, превращая в брезент, пока шатер не приобрел нужной формы. В заключение раздался треск огромных, хлопающих на ветру флагов.
Движение прекратилось. Во тьме не существовало ничего, кроме безмолвной кромешной тьмы.
Уилл лежал с закрытыми глазами и слышал биение огромных, черных как нефть крыльев, словно неподалеку чудовищная древняя птица опускается вниз, чтобы жить и дышать, угнездившись на ночном лугу.

Облака сдуло прочь.

Воздушный шар улетел.

Люди ушли.

Шатры и балаганы, укрепленные на столбах и стропах, колыхались волнами и шумели как черный дождь.
Внезапно открылась длинная дорога, ведущая к городу.

Уилл инстинктивно огляделся вокруг.

Ничего, кроме травы и шорохов.

Он медленно повернулся и посмотрел назад, где в темноте и безмолвии шатры казались пустыми.

— Мне это не нравится, — сказал он.
Джим не мог оторвать глаз от ночного зрелища.

— Да, — прошептал он. — Вот это да…

Уилл встал, Джим продолжал лежать на земле.

— Джим! — позвал Уилл.

Джим дернул головой, словно его ударили. Затем встал на колени и попытался подняться. Тело его поворачивалось, но глаза были прикованы к этим черным флагам, к огромным рекламам предстоящих шоу, трепещущим подобно невиданным крыльям, к горнам, зовущим на представления, и к демоническим  улыбкам на плакатах.
Пронзительно закричала птица.

Джим вскочил. Джим задыхался.

Тени облаков над холмами вселяли панический ужас, понуждая спасаться.

Два одиноких мальчишки стремглав бежали к городу.
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Холодный воздух задувало в распахнутое окно библиотеки.

Чарльз Холлуэй долго неподвижно стоял перед ним.

Вдруг он оживился.

Внизу вдоль улицы пронеслись две тени, верней два подростка и за каждым шаг в шаг поверху гналась тень. Они едва прорисовывались в ночном воздухе, каждый в паре с этой тенью.
— Джим! — позвал пожилой человек. — Уилл!

Но голос его был едва слышен.

Мальчишки удирали по направлению к дому.

Чарльза Холлуэй выглянул из окна наружу.

Еще раньше, бродя один по библиотеке и позволяя своей щетке болтать о вещах, которые никто другой не могу услышать, он уловил свисток паровоза и растянутые органом-Каллиопой звуки церковных гимнов…

— Три… — вполголоса произнес он, стоя у окна. — Три утра…

Тем временем на лугу, где стояли балаганы, палатки и шатры, карнавал ожидал посетителей. Он ждал кого-то, кто мог бы перейти прибой травы, волновавшейся от ветра. Большие балаганы надулись наподобие кузнечных мехов. Они медленно выдыхали набранный воздух, который отдавал запахом каких-то древних тварей, трусливо прятавшихся внутри.

Но только одна луна заглядывала в темноту впадин и пещер, укрытых брезентом. Снаружи ночные твари виднелись только на карусели, где они прицепились к середине круга. В стороне раскинулись морские сажени Зеркального Лабиринта, который вместил многократные повторения пустого тщеславия, самолюбования и суеты, где одна волна отражений набегает на другую, тихонько седея с возрастом, выцветая и белея со временем. Некая тень при входе могла вызвать отражения, цвет которых говорит об испуге, об ужасе, и которые, возможно, могли бы помочь разгадать тайны, похороненные глубоко среди лунных месяцев прошлого. Если бы человека встал здесь, увидел бы он себя, ушедшим назад к вечности на миллиард отражений? Вернулись бы к нему назад миллиард его образов, каждое иго прошлое лицо, и лицо, которое после него, и лицо после этого старого, еще более старое, старейшее? Нашел бы он сам себя, потерянного в чудесной пыли там, вдали, в глубине времен, себя не пятидесяти, но шестидесятилетним, не шестидесяти, так семидесятилетним, не семидесяти, так восьмидесятилетним, девяносто-девяностодевятилетним?
Лабиринт не спрашивал.
Лабиринт не говорил.

Он просто стоял и ждал, подобно огромному арктическому айсбергу.

— Три часа…
Чарльза Холлуэя охватил озноб. Его кожа сделалась холодной, как у ящерицы. Он почувствовал тошноту, и на губах был вкус ночных испарений.

И, несмотря на это, он не мог отвернуться от окна библиотеки.
Далеко-далеко что-то блестело на лугу.

Это был лунный свет, сверкавший на громадном стекле.

Возможно, свет что-то говорил, возможно, это «что-то» было зашифровано.
Я пойду туда, подумал Чарльз Холлуэй, я  не хочу туда идти.

Мне нравится это, думал он, мне не должно это нравиться.

В следующий же миг дверь библиотеки захлопнулась за ним.
Направляясь домой, он прошел мимо окна пустого магазина.

Внутри стояли брошенные козлы для пилки дров.

Между ними разлилась лужа воды. В воде плавали куски льда. Во льду застыло несколько длинных прядей волос.

Чарльз Холлуэй заметил все это, но предпочел не рассматривать. Он повернулся и ушел. Вскоре улица была так же пуста, как витрина в лавке скобяных изделий.

Далеко-далеко на лугу в Зеркальном Лабиринте мерцали тени. Казалось, обрывки чьей-то еще не появившейся на свет жизни попались там в ловушку и ждали, когда оживут.

Итак, лабиринт ждал, его холодный пристальный взгляд был готов вобрать многих, кто как птица прилетал посмотреть, увидеть и улететь с пронзительным криком.
Но ни одна птица не прилетала.
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— Три, — сказал голос.

Уилл прислушался, озябший, но уже согревающийся, довольный, что есть крыша над головой, пол внизу, стены и дверь между ним и слишком большим риском снаружи, слишком большой свободой, слишком долгой ночью.

— Три…

Голос папы, который сейчас дома, который внизу, в холле, разговаривает сам с собой.

— Три…
Ведь это,  думал Уилл, и есть время, когда пришел поезд. Интересно, папа его видел или слышал? Нет, папа не должен был этого делать! Уилл сжался в постели. Но почему же? Он задрожал. Чего же Уилл испугался?

Карнавал приближается быстро как мрачный накат штормовых волн, выплескивающихся на берег. Ему и Джиму, и папе это известно, а ведь крепко спящему городу неизвестно что это такое?
Да. Уилл глубоко задумался. Да…

Три…

Три часа утра, думал Чарльз Холлуэй, сидя на краешке постели. Почему поезд пришел в этот час?
Потому, думал он, что час этот особенный. Ведь женщины никогда не просыпаются в три, не так ли? Они спят сном младенцев и детей. А вот мужчины среднего возраста? Они хорошо знают этот час. О, Господи, полночь — совсем неплохо, вы просыпаетесь и снова засыпаете; час ночи или два, тоже терпимо, вы беспокойно мечетесь, однако продолжаете спать. В пять или в шесть часов появляется надежда, что утренняя заря уже близка.

Но три, сейчас три, господи Иисусе Христе, три утра! Доктора говорят, в это время тело в отливе. Душа выходит из него. Кровь движется медленно. В этот час вы ближе к смерти, чем перед настоящим концом. Сон — клочок смерти, но в три часа утра, когда лишь звезды за вами наблюдают — это подлинная смерть! Вы грезите с открытыми глазами. Боже мой, если у вас хватит сил подняться, вы убьете половину своих снов и вырветесь к жизни! Но нет, вы лежите, прочно придавленный к глубокому дну. Луна заглядывает своей идиотской рожей в окно, чтобы взглянуть, как вы там распластались. Это долгий путь к вашему закату, к концу жизни, и мучительный путь к рассвету нынешнего дня, когда  вы собираете все дурацкие вещи, накопленные за целую жизнь, дурацкие прелестные вещи, сделанные другими людьми, знавшими, что хорошо, а что плохо, и давным-давно умершими… «И не было ли правдой, — вычитал он где-то, — что больше всего людей умирает в больницах именно в три утра, чем в любое другое время?..»
Стоп! Он безмолвно заплакал.

— Чарли? — спросила жена, не просыпаясь.

Он медленно снял другой ботинок.

Жена улыбалась во сне.

Почему?

Она бессмертна — ведь у нее есть сын.

Но ведь он и твой сын тоже!

Однако какой отец действительно верит этому? Ведь он не несет такого же бремени забот, как женщина, он не чувствует такой боли, как она. Какой мужчина, подобно женщине ложится спать поздней ночью и поднимается с ребенком в самую рань? Нежные, улыбающиеся женщины сами по себе достойная загадка. Что это за странные удивительные живые часы. Они вьют гнездо на ветках Времени. Они производят плоть, которая прочно поддерживает их и связывает с самой вечностью. Они живут, окруженные талантом, осознают свою власть и не нуждаются в благодарности. Да и зачем говорить о Времени, когда они сами и есть Время, и превращают мгновения мира, едва они приходят, в душевную теплоту и материнскую заботу? Как завидуют, а зачастую и ненавидят мужчины эти часы, пронизанные теплотой, этих женщин, которые знают, что они будут жить вечно. И что же мы делаем? Мы, мужчины, поступаем ужасным образом, потому что не можем совладать ни с миром, ни с самими собой, ни с любой другой вещью. Мы не видим непрерывности жизни, мы все разрушаем, мы падаем, слабеем, останавливаемся, разлагаемся или спасаемся бегством. Итак, поскольку мы не можем создавать Время, чем мы, мужчины, возмещаем этот недостаток? Бессонницей. Тем, что среди ночи таращим глаза.
Три часа утра. Вот наше вознаграждение. Три часа утра. Это полночь нашей души. Время отлива, когда душа угасает. И поезд прибывает в этот час безысходности и отчаяния… Почему?
— Чарли?..

Рука жены нашла его руку.

— С тобой… все в порядке… Чарли?

Она вновь задремала.

Он ничего не ответил.

Он не мог объяснить, что с ним.
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Поднялось желтое, как лимон солнце.

Купол неба был голубым.

Птицы с чистым и звонким пением парили в воздухе.

Уилл и Джим выглянули из окон.

Ничего не изменилось вокруг.

За исключение выражения глаз Джима.

— Прошлой ночью… — сказал Уилл, — случилось это или нет?

Оба пристально посмотрели туда, где вдали виднелись луга.

Воздух был сладким как сироп. Нигде, даже под деревьями они не могли отыскать ни одной тени.

— Шесть минут! — громко начал отсчет Джим.
— Пять!

Через четыре минуты кукурузные хлопья с молоком уже болтались у них в животах, а сами они, взметая пыль, вприпрыжку бежали по листьям, покидая город.

Попозже, задохнувшись от дикого бега, они зашагали спокойней и огляделись вокруг.
Карнавал был на месте.
— Ого… вот это да…

Карнавальные балаганы были такого же лимонного цвета, как и солнце; латунь духового оркестра отливала цветом пшеничных полей, которым те красовались всего лишь несколько недель назад. Флаги и знамена, яркие как синие птицы, хлопали крыльями над брезентами цвета львиной шкуры. Из палаток, шатров и киосков, окрашенных так же ярко, как сахарная вата, доносились замечательные, плывущие по ветру субботние запахи яичницы с беконом, горячих сосисок и блинов. Повсюду шныряли мальчишки. Повсюду за ними следовали непроспавшиеся отцы.

— Это самый простой старый карнавал, — сказал Уилл.

— Похожий на ад, — добавил Джим. — Прошлой ночью мы были как слепые котята. Иди-ка сюда!

Они прошли сотню ярдов в глубь карнавального городка. И чем дальше они уходили, тем больше убеждались, что не найдут людей, по-кошачьи пробиравшихся давешней ночью в тени воздушного шара, пока из грохочущих облаков сами собой складывались странные шатры и балаганы. Вблизи карнавал показывал лишь заплесневелые веревки, побитый молью и непогодой, кое-как накинутый от дождя брезент да выцветшую на солнце мишуру. Афиши, возвещавшие о представлениях, висели на столбах, как прибитые за крыло мертвые альбатросы, их трепало ветром, из-под них осыпалась старая краска, и в это время они лепетали что-то о чудесах вовсе не чудесного тонкого человека, толстого человека, человека с головой острой как кол, чечеточника и исполнителя хýлы.
Они бродили по карнавальному городку, но не находили ни таинственного полночного шара, наполненного газом зла, привязанного загадочными азиатскими узлами и кинжалам, воткнутым в черную землю, ни маньяков — билетных контролеров, способных на ужасную месть. Орган-Каллиопа возле билетного киоска не вопил о смертях и не мурлыкал самому себе идиотские песенки. Поезд? Он отъехал по железнодорожной ветке в нагретую солнцем траву, он был старым, изъеденным ржавчиной, но выглядел как громадный магнит, притянувший к себе через три континента ярды костей локомотива — шатуны и ведущие колеса, дымящиеся патрубки и старые кошмары, которые длятся лишь несколько секунд. Лишь он ничем не нарушил свой черный погребальный силуэт. Он словно бы просил позволения остаться таким и лежал мертвым телом в осеннем прибое, выбрасывая пар и оставляя себе черное, как порох, железо.
— Джим! Уилл!
К ним шла улыбающаяся мисс Фоли, их школьная учительница, преподававшая в седьмом классе.

— Ребята, — спросила она, — что случилось? Вы выглядите так, будто что-то потеряли.

— Да, — согласился Уилл и добавил: — Вы не слышали прошлой ночью игру органа-Каллиопы?
— Каллиопу? Нет…

— Тогда почему, мисс Фоли, вы так рано сюда пришли? — спросил Джим.

— Я люблю карнавалы, — ответила мисс Фоли, миниатюрная женщина, сияющая лучезарной улыбкой. — Я сейчас куплю сосисок, и вы покушаете, пока я ищу моего глупого племянника. Кстати, вы видели его?

— Вашего племянника?

— Да, Роберта. Он живет у меня пару недель. У него умер отец, и мать болеет в Висконсине. Я взяла его к себе. Он сегодня так рано убежал сюда. Пообещал меня встретить. Но вы же знаете мальчишек! А вы, по-моему, выглядите очень хмурыми. — Она протянула им сосиски. — Ешьте и не унывайте! Аттракционы открываются через десять минут. Я тем временем попробую отыскать этот Зеркальный Лабиринт и…
— Нет, — сказал Уилл.

— Что нет? — спросила мисс Фоли.

— Только не Зеркальный Лабиринт. — Уилл проглотил кусок сосиски и мысленно вгляделся в морские сажени отражений. Там никогда нельзя достичь дна. Это вроде зимы, охватившей все кругом и ждущей, чтобы убить своим ледяным сверканием… — Мисс Фоли, — продолжил он и удивился тому, что произнес его голос, — не ходите туда.

— Почему же?
Джим зачарованно поглядел на Уилла.

— Верно, скажи нам, почему туда нельзя?

И Уилл ответил нетвердо, словно сомневаясь:

— Там люди теряются…

— В этом, пожалуй, есть резон. Роберт мог там заблудиться, мог не найти выхода и бродит, пока я не схвачу его за ухо и не вытащу оттуда…

— Никогда нельзя сказать, — Уилл не мог оторвать глаз от миллионов миль сверкающего стекла, произнося это, — что плавая вокруг, можно выплыть оттуда…
— Плавать! — мисс Фоли засмеялась. — Что за чудесные мысли приходят к тебе сегодня, Уилли. Хорошо же — плавать, так плавать, ведь я старая рыба. Итак…

— Мисс Фоли!

Мисс Фоли покачнулась, но удержала равновесие, шагнула и скрылась в зеркальном океане. Они наблюдали, как она опускалась, погружаясь все глубже и глубже и, наконец, вовсе растворилась в серебре.

Джим схватил Уилла.
— Что все это значит?

— Черт побери, Джим, эти зеркала! Ведь они… Мне это не нравится. Я к тому, что они похожи на то, что случилось прошлой ночью.

— Милый мальчик, ты перегрелся на солнышке, — фыркнул Джим. — Этот лабиринт там… — Его голос оборвался. Он втянул холодный воздух, дующий между отблесков и отражений Лабиринта, словно из ледяного дома.

— Джим? Ты что-то сказал?
Но Джим молчал. Потом вдруг хлопнул себя по затылку.

— Это действительно случается! — крикнул он в изумлении.

— Что случается?

— Волосы! Я читал про это всю жизнь. В жутких историях об этом пишут в самом конце! Со мной это случилось сейчас!

— Черт возьми, Джим. И со мной тоже!

Они стояли в испуге, почувствовав, как по шее побежали холодные мурашки, и волосы на голове встали дыбом.
Там разворачивалось роскошное представление света и тени.

Проталкиваясь через Зеркальный Лабиринт, они видели двух, четырех, дюжину мисс Фоли.

Они не знали, какая из них была настоящей, поэтому они помахали им всем сразу.

Ни одна из мисс Фоли не обратила на них внимания и не махнула в ответ рукой. Она двигалась будто слепая. И как слепая ощупывала и царапала ногтями холодное стекло.

— Мисс Фоли!

Ее глаза широко раскрылись, как от вспышки магния, когда фотографируют; ее кожа сделалась совершенно белой, мисс Фоли стала похожа на гипсовую статую. Она двигалась в глубине стекла и что-то говорила. Она бормотала. Она хныкала. Вот она заплакала. Вот она закричала. Вот она завопила. Она билась о стекло головой, локтями, пьяно дергалась как ослепленный светом мотылек, воздевала руки и снова царапала стекло. «Господи, помоги! — Молила она. — Помоги, о Господи!»

И тут Джим и Уилл увидели в глубине зеркал свои собственные лица, такие же бледные, и свои широко раскрытые глаза.
— Мисс Фоли, идите сюда! — У Джима исказилось лицо.

— Сюда, вот так! — Но Уилл наткнулся лишь на холодное стекло.

Рука возникла из пустого пространства. Старая женская рука, вынырнувшая и погружающаяся в последний раз. Она судорожно схватилась за что-то, чтобы спастись. Этим что-то оказался Уилл. Она потащила его вниз, в пустоту.

— Уилл!

— Джим! Джим!

И здесь Джим удержал его, а он удержал ее и выхватил из безмолвных, стремительно двигающихся зеркал, выхватил из глубины необитаемых призрачных морей.

Они выскочили на волю к солнечному свету.

Мисс Фоли, прижав руку к ушибленной щеке, невнятно жаловалась, тяжело дышала, что-то бормоча, потом счастливо засмеялась и вытерла глаза.

— Спасибо вам, Уилл, Джим, ох, как же вас благодарить — ведь я бы утонула! Я имею в виду… ах, Уилл, как ты был прав! Бог мой, вы видели ее, она потерялась, утонула там, бедная девочка! О, бедная, пропавшая, милая… спасти ее, ох, мы должны спасти ее!
— Мисс Фоли, дорогая, вы ушиблись. — Уилл твердо отвел ее вцепившиеся в него руки. — О ком вы? Там никого нет.
— Я видела ее! Пожалуйста! Посмотрите! Спасите ее!

Уилл метнулся ко входу в лабиринт и остановился.
Билетный контролер окинул его ленивым пренебрежительным взглядом. Уилл вернулся к мисс Фоли.

— Клянусь, никто не входил перед вами или после вас, мэм. Это я виноват, что пошутил начет воды и глубины, поэтому должно быть вы запутались там, потерялись и перепугались…

Но если даже она и слышала его слова, она продолжала прижимать руку к губам, и ее голос был голосом кого-то, кто вынырнул из морской глубины после того, как утонул, находился под водой без воздуха, без надежды на жизнь и только теперь получил свободу.

— Ушла? Она на дне! Бедная девочка. Я знала ее. «Я знаю тебя!» — сказала я, когда всего минуту назад впервые увидела ее. Я махнула рукой, она кивнула: «Привет!» Я побежала — бам! Я упала. И она упала. Дюжины, тысячи ее падений. «Подожди!» — попросил я. Ох, она выглядела так прекрасно, так мило, так молодо. Но она испугалась меня. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, и мне показалось, она сказала: «Я существую, а тебя нет!» Она засмеялась уже глубоко под водой. Она убежала в лабиринт. Мы должны ее найти! Прежде…
Мисс Фоли, опираясь на руку Уилла, который ее поддерживал, последний раз судорожно вздохнула и стала успокаиваться.

Джим пристально вглядывался в холодные зеркала, высматривая в их глубине акул или прятавшихся там мошенников, которых невозможно было увидеть.

— Мисс Фоли, — спросил он, — на кого она была похожа?
Голос мисс Фоли был слабым, но спокойным:

— Дело в том… она выглядела… совсем как я много, много лет тому назад…

— А теперь я пойду домой, — сказала она.
— Мисс Фоли, мы проводим…

— Не надо. Оставайтесь. Я почти пришла в себя. Веселитесь, ребята. — И она медленно, одиноко пошла по дороге.

— Я тоже пойду, — сказал Уилл.

— Подожди-ка, — удержал его Джим, — мы, брат, останемся до вечера, до самой темноты, когда все обрисуется. Или тебе слабó остаться?

— Нет, — пробормотал Уилл. — Но… разве кто-нибудь хочет нырнуть обратно в лабиринт?
Джим с болезненным любопытством вгляделся в бездонное море зеркал, откуда теперь отражался лишь чистый свет и только, он показывал теперь пустоту над пустотой позади пустоты — вот и все, что было у них перед глазами.

— Никого. — Джим переждал два удара сердца и добавил: — Я догадываюсь.
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Несчастье случилось на закате.

Исчез Джим.

В полдень и после полудня они визжали от восторга почти на всех аттракционах, сбивали пустые молочные бутылки, давили стаканчики от мороженого, выигрывали призы, вбирая глазами, вдыхая и слушая все, что попадалось на пути через праздничную толпу, шагая по осенней траве и листве.

И вдруг совсем неожиданно Джим исчез.

И Уилл, никого не спрашивая, надеясь лишь на себя самого, молча и уверенно пробирался сквозь вечернюю толчею под небом уже посиневшим как слива; он подошел к лабиринту, заплатил десять центов, ступил внутрь и тихо позвал:
— Джим?..
Джим оказался там; он стоял, наполовину захваченный холодными стеклянными потоками, словно покинутый на морском берегу, когда закадычный друг ушел далеко, далеко и хочется узнать, вернется ли обратно. Видимо, Джим стоял так уже очень долго и устал, как устают глаза, если не мигать целых пять минут; он пристально смотрел, приоткрыв рот, ожидая следующей волны зеркальных отражений, которая должна накатиться и открыть ему еще больше, чем он уже увидел.
— Джим! Вылезай оттуда!

— Уилл… — Джим слабо вздохнул. — Позволь мне побыть еще.

— Еще? Да ведь здесь, как в аду! — Уилл одним прыжком приблизился, схватил Джима за ремень и потащил за собой. Волоча ноги, Джим нехотя двинулся за другом, казалось, он не понимал, что его хотят вытащить из лабиринта, и даже протестовал в благоговейном трепете перед каким-то чудесным событием, которого ожидал:
— О, Уилл, — лепетал он, — о, Уилл, Уилл, о Уилл…

— Джим, ты просто дурак, я веду тебя домой!

— Что? Что? Что?

Воздух сильно похолодел. Небо стало темней, чем спелые сливы и там, на самом верху пылали облака, зажженные последними лучами солнца. Свет заката окрасил лихорадочно горевшие щеки Джима, его раскрытые губы, широко распахнутые ужасно блестевшие глаза.
— Джим, что ты там видел? То же самое, что и мисс Фоли?

— Что? Что?

— Сейчас получишь в нос! Иди сюда! — Он толкнул, дернул, пихнул и тем самым наполовину сбил лихорадочное возбуждение, не сопротивлявшегося его тычкам друга.

— Не могу сказать тебе, Уилл, ты бы не поверил, не могу сказать тебе… там, ох, там, там…
— Заткнись! — Уилл ударил его по руке. — Проклятье ада! Пугаешь меня точно, как она испугала нас. Сумасшедшие! Ведь уже пора ужинать. Дома подумают, что мы умерли и нас уже похоронили!

Теперь они прибавили шагу, и, путаясь в осеннее траве, почти бежали по полю уже в стороне от балаганов.
Уилл всматривался в очертания родного города, Джим постоянно оглядывался назад на высоко поднятые флаги и знамена, потемневшие оттого, что село солнце.
— Уилл, мы должны сюда вернуться. Сегодня ночью…
— Прекрасно, возвращайся один.

Джим остановился.

— А мне казалось, ты не отпустил бы меня одного. Ведь ты всегда собираешься быть рядом, так ведь, Уилл? Сбираешься защищать меня?

— Смотрите, кто нуждается в защите! — засмеялся Уилл.

Однако он тут же оборвал смех, перехватив взгляд Джима, в котором было бешенство, дикая сила, сжавшая рот, задрожавшая в тонких вырезах ноздрей и в неожиданно глубоко запавших глазах.

— Ох, Уилл, ты всегда будешь со мной?

Джим вздохнул, и Уилл почувствовал тепло этого вздоха, и его охватило волнение, и он выпалил старый, знакомый ответ: «Да, да, ты ведь знаешь это, да, да».

Собравшись идти дальше, они повернулись и вместе разом споткнулись об огромную, как холм, загремевшую кожаную сумку.
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Какое-то время они стояли перед этой непомерно большой сумкой.

Незаметно для друга, Уилл пнул ее ногой. Раздался глухой лязг железа.

— Ого, — удивился Уилл, — это ж сумка торговца громоотводами.
Джим сунул руку в кожаную пасть и вытащил металлический стержень, на котором теснились химеры, китайские драконы с клыками, вытаращенными глазами, с позеленевшими панцирями, они теснились один к другому, переплетались; каждый символ олицетворял мир и сулил людям безопасность, оттягивая мальчишеские руки добавочным весом и особым значением.

— Буря, конечно, не пришла. Но он ушел.

— Куда же? И почему он оставил свою сумку?

Они оба посмотрели на карнавальный городок, где смутно виднелись, переливаясь жухлыми оттенками, большие волны брезента. Вечерние тени равнодушно стирали последние краски. Пресыщенные и уставшие люди уселись в автомобили и отправлялись домой. Слышались гудки машин; мальчишки, опершись на рамы велосипедов, подзывали собак. Вскоре ночь поглотила дорогу, и только тени, продолжая кататься на чертовом колесе, закрывали звезды.

— Люди так просто не бросают вещи, которыми живут, — сказал Джим. — Ведь это все, что есть у старика… Что-то очень важное, — Джим лихорадочно вздохнул, — заставило его бросить свою сумку. Видно, он только что ушел отсюда.
— Что? Что же может быть таким важным, что забываешь все на свете?

— Почему так случилось, — Джим пытливо посмотрел в помрачневшее лицо друга, — никто тебе не скажет, пока сам не выяснишь. Тут сплошные тайны и тайны. Грозный торговец… Сумка грозового торговца. Если мы теперь в нее не заглянем, мы никогда ничего не узнаем.

— Джим, через десять минут…

— Конечно! На дороге совсем потемнеет. Все разъедутся по домам обедать. Мы останемся одни… Но и так, разве не догадываешься, там что-то большое?.. Только мы увидим! И потом двинемся обратно.
Бродя по Зеркальному Лабиринту, они видели, они наблюдали два войска: миллиард Джимов и миллиард Уиллов, которые сталкивались, мелькали, исчезали… И так же, как эти войска, исчезали настоящие армии, испарялись толпы людей, заполнявших карнавальный городок.
Мальчишки одиноко стояли на месте сумеречных биваков, покинутых войском зрителей, размышляя обо всех ребятах города, сидящих сейчас в светлых комнатах за тарелками с горячей вкуснятиной.
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Красные буквы на табличке кричали: «Испорчено! Не подходить!»

— Эта картонка висела тут весь день. Не верю я этим объявлениям, — сказал Джим.

Они рассматривали карусель, стоявшую в дубовой рощице. Налетевший ветер скрипел и стучал голыми сучьями. Лошади, козлы, антилопы, зебры со спинами, пронзенными медными дротиками, висели под навесом каруселей с оскаленными, словно у мертвых, зубами; в их испуганных глазах угадывался призыв к отмщению.
— Не смотри на меня с таким осуждением.
Джим легко перемахнул через брякнувшую цепь, вспрыгнул на огромный, как луна, деревянный круг, на котором застыли навсегда околдованные безумные звери.

— Джим!

— Уилл, это же карусель! Мы ее еще не видели! Так…

Джим покачнулся. Округлый лунный мир карусели наклонился и сдвинулся с места. Джим стал пробираться между медными стойками среди вьючных зверей. Он выбрал темно-сливового жеребца, сел верхом и покачался в седле.

— Эй, парень, пошел вон!

Из-за брезентового занавеса, скрывавшего механизм карусели, из темноты возник человек.
— Джим!
Обогнув трубы органа и обтянутые кожей барабаны, похожие на луны, человек изловчился, схватил и поднял вверх завопившего от испуга Джима.
— Помоги, Уилл, помоги!

Уилл бросился к нему, перепрыгивая через раскрашенных зверей.

Человек скривил рот в улыбке, делая вид, что собирается приветливо пожать руку, но тут же сграбастал Уилла и подвесил за ремень на высокий крюк рядом с Джимом. Мальчишки уставились сверху вниз на своего мучителя, на его огненно-рыжие волосы, на горящие синим огнем глаза и на перекатывавшиеся под одеждой бицепсы.

— Испорчено, — сказал незнакомец. — Вы что, читать не научились?
— Опустите их вниз, — прозвучал вдруг тихий и добрый голос.

Джим и Уилл увидели сверху высокого человека, стоявшего за цепью ограды.

— Вниз, — повторил он.

И они были перенесены через медный лес, населенный дикими, но безропотными зверями и посажены в пыль перед каруселью.

— Мы были… — попытался сказать Уилл.

— Вы были очень любопытны?

Этот второй человек оказался высоким как фонарный столб. Его бледное лицо со следами оспы напоминало луну и, так же как луна светило на тех, кто стоял внизу. Его жилет отливал цветом свежепролитой крови. Его брови, волосы и костюм были коричнево-черными, как лакричный корень; солнечно-желтый самоцвет, который светился в булавке галстука, был того же самого оттенка, что и его немигающие, блестевшие как хрусталь глаза. Этот костюм в один миг совершенно очаровал Уилла. Казалось, он был сплетен из колючих стеблей ежевики, из щетины вепря, закрученной как часовая пружина, и особого сорта темной, всегда натянутой глянцевитой пеньковой веревки. Костюм поглощал свет, на нем шевелились ряды колючек, казалось, он заставлял длинное тело незнакомца постоянно испытывать зуд, чесаться при каждом движении; думалось, мужчина должен мучиться, горько рыдать и рвать одежду, чтобы освободиться от нее. Однако он стоял тут, лунно-тихий, облаченный в облегающий костюм, и смотрел на Джима своими желтыми глазами. Он ни разу не взглянул на Уилла.
— Меня зовут Дак.
Он протянул белую визитную карточку. Она тут же стала голубой.

Раздался шепот: она красная.

Карточка мгновенно изменилась. Зеленый человек, отпечатанный на ней, свисал с дерева.

Бесшумно: ш-ш-ш-ш…
Замелькали слова: «Дак. А мой друг с рыжими волосами — это мистер Кугер. Кугер и Дак…»

Раздался щелчок — легкий удар — ш-ш-ш-ш-ш…

На белом квадрате появлялись и исчезали буквы:

«…Комбинированные Теневые Шоу…»

Мгновенно стерлось.

Ведьма-выскочка зашевелилась, разбивая горшки с зельем.

«…и межконтинентальная Компания Театра Пандемониум…»

Он вручил карточку Джиму. Теперь на ней можно было прочитать:

НАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:

ОСМОТР, СМАЗКА, ЧИСТКА И РЕМОНТ

ЖУКОВ-МОГИЛЬЩИКОВ

(часов Смерти, которые спешат).

Спокойно, говорил себе Джим, читая это. Спокойно. Джим сунул руку в обширный, полный сокровищ карман, порылся там и вытащил руку.
На его ладони лежало мертвое коричневое насекомое.

— Вот, — сказал Джим, — почините это.

Мистер Дак разразился смехом:

— Великолепно! Я сделаю это!

Он протянул руку, причем задрался рукав его рубашки. Ярко-пурпурные, темно-зеленые и голубые как молния угри, черви и латинские тексты выскользнули оттуда и стали видны на запястье.
— Ну, старина! — воскликнул Уилл. — Вы, должно быть, и есть «Татуированный Человек»!
— Нет. — Джим изучающее рассматривал незнакомца. — «Разрисованный Человек» — в этом есть отличие.

Мистер Дак кивнул с явным удовольствием.

— Как тебя зовут, мальчик?
Не говори ему! подумал Уилл и застыл, удивленный своей мыслью. Почему не говорить?

Губы Джима напряженно подергивались.

— Саймон, — сказал он и улыбнулся, показывая, что это ложь.

Мистер Дак улыбнулся в ответ, чтобы показать, что он знает это.

— Хочешь увидеть еще больше, Саймон?

От смущения Джим не мог даже кивнуть в знак согласия.

Медленно с огромным удовольствием мистер Дак задрал рукав до самого локтя.

Джим уставился на его руку. Она походила на кобру, которая извивалась, раскачивалась из стороны в сторону, и подскакивала, чтобы нанести смертельный удар. Мистер Дак сжимал и разжимал кулак, перебирал пальцами. Мускулы руки играли и перекатывались.
Уиллу захотелось обежать вокруг, чтобы лучше рассмотреть руку, но он мог лишь стоять и следить, думая: Джим, ох, Джим!

Рядом стояли Джим и этот длинный, и они изучающее рассматривали друг друга, словно каждый из них — отражение, появившееся поздней ночью в витрине магазина. Ежевичный костюм длинного человека заставил пылать щеки Джима и привел в смятение его глаза, которые вместо обычных кошачье-зеленых, какими они всегда были, сделались пасмурными, расширившимися, впитывающими увиденное. Джим стоял, словно бегун, одолевший длинную дистанцию, с запекшимся ртом, с руками, протянутыми, чтобы получить некий приз. И сейчас действительно таким призом были картинки, подергивающиеся в пантомиме, тогда как мистер Дак заставлял эти свои иллюстрации, холодно застывшие на коже, повиноваться движениям его теплых пульсирующих запястий… А звезды уже загорелись в небе, и Уилл видел, а Джим не замечал, что последние горожане укатили в своих теплых машинах в город; и Джим едва слышно произнес: «Черт возьми…», и мистер Дак опустил свой рукав.
— Спектакль окончен. Настало время ужина. Карнавал закрылся до семи. Все разошлись. Возвращайся, «Саймон» и катайся на карусели, когда ее починят. Возьми эту карточку и можешь кататься бесплатно.
Джим не мог оторвать глаз от скрывшегося под рукавом запястья, он машинально взял карточку и сунул в карман.
— Прощайте!

Джим побежал. Уилл со всех ног бросился за ним.

Джим мчался вихрем, вдруг он коротко оглянулся, подпрыгнул и во второй раз за сегодняшний день исчез.

Поравнявшись с деревом, около которого пропал Джим, Уилл посмотрел вверх и увидел друга, спрятавшегося между сучьями. Уилл оглянулся. Мистер Дак и мистер Кугер стояли к ним спиной, занятые каруселью.

— Быстрей, Уилл!

— Джим?..

— Они увидят тебя. Лезь же!
Уилл подпрыгнул. Джим помог ему взобраться. Старое дерево качалось. Ветер завывал в кроне. Джим завывал в кроне. Джим усадил тяжело дышавшего друга на ветке рядом с собой.
— Джим, уйдем отсюда!

— Заткнись! Смотри! — прошептал Джим.

Где-то внутри карусельного механизма послышалось постукивание и позванивание меди, раздался едва различимый визг и свист пара в трубах органа-Каллиопы.
— Что было на его руке, Джим?

— Картинка.

— Да, но какая?

— Это было… — Джим прикрыл глаза. — Там была нарисована змея,… которая,… в общем, змея.
Открыв глаза, он не посмотрел на Уилла.

— Ладно, уж, если ты не хочешь рассказать, как следует.
— Я же сказал тебе, Уилл — змея. Потом я устрою, чтоб он показал ее тебе, идет?

Нет, думал Уилл, не хочу я этого.

Он посмотрел на пустую дорогу, испещренную миллиардами следов, оставленных здесь днем, и внезапно мелькнула мысль, что сейчас по времени гораздо ближе к полуночи, чем к полудню.

— Я иду домой…
— Конечно, Уилл, уходи. Зеркальные Лабиринты, старые леди-учительницы, потерянные сумки с громоотводами, исчезнувшие торговцы громоотводами, танцующие картинки со змеями, карусели, на которых не покатались… а ты собираешься домой!? Конечно, старый дружище Уилл, прощай!

— Я… — Уилл начал спускаться с дерева и вдруг замер.

— Все ясно? — раздался внизу голос.
— Ясно! — ответил кто-то издали с дороги.

Мистер Дак не более чем в пятидесяти шагах отсюда шел к красному ящику, в котором был пульт управления и который стоял возле билетной кассы карусели. Он свирепо осматривался вокруг. Так же свирепо он посмотрел на дерево.
Уилл крепко ухватился за сук, Джим держался за свою ветку, оба сжались, чтоб выглядеть поменьше, понезаметней.

— Запускай!

Раздался звук похожий на взрыв, потом стук, резкий скрип рукоятей, высоко, а затем все ниже зазвенела, загудела медь, и карусель двинулась.
Но ведь она сломана, подумал Уилл, она же испорчена!

Он быстро посмотрел на Джима, который диким взглядом уставился в одну точку.
Карусель завертелась… да… но…

Она двигалась наоборот.
Маленький орган-Каллиопа внутри карусельного механизма заскрипел, залязгал своими рвущими нервы барабанами, заклацал тарелками, похожими на маленькие луны, застучал зубами своих кастаньет, хрипло, задыхаясь и кашляя, зарыдали его трубы, свистки и наигрывающие причудливые мелодии флейты.
Музыка, подумал Уилл, она тоже наоборот!
Мистер Дак, резко повернувшись, огляделся вокруг, бросил взгляд вверх, он словно услышал мысли Уилла. Ветер с мрачным неистовством раскачивал деревья. Мистер Дак пожал плечами и отвернулся.

Пронзительно визжа, вращаясь все быстрее, карусель летела наоборот!

 Теперь мистер Кугер со своими огненно-рыжими волосами и горящими синим пламенем глазами, расхаживая туда-сюда по дороге, сделал последнюю остановку. Он встал под их деревом. Уилл мог свободно плюнуть на его шевелюру. Затем орган, окончательно погубив скверным исполнением музыкальную пьесу, издал на редкость фальшивый, неистовый вопль, заставивший собак все округи завыть и залаять; и тут мистер Кугер, резко повернувшись, побежал и прыгнул в мир крутившихся наоборот зверей, которые вперед хвостом, а головой назад следовали по бесконечному вращающемуся ночному предопределенному пути по направлению в никуда, к никогда не определявшимся станциям назначения. Хлопнув рукой по медной стойке, он бросился на сиденье и молча уселся со своими ощетинившимися рыжими волосами, розовым лицом и остро зыркавшими синими глазами; и полетел назад по кругу, назад по кругу под пронзительный визг музыки, который словно бы засасывался тоже назад каким-то жутким нескончаемым вдохом.
Музыка, думал Уилл, что же это за музыка? И как мне узнать ее первоначальное настоящее звучание? Он уцепился за сук покрепче и попытался уловить мелодию, а потом мысленно ее напеть себе самому, чтобы разгадать. Но медные колокола и барабаны били в его грудь, перевертывали сердце так, что он чувствовал, будто самый пульс его перевернулся, кровь двинулась в обратном направлении, сотрясая упрямыми толчками все тело; он был так потрясен, что рисковал упасть, и он старался лишь покрепче ухватиться, висеть на ветке и впитывать зрелище крутящейся наоборот машины, и мистера Дакка, стоящего настороже у рычагов управления поодаль от карусели.
Джим первым заметил случившееся и пихнул ногой плечо Уилла, тот посмотрел вниз, и Джим в каком-то неистовстве кивнул на человека, усевшегося в карусели, когда тот проезжал мимо по второму кругу.

Лицо мистера Кугера таяло и уменьшалось, словно вылепленное из розового воска.
Его руки сделались похожими на кукольные.

Его кости сжались под одеждой; затем и одежда села настолько, чтоб соответствовать сократившемуся телу.

Его лицо мерцало, и с каждым кругом он делался все меньше и меньше.

Уилл заметил, как Джим крутит головой, наблюдая за этими превращениями.

Карусель двигалась как огромное лунное видение, дрейфующее задом наперед; нелепо толклись пронзенные дротиками лошади; задыхалась в последнем удушье музыка, и одновременно мистер Кугер, казалось, такой же простой и обычный, как окружающие его тени, простой как свет, простой как время, непрерывно молодел. Он становился моложе. И моложе. И моложе.

С каждым оборотом было видно, как его тело переплавлялось, переходило в нежный возраст, подобно тому, как меняется горящая свеча, расплавляясь и уменьшаясь в размерах. Он безмятежно вглядывался в пылающие над головой созвездия, смотрел на дерево, где устроились друзья, отдалявшиеся от него, когда его уносил круг каруселей, и в это время его нос приобретал совсем новую форму, а его уши превращались в прелестные маленькие розочки.
И вот уже нет далеких сорока лет, из которых она начал свой спиральный спуск назад, мистеру Кугеру теперь было девятнадцать.
Вокруг него маршировал перевернутый наоборот парад лошадей, столбов, музыки; мужчина сделался молодым человеком, молодой человек быстро преобразился в мальчика…

Мистеру Кугеру было семнадцать, шестнадцать…

Еще один и еще круг под небом и деревьями, под шепчущими Уиллом и Джимом, считающим обороты, пока ночной воздух не нагрелся до летней жары от трения блестевшей как солнце латуни, от неистового обратного полета зверей; движение это уносило восковую куклу назад и назад в молодость, омывало ее музыкой с тихими странными мелодиями до тех пор, пока все не прекратилось, не умерло в нахлынувшей тишине; орган-Каллиопа закрыл свои медные трубы, железные машины отсвистели; и с последним едва слышным жалобным воем, подобным последним песчинкам в перевернутых арабских песочных часах, карусель покачнулась, как морская водоросль на воде, и тихо остановилась.
Фигурка, сидевшая в белых резных деревянных санях была очень маленькой.
Мистеру Кугеру было двенадцать лет.

Нет, это невозможно. Рот Уилла открылся, чтобы выдавить слово. Нет, это совершенно невозможно. Рот Джима открылся тоже, но слово не получалось.

Маленькое нечто спустилось из умолкшего мира карусели вниз, его лицо было в тени, но руки, сморщенные и розовые, как у новорожденного потянулись к тусклому свету карнавальных фонарей.

Странный мужчина-мальчик быстро посмотрел вверх, потом вниз, распространяя вокруг себя страх и ужас. Уилл собрался в комок и закрыл глаза. Он почувствовал, как ужасный пристальный взгляд острой стрелой пропорол листья и прошел мимо. Затем маленькое нечто мягко, как кролик, сошло на пустую дорогу.

Джим первый отодвинул листья в сторону, чтобы лучше было смотреть.
Мистер Дак тоже направился в вечернюю тишину.

Казалось, все случившееся так заворожило Джима, что он упал на землю. Уилл упал чуть позже, и они стояли взбудораженные, потрясенные безмолвной пантомимой, которую видели, ошеломленные событиями, а потом побежали в ночь, в неизвестность. Держась за руки, они наблюдали за движением маленькой тени, увлекавшей за собой через луг, и Джим смятенно с дрожью в голосе сказал:
— Ох, Уилл, сейсас бы сбегать домой, до чего ж есть охота… Но нельзя — мы ж такое увидели! Мы должны увидеть еще больше! Так ведь?

— Бог мой, — ответил Уилл печально, — я догадываюсь, что мы увидим.
И они побежали вместе, следуя сами не зная за чем, которое, возможно, помогло бы им разгадать, что же это такое.
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Когда они вышли на шоссе, за холмами догорала бледная полоска вечерней зари, и то, что они преследовали, было так далеко впереди, что показалось мелькнувшим в свете фонарей бликом, и скрылось в темноте.

— Двадцать восемь! — удивленно выпалил Джим. — Двадцать восемь раз.
— Ты про карусель? Это точно! — Уилл кивнул. — Двадцать восемь раз она прокрутилась наоборот, я сосчитал.
Впереди маленькое нечто остановилось и оглянулось.

Джим и  Уилл мгновенно спрятались за деревом, чтобы странное существо не заметило их и продолжало свой путь.

«Оно», думал Уилл. Почему я называю «оно»? Если сказать «он» — это мальчик, «он» — мужчина,… но… это что-то, что изменилось, вот почему я подумал «оно».
Они миновали городскую окраину; толкнув друга локтем, Уилл сказал:
— Джим, здесь должны быть двое с той карусели — мистер Кугер и тот другой…

— Наверное. Только я буду следить за этим!

Они бежали мимо парикмахерской. Уилл смотрел, но не видел рекламу в витрине. Он прочитал, но не читал вывеску. Он помнил и он забыл. Он думал о своем.
— Эй! Он повернул на Калпеппер-стрит! Быстрей!

Они свернули за угол.

— Он удрал!

Длинная улица, освещенная фонарями, была пуста.

Листья падали на асфальт, разлинованный мелом для игры в классики.

— Уилл, на этой улице живет мисс Фоли.

— Знаю, четвертый дом, но…

Джим, руки в брюки, делая вид, что гуляет, пошел не торопясь, изредка посвистывая, Уилл рядом с ним. Подойдя к дому мисс Фоли, они быстро посмотрели вверх.

В одном из слабо освещенных окон по фасаду кто-то стоял, поглядывая на улицу.

Мальчик лет двенадцати, не больше и не меньше…

— Уилл, — сдавленно вскрикнул Джим, — этот мальчик…

— Ее племянник?..

— Племянник, черта с два! Отвернись. Возможно, он умеет читать по губам. Иди помедленней. До угла и обратно. Ты видишь его лицо? Его глаза, Уилл! Глаза не меняются с возрастом, они одинаковые, хоть у молодого, хоть у старого, у шестилетнего или у шестидесятилетнего! Лицо мальчика, верно, но глаза мистера Кугера!

— Нет!

— Да!

Они остановились, чтобы немного успокоить бешено колотившиеся сердца.
— Нельзя стоять. — Они снова пошли. Джим, крепко сжимая руку Уилла, вел его за собой. — Ты видел глаза мистера Кугера, когда он поднял нас и хотел треснуть головами друг о дружку? Ты видел мальчишку, который спрыгнул с карусели? Когда мы прятались на дереве, он посмотрел вверх почти прямо на меня! Точно печку открыли — обдало жаром, огнем! Никогда не забуду эти глаза! И сейчас они там в окне. Поворачивай обратно. Давай пойдем назад, как ни в чем не бывало… Теперь мы можем предупредить мисс Фоли о том, кто прячется в ее доме, правда?
— Джим, только смотри не ругай мисс Фоли или того, кто в ее доме!
Джим не ответил. Прохаживаясь об руку с Уиллом, он просто окинул взглядом друга и подмигнул сияющими зелеными глазами.

И опять у Уилла шевельнулось в груди чувство к Джиму, которое появлялось всегда при воспоминании о старой, почти забытой уже собаке. Иногда эта собака, месяцами хорошая и послушная, вдруг убегала неизвестно куда, несколько дней пропадала и, наконец, с трудом прихрамывала обратно, тощая, вся в репьях, воняющая болотом и помойками; казалось, она обошла все грязные кормушки и самые отвратительные места этого мира, чтобы затем просто возвратиться домой с забавной улыбкой на морде. Папа называл собаку Платоном, философом-пустынником; и если бы можно было глядеть на окружающее ее глазами, в мире не существовало бы ничего неизвестного. Возвратившись, собака снова вела жизнь праведника и месяцами следовала всем образцам приличий, а затем исчезала, и все начиналось сначала. Сейчас, прохаживаясь с другом, он, казалось, слышал, как Джим скулил и подвывал. Он мог почувствовать, как ощетинились все волоски на его теле. Он чувствовал, как настораживаются уши Джима, видел, как он принюхивается в темноте. Джим улавливал запахи, которых никто не знал, слышал тиканье часов, показывавших совсем другое, отличное от нашего время. Даже язык был у него какой-то странный — он облизывал то нижнюю, то верхнюю губу, когда они опять остановились перед домом мисс Фоли.
В окне по фасаду никого не было.
— Сейчас поднимусь и позвоню, — сказал Джим.

— Неужели хочешь встретиться с ним лицом к лицу?

— Мы должны проверить, разве не так? Пожать его лапу, поглядеть на него, заглянуть в его добрые, а может, и несколько другие глаза, и если это он…
— Разве мы не предостережем мисс Фоли перед тем, как встретимся с ним?
— Глупый, мы позвоним ей по телефону потом! А теперь — туда!

Уилл вздохнул и заставил себя подняться по ступенькам; ему хотелось и в то же время не хотелось узнать, были ли у мальчика, жившего в доме, глаза мистера Кугера, вспыхивающие между ресницами как светляки в ночной темноте.

Джим позвонил у двери.

— Что если выйдет он? — спросил Уилл. — Дружище, я так боюсь, что могу напустить в штаны. А почему ты не боишься, Джим, почему?
Джим оглядел свои совершенно спокойные руки.

— Будь я проклят! — сказал он и тут же удивленно выдохнул: — Ты прав! Я не боюсь!

Дверь широко распахнулась.
Мисс Фоли лучезарно улыбнулась им на пороге.
— Джим! Уилл! Как мило!

— Мисс Фоли, — выпалил Уилл, — с вами все в порядке?

Джим свирепо поглядел на него. Мисс Фоли засмеялась:

— А что со мной должно случиться?

Уилл покраснел:

— Да это все те проклятые карнавальные зеркала…

— Какие глупости, я уже забыла про них. Что же, мальчики, может, войдете?
Она держала широко распахнутую дверь.

Уилл собирался уже шагнуть, но остановился.

Позади мисс Фоли виднелся занавес, состоявший из темно-синих бусин, нанизанных на шнуры, он был похож на грозовой ливень, хлеставший у входа в скромную гостиную.

Оттуда, где ливень касался пола, высовывались носки пары пыльных ботинок. Там, позади ливня, стоял в нерешительности злой мальчик.

 Злой? Уилл прищурился. Почему злой? А потому. Это «потому» было вполне достаточным доводом. Да, мальчик, и к тому же злой.

Мисс Фоли повернулась и позвала сквозь темно-синие вечно падающие бусины дождя:

— Роберт? — Потом взяла руку Уилла и легонько потянула его к занавесу. — Иди встречать моих учеников.

Стеклянный дождь продолжал литься. Из-за него сама по себе высунулась детская конфетная, сладко-розовая рука, она словно бы решила проверить, какая погода в холле.

Не было печали, подумал Уилл, ведь он посмотрит мне в глаза! Он увидит карусель и самого себя на ней, и как едет назад, назад… Я знаю — это отпечаталось у меня в глазах, ведь тогда в меня будто молния ударила!
— Мисс Фоли! — сказал Уилл.
Теперь и розовое лицо выпросталось через замерший вокруг шеи ливень.

— Мы должны сказать вам ужасную вещь…
Джим с силой толкнул Уилла в локоть, чтобы тот заткнулся.

Теперь вслед за лицом и весь мальчик появился из-за ливня бусин. Дождь зашуршал у него за спиной.

Мисс Фоли выжидающе наклонилась к Уиллу. Джим свирепо сжал его локоть. Уилл запнулся, покраснел, потом выкрикнул:
— Мистер Кросетти!

Совершенно неожиданно он очень ясно представил себе объявление в окне парикмахерской. Объявление это он заметил, но не прочитал, когда они пробегали мимо:
«ЗАКРЫТО. ПАРИКМАХЕР БОЛЕН»

— Мистер Кросетти! — повторил он и быстро добавил: — Он умер!
— Что… парикмахер?

— Парикмахер? — эхом повторил Джим.

— Видите эту стрижку? — повернулся Уилл и, дрожа, поднес руку к голове. — Это его работа. А мы только что гуляли там неподалеку, и висело объявление, и прохожие сказали нам…
— Какое несчастье. — Мисс Фоли протянула руку, чтобы вывести странного мальчика на середину холла. — Я так огорчена. Ребята, это Роберт, мой племянник из Висконсина.
Джим протянул руку. Племянник Роберт со странным любопытством рассматривал ее.
— Что ты разглядываешь? — спросил Джим и добавил: — Кажется, мы знакомы.
«Джим!» — завопил про себя Уилл.

— Похож на моего дядю, — ласково и спокойно сказал Джим.
Племянник перевел взгляд на Уилла, который уставился в пол, опасаясь, что мальчик заметит его смятение и обнаружит карусель, отпечатавшуюся в глазах. Вдруг безумно захотелось, чтобы загудела исполняемая наоборот музыка.

Теперь, подумал он, посмотри ему в лицо!

И он взглянул на мальчика в упор.

То, что увидел, было дико и безумно, пол закачался под ногами. Перед ним оказалась розовая сияющая карнавальная маска, изображавшая милое лицо мальчугана, такие маски продаются к празднику Всех святых; сквозь дырки для глаз проглядывал взор мистера Кугера, смотрели его старые-старые глаза, такие же светящиеся, как острые синие звезды, свету которых пришлось лететь миллион лет, прежде чем он попал сюда. Через маленькие ноздри, вырезанные в этой сияющей восковой маске, дыхание мистера Кугера выходило как пар, охлажденный льдом. Его язычок, словно пирожное с тем же названием, двигался позади белых как маленькие конфетки зубов.
Мистер Кугер, который прятался где-то позади прорезей для глаз, щелкал взглядом, словно фотоаппаратом «кодак» для съемки насекомых. Хрусталики его глаз вспыхивали как два солнца, затем обжигали как красный перец и замирали.
Он направил взгляд на Джима. Щелчок-вспышка. Он получил отражение Джима, сфокусировал, сфотографировал, проявил, высушил и сдал фотографию в архив — в темноту, таившуюся в глубине глаз. Еще один щелчок-вспышка…

Однако это был всего лишь мальчик, стоявший в холе рядом с двумя другими мальчиками и женщиной…

И пока Джим демонстративно смотрел в противоположную сторону, нечто легкое, воздушное и невозмутимое делало свои собственные фотографии, снимало самого Роберта.

— Ребята, вы ужинали? — спросила мисс Фоли. — Мы как раз садимся за стол…

— Мы пойдем!

Все посмотрели на Уилла так, словно были поражены тем, что тот не хотел остаться здесь навсегда.

— Джим… — начал он и запнулся. — Твоя мама дома одна…

— Ох, верно… — нехотя ответил Джим.

— Я это знаю. — Племянник выдержал паузу, чтобы привлечь их внимание. Когда они посмотрели на него, мистер Кугер внутри племянника принялся делать неслышные щелчки-вспышки, щелчки-вспышки, вслушиваясь через игрушечные уши маски, наблюдая через игрушечно-прелестные глаза, аппетитно двигая ртом, в котором виднелся язык китайского мопса. — Что ж, может, присоединитесь к нам попозже, когда подадут десерт? А?
— Десерт?
— Я взял бы тетю Уилла на карнавал. — Мальчик гладил руку мисс Фоли, и та в ответ нервно засмеялась.

— Карнавал? — вскликнул Уилл, и тут же понизил голос. — Мисс Фоли, вы сказали…

— Я сказала, что была глупой и испугалась самою себя. — Твердо заявила мисс Фоли. — Эта субботняя ночь — самая лучшая для представлений в цирке-шапито, которые надо показать моему племяннику.

— Надеюсь, вы присоединитесь к нам? — спросил Роберт, не отпуская руки мисс Фоли. — Позднее? А?

— Великолепно! — сказал Джим.
— Джим, — напомнил Уилл, — мы весь день не были дома. Твоя мама истосковалась без тебя.

— Ах, я забыл про это, — язвительно ответил Джим и метнул в друга взгляд, напоенный змеиным ядом.

Вспышка. Племянник сделал рентгеновский снимок обоих, на котором, без сомнения, было запечатлено, как их холодные кости дрожат в теплом теле. Он протянул руку.

— До завтра. Встретимся около цирка.
— Отлично! — Джим схватил маленькую руку.

— Пока! — Уилл выскочил из двери, затем повернулся к учительнице с последней мучительной просьбой:

— Мисс Фоли?..

— Да, Уилл.

Не ходите с этим мальчишкой, подумал он. Не подходите близко к балаганам, где шоу. Оставайтесь дома, о, пожалуйста! Но вместо всего этого он сказал:
— Мистер Кросетти умер.

Она кивнула, погладила его, ожидая, что он вот-вот заплачет. И пока она ждала, он с усилием потащил Джима за собой; дверь захлопнулась, загородила мисс Фоли и маленькое розовое лицо с линзами вместо глаз, собирающимися еще раз чик-чик-сфотографировать двух таких непохожих мальчиков, неуверенно нащупывающих в октябрьской темноте ступеньки крыльца; в этом миг в памяти Уилла опять двинулась карусель; ветер с шумом срывал и уносил листья… Уилл плюнул в сторону:
— Джим, ты пожал ему руку! Мистеру Кугеру! Уж не собираешься ли ты встретиться с ним?
— Это мистер Кугер, совершенно верно. Его глаза. Если бы я встретил его сегодня ночью, мы бы объяснили ему, что понимаем, как он фотографирует, как охотится со своей вспышкой. Что тебя гложет, Уилл?

— Гложет меня?

Теперь, спустившись со ступенек крыльца, они схлестнулись свирепым неистовым шепотом, поглядывая наверх, на пустые окна, где время от времени мелькала какая-то тень. Уилл остановился. Музыка снова завертелась в памяти. Он ошеломленно прищурил глаза.

— Джим, музыка, которую играл орган, когда мистер Кугер начал молодеть…

— Ну?

— Это был «Похоронный марш»! Только игрался он наоборот!
— Какой «Похоронный марш»?

— Какой! Эта мелодия могла быть написана только Шопеном, Джим! «Похоронный марш»!

— Но почему его играли наоборот?
— Мистер Кугер двигался прочь от могилы, а не к могиле, и становился моложе, меньше, вместо того, чтобы совсем состариться и упасть мертвым. Так ведь?

— Уилли, ты удивительный и ужасный!
— Конечно, но… — Голос Уилла стал жестким. — Он там. Опять в окне. Помаши ему. Пока! А теперь иди и насвистывай что-нибудь… Только, ради бога, не Шопена…

Джим помахал рукой. Уилл тоже помахал. И оба принялись насвистывать «О, Сюзанна».
Тень жестикулировала, маленькая тень высоко в окне.
Мальчики почти побежали по улице.

20

Два ужина были давно приготовлены в двух домах.

Мать кричала на Джима, мать с отцом отчитывали Уилла.
Оба были отправлены наверх в свои комнаты голодными.

Началось это в семь часов. Завершилось в семь часов три минуты.

Двери захлопнулись. Замки защелкнулись.

Часы тикали.

Уилл стоял около двери. Телефон был за ней, но подойти к нему он не мог. Но даже если бы он и позвонил, мисс Фоли не ответила бы. По-настоящему-то ей следовало сейчас уехать из города… Вот не было печали! Но так или иначе, что он смог бы ей сказать? Мисс Фоли, этот племянник вовсе не племянник? Этот мальчик совсем не мальчик? Разве она не засмеялась бы в ответ? Конечно, засмеялась. Потому что племянник был племянником, мальчик был мальчиком или, во всяком случае, казался таковым.

Он повернулся к окну. Через дорогу в своей комнате Джим стоял перед такой же дилеммой. Оба боролись со своим порывом. Было еще слишком рано поднимать окна и театральным шепотом обращаться друг к другу. Родители внизу настраивали детекторный радиоприемник, который шепотком доносчика зудел им в уши.

Мальчишки завалились на свои постели, стоявшие, к сожалению, в разных домах, нащупали под матрацами по плитке шоколада, спрятанной туда на всякий случай, и без всякого удовольствия угрюмо сжевали.

Часы тикали.

Девять. Девять тридцать. Десять.

Дверная ручка внизу тихонько щелкнула, вероятно, папа открыл дверь.

Папа! Думал Уилл, войди! Мы должны поговорить! Но папа лишь тяжело вздыхал в холле. Через дверь ощущалась его стеснительность, его всегда озадаченное, наполовину смущенное лицо.

Он не войдет, подумал Уилл. Ходит где-то рядом, рассуждает вокруг да около, а самое главное остается в стороне, вот как получается. Но почему бы не войти, чтобы сесть, чтобы выслушать? Когда он так делал, и сделает ли когда-нибудь так?
— Уилл…

Уилл оживился, насторожился.

— Уилл… — сказал папа, обращаясь в пустоту, — будь осторожен.
— Осторожен? — громко повторила мать, направляясь к нему вдоль холла. — Это все, что ты собираешься сказать?

— Что же еще? — Отец уже спускался по ступенькам крыльца. — Он прыгает; я ползаю. Как ты можешь уравнять таких, как мы? Он слишком молод; я слишком стар. О, Господи, иногда я хочу, чтобы мы никогда…

Дверь захлопнулась. Отец уже шел по улице.

Уиллу захотелось рвануть вверх раму, распахнуть окно, позвать отца. Он показался вдруг таким потерянным в ночной тьме. Не беспокойся обо мне, папа, думал Уилл, лучше ты, папа, сам останься дома! Это небезопасно уходить сейчас! Не ходи никуда!
Но он не закричал. Когда он, наконец, тихо поднял окно, улица была пуста, и он знал уже, что через какое-то время в библиотеке на другом конце города зажжется свет. Когда реки выходили из берегов, когда с неба падал огонь, каким замечательным местом была библиотека с ее тихими залами, с ее книгами. Какой удачей было очутиться здесь и знать, что никто тебя не разыщет. Да и кто может отыскать, если ты уже в Танганьике, в Каире 1812 года, во Флоренции 1492 года!?

— …осторожен…
Что папа имел в виду? Уловил ли он страх, панику, слышал ли он уже музыку, бродил ли между шатров и балаганов? Нет. Едва ли.

Уилл бросил мраморный шарик чуть повыше окна Джима.

Удар. Молчание.

Он представил, как Джим одиноко сидит в темноте и его дыхание, фосфоресцируя в воздухе, пульсирует около него.

Еще удар шарика. Опять молчание.

Это не было похоже на Джима. Раньше обычно рама поднималась, сразу же высовывалась голова, готовая крикнуть, свистнуть особым посвистом, хихикнуть или бросить бунтарский вызов.

— Джим, я ведь знаю, что ты там!
Удар.

Молчание.

Папа ушел в город. Мисс Фоли с… ты знаешь, с кем! — думал он. Вот не было печали… Джим, нам надо что-то предпринять! Сегодня же ночью!

Он бросил последний мраморный шарик.
…удар…

Шарик отскочил в густую траву.

Джим к окну не подошел.

Сегодня ночью, думал Уилл, сцепив пальцы. Затем продрогший, совсем закостеневший, упал в холодную постель.
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В аллее позади дома находился огромный старомодный, сколоченный из сосновых досок настил для прогулок. Он был там всегда, сколько Уилл помнил себя. После того, как он был сколочен, цивилизация успела, походя изобрести скучные, тяжелые, не оказывающие ногам сопротивления, цементные тротуары.
Дедушка Уилла, человек крутого нрава и буйных порывов, который ничего не мог делать без шума и гама, напряжением всех собственных сил на поворотном пункте истории решил сохранить, во что бы то ни стало деревянные тротуары в назидание потомству; с дюжиной подручных он перенес в аллею добрые сорок футов старого настила, где тот и пролежал долгие годы как останки некоего не поддающегося классификации чудовища, иссушенный солнцем и обильно политый дождями.
Городские часы пробили десять.

Лежа в постели, Уилл осознал вдруг, что размышляет о грандиозном подарке дедушки, преподнесенном из другого времени. Он ждал, не услышит ли голос деревянного тротуара. На каком языке он разговаривает? Да ладно…

Мальчишки никогда не знали, что значит подойти к дому и позвонить, вызывая друзей. Они предпочитали швырнуть в забор комком земли или с силой бросить горсть желудей на крышу, или оставить таинственные записки, вылетевшие из воздушных змеев, крутящихся возле самых чердачных окон.

Так же было и у Джима с Уиллом.

Поздними ночами, если удалось сыграть в чехарду на надгробиях кладбища или закинуть дохлую кошку в дымоход соседей, тот или другой мальчишка, как на ксилофоне выстукивал чечетку на этом старом, пустом музыкальном тротуаре, и эхо откликалось на его деревянные голоса.

С годами они находили все новые звучания, поднимая вверх край. А тротуара и закрепляя его, или опуская край Б и колотя по нему ногами до тех пор, пока чечетка не становилась совсем близка к нужной мелодии и два антрепренера могли с ее помощью исполнять что угодно.
По мелодии, которая барабанилась на деревянном настиле вы могли безошибочно судить о рискованном ночном предприятии. Если Уилл слышал, как Джим с трудом отбивал на семи или восьми нотах «Вниз по реке Лебединой», он выбирался на улицу, зная, что лунная дорожка уже пролегла через протоку, ведущую к речным пещерам. Если Джим слышал чечетку Уилла, который как ошпаренный выбивал на досках мелодию, отдаленно походившую на «Марш через Джорджию», это значило, что сливы, персики или яблоки в пригородных садах достаточно вызрели и пора собираться на добычу.
Поэтому-то нынешней ночью Уилл, затаив дыхание, ждал, когда раздастся мелодия, зовущая вперед.
Какую же мелодию выбрал бы Джим, чтобы представить карнавал, мисс Фоли и мистера Кугера или злого племянника?

Десять часов пятнадцать минут. Десять тридцать.

Музыки не слышно.

Уиллу не нравилось, что Джим сидит в своей комнате и думает, о чем? О Зеркальном Лабиринте? Что он видел в нем? И, увидев, что решил предпринять?

Уилл беспокойно повернулся.
Особенно он не любил вспоминать о том, что у Джима нет отца, от этой мысли ниточка перекидывалась почему-то к представлениям в цирке, и все превращалось в темноту, которая заливала луга. И еще думалось о его матери, которая не хотела отпускать Джима от себя, и тому приходилось убегать из дому, уходить на улицу, чтоб подышать ночным воздухом свободы, влиться в свободные ночные потоки, бегущие к большим и еще более свободным морям.
Джим! подумал он. Ну, начинай же музыку!
И в десять тридцать пять музыка началась.

Он слышал или только подумал, что слышит, как Джим высунулся при свете звезд из окна, спрыгнул на дорогу, и как весенний кот мягко направился к их громадному ксилофону. И возникла мелодия! Была или не была она похожа на похоронную литургию, исполненную наоборот старым карусельным органом-Каллиопой?!!

Уилл начал поднимать раму окна, чтобы удостовериться, что не обманулся. Но неожиданно и окно Джима тихо скользнуло вверх.
Значит, его и не было внизу на старом тротуаре! И одно лишь дикое желание Уилла создало мелодию! Уилл зашептал было что-то, но тут же остановился.

Джим, не произнеся ни слова, стремительно съехал вниз по водосточной трубе.

Джим! подумал Уилл.

И уже стоявший на газоне Джим застыл, как если бы услышал, что его окликнули по имени.

Ты не уйдешь без меня, Джим?

Джим быстро взглянул вверх.

Даже если он увидел  Уилла, он не подал вида, что это так.
Джим, подумал Уилл, ведь мы все  еще приятели, вынюхиваем вещи, которых никто, кроме нас не чует, слышим то, чего никто больше не слышит, у нас одни и те же порывы, одна и та же дорога. Сейчас впервые за всю нашу дружбу ты убегаешь украдкой! Впервые покидаешь меня!

Но проезд между домами был пуст.

И словно ящерица скользила по живой изгороди, где пробирался Джим.

Уилл долго вглядывался из окна в сторону решетки ограды, видневшейся за живой изгородью, прежде чем подумал: я остался один. Если я потеряю Джима — первый раз за все время — тогда я тоже в одиночестве окажусь на улице ночью. И куда мне идти? Туда же, куда идет Джим.
Господи, помоги мне выдержать!
Джим скользил как ночная сова за мышью. Уилл бежал вприпрыжку, как безоружный охотник гонится за совой. Их тени летели за ними над газонами, тронутыми октябрем.

И когда они остановились…

Перед ними был дом мисс Фоли.
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Джим оглянулся.

Уилл сделался кустом позади какого-то куста, стал тенью среди теней, и глаза его были как стеклянные линзы, наполненные звездным светом, они не выпускали Джима, обращавшегося шепотом к окнам второго этажа:

— Эй, там… эй…

Вот беда, так беда, подумал Уилл, он хочет, чтоб его вспороли и в него, как в мешок, насыпали битого стекла от Зеркального Лабиринта.
— Эй, — осторожно позвал Джим, — вы!..

Вверх по тускло освещенной шторе поднялась тень. Маленькая тень. Племянник привел мисс Фоли домой, они были в разных комнатах или… О, Боже, подумал Уилл, я надеюсь, что она дома и в безопасности. А может быть, как торговец громоотводами она… 

— Эй!..

Затаив дыхание, Джим пристально взглянул вверх с тем забавным горячечным видом, какой у него бывал летними ночами, когда разыгрывалось представление теней в окне «театра» в том доме через несколько улиц отсюда. Он вглядывался вверх с любовной дрожью, с увлечением, Джим сейчас походил на кота, сторожащего какую-то особенную темную мышь, которая вот-вот выскочит к нему. Казалось, он медленно тянулся ввысь, словно его кости росли притянутые чем-то показавшимся в верхнем окне, и что сейчас неожиданно скрылось.

Уилл заскрежетал зубами.

Он почувствовал некую тень, просочившуюся сквозь дом вниз, тень, которая была подобна леденящему вздоху. Больше он не мог ждать. Он выскочил вперед.
— Джим!

Он схватил Джима за руку.

— Уилл, что ты здесь делаешь?!

— Джим, не говори с ним! Пойдем отсюда. Черт меня побери! Да он сожрет тебя и выплюнет кости!

Джим изогнулся, стараясь освободиться.

— Уилл, уходи домой! Ты все испортишь!

— Он меня пугает, Джим, что ты от него хочешь?! Днем… в лабиринте ты что-то видел!!?
— Да…

— Черт побери, что же!

Уилл схватил Джима за рубашку и почувствовал, как стучит его сердце.

— Джим…

— Пошел отсюда. — Джим был ужасающе спокоен. — Если он узнает, что ты здесь, он не выйдет. Уилли, коль ты не уходишь, я напоминаю тебе, что я…
— Что же?

— Что я старше, запомни это, старше тебя!

Джим плюнул.

Уилл отпрянул назад, словно его ударила молния.

Он зачем-то посмотрел на свои руки и поднял одну, чтобы стереть плевок со щеки.
— О, Джим, — печально промолвил он.
И ему почудилось движение карусели, скользящей по черным ночным водам, по кругу, по кругу и Джим на черном жеребце, уплывающий в даль и остающийся, крутящийся в тени дерева, и он захотел закричать: смотри! карусель! ты хочешь, чтоб она крутилась вперед, ведь так, Джим? вперед, а не назад! и ты на ней; один круг и тебе пятнадцать, еще повернулась и тебе шестнадцать, еще три раза и девятнадцать! музыка! и тебе двадцать, и все, ты стал взрослым! не надо больше, Джим, останься, пока тебе тринадцать, почти четырнадцать, побудь на пустой дороге со мной маленьким, со мной таким юным, со мной, таким напуганным!

Уилл оттащил Джима и, что есть силы, ударил по носу.

Затем он прыгнул к Джиму, скрутил его, повалил, тот закричал и покатился в кусты. Он зажал Джиму рот, сдавил пальцами, которые тот кусал, задыхаясь от душившего его крика.
Открылась дверь парадного.

Уилл совсем смял Джима, навалился на него, крепко сжимая его рот.

На крыльце что-то стояло. Крошечная тень изучающее разглядывала все вокруг, выискивая и не находя Джима.

Но это был просто мальчик Роберт, дружелюбный племянник, вышедший почти случайно на улицу, держа руки в карманах и насвистывая себе под нос; он хотел всего-навсего подышать ночным воздухом, как это обычно делают все мальчишки, охочие до приключений, которые нужно искать, потому что те редко случаются сами по себе. Мертвой хваткой, стиснув Джима и прижавшись к нему, Уилл уставился вверх и был просто потрясен, увидев совершенно нормального мальчика с веселым взглядом, без самонадеянной позы, это была маленькая простая фигурка, в которой ничего нет от мужчины; вот что выяснилось при свете уличных фонарей.
В любой миг Роберт с веселым криком мог спрыгнуть к ним с крыльца, чтоб начать общую игру, поэтому крепко сцепленные руки, больно сдавившие кожу, были теперь просто ни к чему, ужас испарился, страх растворился в слезах облегчения и страшный призрак, нарисованный воображением, растаял, как снежинка тает в широко раскрытом глазу. Там действительно стоял племянник, повернувшийся к ним круглым кремовым, свежим как персик лицом.
Он улыбался, глядя на двух мальчишек, непонятно почему валявшихся в траве.

Потом он нырнул домой. Там, вероятно, взбежал вверх по лестнице, порылся в чем-то и бросился вниз. Совершенно неожиданно, едва мальчишки прекратили драку, к ним на газон полился удивительный сверкающий звонкий дождь.
Племянник съехал по периллу крыльца, и мягко как пантера спрыгнул, угодив точно в свою тень на траве. У него в руках сверкали удивительные звезды, которые он щедро разбрасывал вокруг. Они летели, скатывались, скользили и мерцали совсем около Джима. Друзья лежали под дождем золотого и алмазного огня, который барабанил по их бокам и спинам.
— Караул! Помогите! Полиция! — заорал Роберт.

Уилл был так потрясен, что отпустил Джима.

Джим так изумился, что отпустил Уилла.

Они оба разглядывали разбросанные вокруг ледяные искры.

— Ничего себе несчастье — браслет!

— Кольцо! Ожерелье!

Роберт ударил ногой, с грохотом полетели две жестяных коробки.
Наверху в спальне вспыхнул свет.

— Полиция! — Роберт бросил к их ногам последнюю сверкающую каплю, спрятал свою персиковую улыбку, словно затолкал взрыв в ящик, из которого тот вырвался, и стрелой понесся вниз по улице.

— Подожди! — Прыжком бросился за ним Джим. — Мы не тронем!

Уилл поставил ему подножку и Джим упал.

Окно наверху открылось. Выглянула мисс Фоли. Стоя на коленях, Джим держал женские часики. Уилл окинул взглядом ожерелье, которое блестело в его руках.

— Кто тут! — Закричала она. — Джим? Уилл? Что это у вас?!

Но Джим уже удирал. Уилл же остановился на миг, увидел пустое окно и услышал раздавшийся из него вопль — это мисс Фоли решила проверить все ли на месте в комнате. Услышав этот ее жуткий крик, он понял, что учительница обнаружила кражу со взломом.

Бросившись бежать, Уилл осознал, что поступает точно так, как того хотел племянник. По-настоящему-то ему надо было вернуться, собрать драгоценности, рассказать о случившемся мисс Фоли. Но он должен был спасти Джима!
Уже далеко позади он слышал вновь раздавшийся крик мисс Фоли, включающей в доме лампу за лампой. Уилл Холлуэй! Джим Найтшейд! Ночные воры! Это про нас, подумал Уилл, о Боже! Это про нас! Никто теперь ничему не поверит, что бы мы ни говорили! Ни о карнавалах, ни о каруселях, ни о зеркалах или злых племянниках, ничему не поверят!
Так бежали они, словно три зверя под звездами. Черная выдра. Кот. Кролик.
Я, подумал Уилл, я кролик.

Он был бледным, совсем белым от смертельного испуга.
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Они врезались в карнавальный городок со скоростью добрых двадцати миль в час (плюс-минус одна миля), племянник впереди, Джим чуть поотстав, а Уилл далеко позади, задыхающийся с колотящимся сердцем, с тяжелой усталостью в ногах.

Испуганно бежавший племянник, оглянулся, улыбку с его лица мигом стерло.
Одурачил я его, подумал Уилл, он-то надеялся, что я не побегу следом, рассчитывал, что я вызову полицию, мне не поверят или, что я побегу прятаться. Теперь он испугался, что я изобью его до полусмерти и захочу влезть на карусель, закружусь, сделаюсь старше и больше, чем сейчас. О, Джим, Джим, мы должны схватить его, чтоб он остался молодым, и сорвать с него маску!
Но по тому, как бежал Джим, он знал, что помощи от него не получит. Джим бежал не за племянником. Он бежал к аттракционам под открытым небом.
Далеко впереди племянник исчез за одним из шатров. Джим следом за ним. В тот момент, когда Уилл добрался до дороги, пересекавшей карнавальный городок, карусель скрипнула, хлопнула и ожила. Среди шума, грохота и визга закрутившейся музыки в вихре полуночной пыли розовощекий племянник вскочил на огромную платформу.
В десяти шагах от карусели стоял Джим и так смотрел на скачку лошадей, что высекал своими глазами искры из глаз проносящегося мимо жеребца.
Карусель крутилась, как положено, вперед!
Джим подбирался к ней.

— Джим! — закричал Уилл.

Племянник выразительно посмотрел на механизм карусели. Отнесенный ею и вновь возвратившийся, он вытянул руку и поманил розовыми пальчиками:

— Джим… чего ж ты?
Джим с готовностью шагнул вперед.

— Нет! — Уилл бросился ему наперерез.

Он ударил, обхватил и удержал Джима, они повалились на землю.

Удивленный племянник умчался в темноту, чтобы стать на один год старше. На один год старше, думал Уилл, он становится на год выше, больше, значительней!

— О, Господи, Джим, быстрей! — Уилл вскочил и побежал к пульту управления каруселью, к сложным тайнам медных выключателей, фарфоровых изоляторов и шипящих проводов. Он ухватился за рукоять регулятора. Но Джим, подскочив сзади, оторвал его.
— Уилл, ты сломаешь ее! Нельзя!

Джим одним ударом вновь включил полную мощность.
Уилл завертелся на одном месте, сжав ладонями лицо. Потом они опять схватились, стали бороться до изнеможения и, в конце концов, свалились около пульта управления.
Уилл увидел злого мальчишку, ставшего на год старше, скользящего по кругу в ночную темноту. Еще пять или шесть кругов, и он станет больше и сильней, чем они вдвоем!

— Джим, он же убьет нас!
— Не меня, только не меня!

Уилл почувствовал вдруг, что его ударило током. Он пронзительно вскрикнул и отскочил, успев стукнуть по рукоятке регулятора. Пульт управления затрещал, зашипел. Из него в небо вырвалась молния. Отброшенные взрывом, Джим и Уилл лежали на земле, наблюдая бешеное вращение карусели.
Дрянной мальчишка просвистал рядом, обхватив медную стойку. Он ругался. Он плевался. Он боролся с ветром и с центробежной силой. Перехватываясь за лошадей и столбы, он пытался пробраться к наружному краю карусели. Его лицо то появлялось, то исчезало, то приходило, то пропадало. Он цеплялся. Он пронзительно орал. Пульт управления извергал голубые ливни. Карусель подпрыгивала и тряслась. Племянник поскользнулся. Он упал. Стальное копыто черного жеребца лягнуло его в лицо. Над бровью проступила кровь.

Джим шипел, катался по земле и сыпал удары; Уилл, оседлавший его, прижал к траве и отвечал криком на крик, оба были бледны от испуга, сердце Уилла колотилось в сердце Джима. Электрические удары грохотали в пульте управления, выстреливая к звездам огни фейерверка. Карусель прокрутилась тридцать раз, прокрутилась сорок. «Уилл, отпусти меня!» Прокрутилась пятьдесят раз. Орган-Каллиопа выл, исходя паром, который вскоре иссяк и он перестал играть, лишь изредка принимался тараторить, когда последние клочья пара вырывались через клапаны. Молния разворачивалась над вспотевшими, боровшимися мальчишками, она бросила пламя в безмолвную лошадь и та обратилась в паническое бегство, молния озарила фигуру, лежащую на платформе, которая по величине была уже не с мальчика, а с мужчину, и даже не с мужчину, а больше мужчины, и еще больше, еще больше, много больше, чем это, и пролетела еще круг, еще круг, еще…
— Он, он, о, это он, погляди, Уилл, это он… — Изумленно протянул Джим и начал всхлипывать; теперь осталось сделать только одно: прижаться к земле, прибиться к ней, пригвоздиться. — О, Господи, Уилл, вставай! Мы должны заставить ее крутиться в обратную сторону!
В балаганах вспыхнул свет.
Но из них никто не показывался.

Почему? почти обезумев, подумал Уилл. Взрывы? Электрическая буря? Эти странные люди думают, что так и надо, если весь мир перевернулся вниз головой? Где мистер Дак? В городе? Происходит что-то очень нехорошее? Что, где, зачем?

Ему показалось, что он слышит, как у фигуры, валявшейся в агонии на карусельном круге, бешено колотится сердце, потом замирает, потом опять стучит что есть мочи, затем опять медленно, очень быстро, очень медленно, невероятно быстро, затем медленно как луна, ползущая по небу в зимнюю ночь.
Кто-то или что-то на карусели испустило слабый стон.
Слава Богу, что темно, подумал Уилл. Слава Богу, что я не могу разглядеть. Там кто-то идет. Сюда кто-то подходит. Там, чем бы это ни было, идет опять. Там… там…

Мрачная тень на содрогающейся карусели, трясясь и шатаясь, пыталась подняться, но было уже поздно, поздно, слишком поздно, очень поздно, позднее позднего, о, очень поздно. Тень рассыпалась, растворилась в темноте. Карусель, словно вращающаяся планета, выхлестнула воздух, выбросила солнечный свет, прикрыла чувства и чувствительность, оставив только темноту, холод и возраст.
В самом финале пульт управления взорвался и разлетелся на части, словно извергающийся вулкан.

Все карнавальные огни погасли.

Карусель сама по себе медленно поворачивалась на холодном ночном ветру.

Уилл отпустил Джима.

Сколько же раз она прокрутилась? подумал Уилл. Шестьдесят, восемьдесят… девяносто…?

Сколько раз? спрашивало лицо Джима, искаженное ночным кошмаром, наблюдавшее за мертвой каруселью, вздрогнувшей последний раз и остановившейся среди мертвой травы; Джим смотрел на этот замерший мир, который теперь ни их сердца, ни руки, ни головы не могли уже двинуть назад, сдвинуть куда-нибудь.
Медленно, шаркая подошвами, они шли к карусели.

Темная фигура лежала на досчатом полу с внешней стороны круга, лица не было видно.
Одна рука свисала с платформы.

Она не походила на мальчишескую.

Она казалась огромной восковой ручищей, оплавившейся в огне.

Волосы человека были белыми, длинными и тонкими, как паутина. Они развевались под ночным ветром как пух молочая.

Друзья нагнулись, чтобы увидеть лицо.

Глаза были закрыты, как у мумии. Провалившийся нос держался на одном хряще. Рот был как растерзанный белый цветок — над стиснутыми зубами тонкой восковой оболочкой лежали перекрученные лепестки, сквозь которые слабыми пузырьками едва пробивалось дыхание. Человек выглядел маленьким по сравнению с его одеждой, маленьким как ребенок, но вытянутым, высоким и старым, таким старым, очень старым, не девяносто, не сто, нет, не сто десять, а сто двадцать или сто тридцать лет было ему, сто тридцать невозможных лет.
Уилл прикоснулся к нему.

Человек был холоден, как лягушка альбинос.

От него пахло ночными болотами и древними повязками, которыми египтяне пеленали мумии. Он был похож на музейный экспонат, завернутый в холсты цвета никотина, и лежащий в стеклянной витрине.
Но он был жив, он хныкал, как младенец и на их глазах быстро, очень быстро усыхал и сморщивался перед смертью.

Уилла вырвало тут же у края карусели.

И тогда, держась друг за друга, чтобы не упасть, Джим и Уилл поковыляли к дороге по обезумевшим листьям, по невероятной траве, по нереальной земле, они спасались бегством…
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Мотыльки суматошно мельтешили вверху в конусе света, качавшегося над перекрестком фонаря. Внизу среди пустынного простора, возле пустой заправочной станции разворачивалась другая суматоха. В телефонной будке, размером и видом напоминавшей гроб, откуда можно было поговорить с людьми, затерянными где-то за ночными холмами, два бледных от испуга мальчика были так взволнованы, так переполнены впечатлениями, что могли только стоять, изредка указывая один другому на пролетевшую летучую мышь или на облака, скользившие по звездному небу.

Уилл повесил трубку. Полиция и скорая помощь были уже в пути.
Сначала, убежав от карусели, Уилл и Джим шептали, хрипели, кричали друг на друга, спотыкаясь на дороге и устав до изнеможения — им давно следовало бы идти домой спать, забыть все — нет! им следовало бы вскочить на товарный поезд, мчащийся на запад! — нет! ибо мистер Кугер, если он остался в живых… что им делать с ним, с этим старым человеком, с этим старым, старым человеком, который станет преследовать их по всему свету, пока не найдет и не разорвет на части! Перепугавшиеся и дрожащие, они завершили путь в этой телефонной будке и вот увидели, наконец, ревущую сиренами полицейскую машину, мчащуюся по дороге, а за ней — скорая помощь. Приехавшие люди увидели в мерцающем от мотыльков свете двух мальчишек, у которых не попадал зуб на зуб.
Через три минуты все они двинулись по темной дороге вслед за Джимом, который что-то невнятно бормотал и вдруг затараторил:
— Он жив. Он должен быть жив. Мы не можем объяснить, как это произошло! Мы очень сожалеем! — Он уставился на черные балаганы. — Вы слышите? Мы сожалеем!

— Не переживай так, парень, — посоветовал один из полисменов. — Иди, иди.
В полуночной синеве два полисмена, два студента-медика в своих халатах похожие на привидения и два мальчика обогнули железное колесо обозрения, и подошли к карусели.
Джим тяжело вздохнул.

Лошади, беззвучно подминая ночной воздух, застыли в середине круга. Свет звезд блестел на медных стойках. Вот и все.

— Он ушел…

— Он был здесь, мы клянемся! — сказал Джим. — Ему лет сто пятьдесят — двести, не больше, он скончался от этого!

— Джим, — оборвал его Уилл.
Четверо мужчин тяжело двинулись прочь.

— Наверное, они унесли его в балаган, — сказал Уилл, шагая рядом с ними. Полисмен взял его за локоть.

— Ты говоришь, сто пятьдесят лет? — спросил он. — А почему бы не триста?
— Возможно, ему столько и было! О, Господи, — Джим повернулся и позвал: — Мистер Кугер! Мы идем на помощь!

В странном Балагане Уродов загорелся свет. Огромные знамена перед ним громко хлопали и перехлестывались по ветру, образуя арку в потоке огней, хлынувших на них сверху.
Полисмен посмотрел наверх. «Мистер Скелет; Пылевая Ведьма; Тот, кто Все Сокрушает; Глотающий Лаву Везувия!» Каждое слово было выведено на отдельном флаге и трепетало на ветру.

Джим задержался у шумящего флагами балагана, где показывали уродов.

— Мистер Кугер? — с мольбой в голосе позвал он. — Вы… там?

Из под колыхавшегося брезента, которым был накрыт балаган, несло теплым воздухом, пропитанным звериным запахом львов.

— Что? — Спросил полисмен.

Джим посмотрел на хлопающий брезент балагана и словно бы прочитал.

— Они сказали: «да». Они сказали: «входите».

Джим шагнул внутрь. Остальные последовали за ним.
Внутри в полутьме они с трудом разглядели за вантами, растяжками и столбами шатра высоко подвешенные, причудливо украшенные площадки и странствующих по свету чужеземцев с изуродованными лицами, головами и костями, которые чего-то ждали там.

За шатким ломберным столиком четверо мужчин играли в оранжевые, лимонно-зеленые, солнечно-желтые карты с напечатанными на них лунными зверями и солнечными символическими людьми.

Здесь подбоченившись, сидел Скелет, на котором можно было играть, как на флейте-пикколо; здесь сидел Толстый Увалень, которого можно было прокалывать каждую ночь и накачивать на рассвете; здесь был лилипут, известный под именем Бородавки, которого можно было отправить посылкой по почте; и следующий за ним — Карлик, такой маленький, что его лицо полностью скрывалось за картами, зажатыми в его дрожащих, пораженных артритом, искривленных как дубовые сучья пальцах.
Карлик! Уилл принялся судорожно вспоминать. Что-то об этих руках! Знакомое, знакомое… Где? Кто? Что? Но тут он закрыл глаза от страха.
Там стоял мосье Гильотина в черном трико, в длинных черных чулках, в черном капюшоне, закрывавшем голову, руки скрещены на груди, он чопорно застыл у своей жуткой рубящей машины; ее лезвие было вознесено под небо балагана, ненасытный нож сверкал и сиял как метеор, жаждущий разрубить пространство. Внизу гильотины головой в специальной выемке, ожидая мгновенной смерти, лежал вытянувшийся во весь рост манекен.
Там стоял Тот, Кто Все Сокрушает, заплетенный в канаты и сухожилия, весь стальной и железный, весь из костей, со скрипящими челюстями, сгибающий подкову как сливочную тянучку.
А там Глотающий Лаву Везувия с обваренным языком и обгоревшими зубами подбрасывал и крутил раскаленные железные шары, брызжущие пламенем и искрами, оставляющие огненные следы под темным куполом балагана.

Неподалеку другие тридцать уродов выглядывали из своих будок, наблюдая за полетом этих огней, пока Глотающий Лаву не заметил незваных гостей; тогда его раскаленная вселенная посыпалась вниз. Солнца утонули в бочке с тухлой водой.

Пар ударил вверх. Все замерли в немой сцене.
Наступила тишина, в которой муху можно услышать.

Уилл быстро огляделся.

Там на громадной сцене, словно стрела, пущенная из духового ружья, бесшумно двигалась татуировочная игла, которую ловко держала розовая рука мистера Дака, Разрисованного Человека.
Его тело было полностью заполнено сотнями картинок. Обнажившись до пупа, он жалил сам себя, добавляя с помощью этой новоизобретенной жалящей стрекозы новую картинку к своей левой ладони. И вот он повернулся, показывая жужжащее насекомое, зажатое в руке. Но тут Уилл, заметивший, что-то позади мистера Дакка, закричал:
— Вот он! Это мистер Кугер!

Полисмены и медики оживились.
Позади мистера Дакка стоял Электрический Стул.

На этом стуле сидел совершенно измочаленный человек, которого мальчики видели на сломавшейся карусели лежащим, словно груда костей, едва хрипевшего, полумертвого с бледно-восковым лицом. Теперь его подняли, подперли, стянули ремнями на этом жутком приспособлении, наполненном энергией молний.
— Это он! Он был… он умирал.
Толстый Увалень поднялся на ноги.

Высоченный Скелет засуетился.

Бородавка, словно блоха запрыгал по опилкам.
Карлик уронил свои карты и неистово завертел сумасшедшими идиотскими глазами.
— Я знаю его, подумал Уилл. О, Боже, что они сделали с ним!

Торговец громоотводами!
Вот кто это был. Сдавленный, сжатый, уничтоженный, превращенный в ничтожество, он вызывал судорожную жалость своим нынешним ужасным естеством, в котором все человеческое было скомкано в кулаке и раздавлено.
Торговец громоотводами.

Но теперь два события совершились с удивительной быстротой.
Мосье Гильотина приготовился.

И лезвие, подобно соколу, выследившему добычу, бросилось из-под брезентового неба вниз. Шорох — скольжение — промельк — грохот — бам!
И отрубленная голова манекена упала-покатилась в корзину.

Впечатление было такое, будто отрублена голова самого Уилла, стерто и уничтожено его собственное лицо.

Он хотел и одновременно не хотел, он опасался побежать к гильотине, чтобы поднять отрубленную голову и убедиться, не его ли у нее лицо, не его ли профиль. Но кто бы отважился это сделать? Никогда, никогда за миллиард лет никто не мог опустошить эту плетеную корзину.

И тут случилось второе происшествие.

К стоящей наверху справа будке, похожей на гроб со стеклянной крышкой, механик присоединил переносный провод. Тотчас что-то щелкнуло в механизме, спрятанном под вывеской «Мадемуазель Таро, Пылевая Ведьма». Восковая фигура женщины внутри стеклянного ящика кивнула головой и указала носом на мальчиков именно в тот миг, когда они проходили мимо вместе с остальными людьми. Ее холодная восковая рука при этом сметала с выступов внутри гроба Пыль Судьбы. Ее глаза ничего не видели, потому что были занавешены, затянуты черной вдовьей вуалью, собранной в темные складки. Она была муляжом, пугалом, именно таким, каким ему положено быть, и полисмены сияли, рассматривая ее, они улыбались, прогуливаясь возле мосье Гильотины, одобряя все, что он сделал; теперь они вовсе расслабились и смягчились и, казалось, совершенно уже не возражали против того, что были вызваны по тревоге в столь поздний час и попали на веселое представление в репетиционный мир акробатов и не совсем здоровых фокусников.
— Джентльмены! — Мистер Дак вместе с толпой покрывавших его рисунков поднялся на площадку, сбитую из сосновых досок, каждую его руку оплели целые заросли джунглей, на бицепсах расположилось по гнезду египетских гадюк. — Добро пожаловать! Вы попали как раз вовремя! Мы репетируем все наши новые номера! — Мистер Дак взмахнул рукой, и странные чудовища обнажили ядовитые клыки на его груди. Циклопы, для которых его пупок служил прищуренным идиотским глазом, при каждом шаге дергались и кривлялись на его животе.
Боже, подумал Уилл, он ли несет всю эту толпу на себе или же толпа нарисованных на коже чудовищ толкает его вперед?
Уилл чувствовал, как уроды, расположившиеся на скрипящих подмостках и на беззвучных опилках, заворожено смотрели на разрисованного мистера Дакка, они, так же, как полисмены и медики были околдованы этим собранием шевелящихся рисунков, которые заполнили воздух и небо балагана и приковали всеобщее внимание своим странным движением и немыми криками.
И вдруг часть населения, нанесенного на кожу маэстро быстрой, как оса татуировочной иглой, обрела голос и заговорила. Рот мистера Дака был расположен выше этого каллиграфического взрыва, этой железнодорожной катастрофы, в неразберихе которой чудовища метались по его вспотевшей коже. Мистер Дак извлек органные тона из своей груди. От этой странной музыки задрожало его собственное пронизанное сине-зеленым электричеством население, и так же задрожали реальные уроды, расположившиеся на опилках пола, задрожали в глубине души и Джим с Уиллом, которые, непонятно почему ощущали и предчувствовали еще больше страшных причуд, чем сами уроды.
— Джентльмены! Милы мальчики! Мы только что завершили работу над новым шоу! Вы будете первыми, кто увидит его! — крикнул мистер Дак.
Главный полисмен, рука которого случайно оказалась у кобуры пистолета, прищурясь взглянул на огромный загон, где содержались звери:
— Этот мальчик сказал…
— Сказал? — рявкнул и засмеялся Разрисованный Человек. Уроды даже подпрыгнули от приступа веселья, но тут же притихли, едва владелец карнавала, слегка похлопывая по телу, принялся успокаивать собственных нарисованных чудищ, которые непонятным образом в свою очередь похлопывали и успокаивали уродов. — Сказал? Но что он видел? Ведь мальчишки всегда сами себя пугают, глазея на шоу, разве не так? Они бегут как кролики, когда уроды выскакивают со своими номерами. Но сегодняшняя ночь — особенная ночь!

Полисмен взглянул туда, где позади мистера Дакка виднелись какие-то мощи, составленные из кусков папье-маше, поднятые и стянутые ремнями на Электрическом Стуле.
— Кто он?

— Он? — спросил мистер Дак и Уилл заметил в его задернутых дымом глазах язык пламени, заметил в тот миг, когда пламя возникло и исчезло. — Да это ж новый трюк мистера Электрико…

— Неправда! — закричал Уилл. — Поглядите на старика! Поглядите!
Полисмены повернулись проверить, что скрывается за истошным, прямо демоническим криком мальчика.

— Разве вы не видите! — продолжал Уилл. — Он же мертв! Его держат только ремни!

Медики пристально вглядывались в фигуру, словно бы слепленную из огромных хлопьев снега, которая была брошена на черный стул и держалась лишь благодаря его приспособлениям.

Черт возьми, думал Уилл, мы-то полагали, что все будет просто. Старый мистер Кугер был при смерти, мы вызвали докторов, чтобы спасти его, надеялись, что за это он, возможно, простит нас, и карнавал, возможно, не навредит нам, позволит нам уйти. Но тут оказалось такое… что же дальше? Он мертв! Уже слишком поздно! Теперь все нас возненавидят!

И Уилл стоял среди других людей, ощущая ледяной ветерок, тянувший по низу от этой, словно бы только что вырытой из земли мумии, от ее холодного рта и холодных глаз, закрытых смерзшимися веками. В промерзших ноздрях не шевелились белые волоски. Ребра мистера Кугера, проступившие под изорванной рубашкой были твердокаменные, неподвижные, его зубы под глиняными губами были холодны как сухой лед. Если бы его вынести днем на улицу, от него пошел бы пар.

Медики взглянули друг на друга и многозначительно кивнули.

Полисмен, увидев это, выступил вперед.
Мистер Дак поспешно протянул похожую на тарантула пятерню к электрическому щиту, блеснувшему медью.

— Джентльмены! Сто тысяч вольт сейчас испепелят тело мистера Электрико!
— Нет, не разрешайте ему! — Завопил Уилл.
Полисмен сделал еще один шаг. Медики открыли рты, чтоб что-то сказать. Мистер Дак бросил быстрый требовательный взгляд на Джима. И Джим закричал:

— Нет! Все правильно, все как надо!

— Джим!

— Уилл, ведь все в порядке, верно?

— Назад! Стоять! — Рука-тарантул сжала рукоять выключателя. — Этот человек в трансе! Это часть нашего нового трюка, я загипнотизировал его! Он пострадает от ран, если вы выведете его из-под гипноза!
Медики закрыли рты. Полисмены встали как вкопанные.

— Сто тысяч вольт! Но он вернется к жизни, целый и невредимый, в здравом уме и здоровом теле!

— Нет!

Полисмен сграбастал Уилла.

Разрисованный Человек и все люди и звери, собранные на нем, в безумии схватили и рванули рубильник.
В балагане погасли все огни.
Полисмены, медики и мальчишки подскочили, словно получили по спине булыжником или их ошпарили кипятком.

Теперь в мгновенно наступившем полуночном мраке Электрический Стул сделался чем-то вроде камина, в котором старик горел синим пламенем как большое осеннее полено.
Полисмены отскочили назад, а медики и уроды, у которых в глазах загорелось голубое пламя, подались вперед.

Разрисованный Человек с рукой, прилипшей к рубильнику, пристально смотрел на старого, старого, старого человека.
Старик был мертв как камень, это так, но электричество уже заключило его в свои живые объятия. Оно скапливалось на ледяных раковинах его ушей, оно мерцало и вспыхивало в его ноздрях, глубоких как заброшенные каменные колодцы. Голубыми змеями энергии оно кралось по его согнутым, похожим на богомола пальцам, по его поднятым как у кузнечика коленям.
Губы Разрисованного Человека широко раскрылись и сомкнулись вновь, возможно, он что-то крикнул, но никто не слышал звука из-за страшного жара, из-за взрыва и шипенья энергии, которая растекалась вокруг — вверху, внизу и около человека, привязанного к стулу. Вернись к жизни! кричал он ему. Вернись к жизни! кричали свет и цвет бури, вызванные электричеством. Вернись к жизни! кричал рот мистера Дакка, которого никто не слышал, но Джим, умевший читать по губам, оглушительно-громко прочитал про себя, и Уилл сделал то же самое. Это Вернись к жизни! понуждало старого человека ожить, вздрогнуть, вздохнуть, освободить дух, расплавить восковую душу…
— Он мертв! — Но никто не услышал Уилла, и крик его не мог одолеть грохот и блеск молний.
Живой! Губы мистера Дака муслили и смаковали это слово. Живой. Возвращается к жизни. Он довел до предела регулятор напряжения. Живи, живи! Где-то, издавая резкий, пронзительный звук, протестовала динамо-машина, она пронзительно визжала, жаловалась, что у нее так по-скотски отбирают энергию. Свет приобрел бутылочно-зеленый оттенок. Мертв, он мертв, думал Уилл. Но генераторы кричали: живи, живи! Это же кричало пламя, кричал огонь, кричали толпы мертвенно-синих зверей на разрисованном теле.

И вдруг волосы старика поднялись вверх в возбуждающем электрическом поле. С его ногтей стали стекать искры, которые кипящими брызгами падали на сосновые доски. Зеленое пламя бушевало и пульсировало под мертвыми веками.

Разрисованный человек с жестокой решимостью нагнулся над старой, старой, мертвой, мертвой фигурой; его гордость — нарисованные звери — потонули в поту, его правая рука двигалась в воздухе, выражая одно требование, одно утверждение: живи, живой, живет.
И старик вернулся к жизни.
Уилл хрипло закричал.

Его никто не услышал.

Ибо сейчас очень медленно, как будто разбуженное громом, словно пламя электричества заменило зарю, одно мертвое веко само собой неторопливо открылось.

Уроды изумленно загалдели.

Поодаль от них в смятении Джим также пронзительно кричал, и Уилл, крепко сжав его локоть, чувствовал крик вырывающимся не изо рта, а через кости; в это время губы старика раздвинулись и ужасное шипение как бы зигзагами пробиралось между зубами и губами.

Разрисованный Человек включил энергию, которая лилась с тонким воем. Затем, повернувшись, он упал на колени и вытянул руку.

Послышался слабый, слабый шорох, словно от падения осенних листьев… шорох исходил из-под рубашки старика.

Уроды изумились.

Старик вздохнул.

Да, подумал Уилл, они дышали за него, помогали ему, они делали его живым.

Вдох, выдох, вдох, выдох… Даже это походило на балаганное действо. Да и что он мог сам сделать или сказать?

—…легкие так… так… так… — шептал кто-то.
Кто? Пылевая Ведьма, повернувшаяся в своем стеклянном ящике?

Вдох. Уроды дышат. Выдох. Их плечи тяжело опустились.

Губы старого, старого человека дрогнули.

—…удар сердца… раз… два… так… так…

Опять Ведьма? Уилл боялся взглянуть.

Словно маленькие часики, на шее старика затикала, запульсировала вена.

Теперь очень медленно широко раскрылся и остановился правый глаз старика, будто объектив сломанного фотоаппарата. Было похоже, что он смотрит сквозь дыру в пространстве, не имеющем дна. Глаз потеплел.

Мальчики, стоявшие внизу, похолодели.

Теперь старый и до ужаса мудрый с кошмаром, заключенным в нем, глаз стал так широк и так глубок, сделался таким живым, что перекроил фарфорово-бледное лицо; и там, где-то со дна глаза злой племянник зыркал по сторонам, перебирая уродов, медиков, полисменов и…

Уилл.

Уилл увидел себя, увидел Джима — два маленьких портрета отпечатались в отблеске роговицы этого единственного глаза. Если бы старик закрыл глаз, два этих образа были бы разрушены движением его века!
Разрисованный Человек, продолжая стоять на коленях, повернулся, наконец, и разрядил общее напряжение своей улыбкой.

— Джентльмены, мальчики, перед вами действительно человек, который живет с молнией!

Второй полисмен улыбнулся; при этом его рука соскользнула с кобуры.

Уилл отодвинулся вправо.

Старый глаз, словно плевок, тотчас достиг его и всосался, вытягивая душу до полной опустошенности.

Уилл, скорчившись, отодвинулся влево.

Пристальный взгляд старика был флегматичен. Его запекшиеся губы с трудом раскрывались, чтобы начать еще одну попытку и повторить затрудненный вдох. Откуда-то из глубины вдруг возник его голос, отразившийся от промозглых каменных стен его тела, и лишь потом изо рта выпало:
— Добро пожаловать-ть-ть-ть…

Слова тут же словно бы упали обратно.

— Добро… пожал-л-л-л-л…

Полисмены, одинаково улыбнувшись, подтолкнули друг друга локтем.

— Нет! — внезапно закричал Уилл. — Это не представление, это не репетиция! Он был мертв! Он умрет опять, если вы отключите энергию!..

И тут же Уилл сам себе зажал рот рукой.
О, Боже, подумал он, что я делаю? Я хочу, чтоб он ожил, чтоб он был! Но, Боже, еще больше я желаю ему смерти, я хочу, чтоб он всегда был мертвым; они меня так испугали, что в животе, будто кошки царапаются, будто ком шерсти застрял!
— Простите… — прошептал он.

— Прекрати! — заорал мистер Дак.
Уроды окинули его смятенными и свирепыми взглядами. Что же случится со статуей, прикованной к холодному, потрескивающему искрами стулу? Единственный глаз старого, старого человека сам собой закрылся. Рот сомкнулся, выдавив последний пузырек грязно-желтой слизи.
Разрисованный Человек, дико усмехаясь, ударил по рубильнику, вогнав его до самого предела. Затем он сунул стальной меч в мягкую как перчатка руку старика. Ливень электричества, словно пружина граммофона, заставляющая звучать острие иглы на пластинке, ударил в щеки старика. Мгновенно снова отрылся глаз, походивший теперь на отверстие от пули. С голодным блеском он поискал и нашел изображение Уилла, и принялся жевать его, глотать, есть. Губы ожили и выпустили вместе с паром:
— Я… уууувидел… мальчиковввввв… вввввошли… тебе… шатерррррр…

Замирающий голос получил новую порцию сил, он, словно проколотый булавкой шарик, выпускающий воздух, произнес несколько едва различимых слов:

— Мы… репетируем… я думал… играем… такоййййй трюк… притворяюсь… мертвым…

Опять замолк, чтобы глотнуть кислорода как пива, электричества как вина.

—…позвольте мне упасть… похоже… я… умеррррр… мальчишкааааа… который кричал… убежал!..

Прежде чем сказать, старик, словно очищал каждый слог от шелухи.
— Ха. — Пауза. — Ха. — Пауза. — Ха.

Электрические разряды ажурной строчкой прошивали его свистящие губы.
Разрисованный Человек предупредительно кашлянул:

— Это представление… оно утомляет мистера Электрико…

— О, конечно, — оживился один из полисменов. — Извините. — Коснулся козырька фуражки. — Представление окончено.

— Конец, — сказал один из медиков.
Уилл вскинул глаза, чтобы увидеть рот медика и определить по губам, что он говорит, но Джим загородил его собой.

— Мальчики! Вот дюжина бесплатных билетов! — Мистер Дак достал их из кармана. — Подойдите сюда!

Джим и Уилл не двигались.

— Вот повезло! — Подмигнул один из полисменов.

Уилл застенчиво протянул руку к билетам ярко-пламенного цвета, но остановился, когда мистер Дак спросил:

— Ваши имена?

Полисмены многозначительно подмигнули друг другу.
— Скажите ему, ребята.

Мальчики молчали. Уроды наблюдали за ними.

— Саймон, — сказал Джим, — Саймон Смит.

Рука мистера Дакка, в которой были билеты, сжалась.

— Оливер, — сказал Уилл, — Оливер Браун.

Разрисованный Человек с силой вдохнул воздух. Уроды тут же сделали вдох! Этот мощный общий вдох расшевелил мистера Электрико. Его меч дернулся. Кончик меча, подпрыгнув, ужалил Уилла искрой в плечо, затем зелено-голубые разряды прошипели над Джимом. Молния ударила в плечо Джима.

Полисмены засмеялись.
Широко раскрытый глаз старого-престарого человека засверкал.

— Я посвящаю вас в рыцари… ослы и дураки-и-и-и-и-и… Я посвящаю… тебя… мистер Больной… и… мистер Бледный…!

Мистер Электрико закончил. Меч прикоснулся к ним.
— Кор-р-рот-х-х-х-ая… печальная жизнь… для вас обоих!

Затем закрылась узкая щель его рта, и слипся влажный глаз. Сдерживая затхлое, словно доносившееся из винного погреба дыхание, он прислушивался к искрам, пробегавшим в крови, как пузырьки в темном шампанском.
— Билеты, — пробормотал мистер Дак. — Бесплатные аттракционы. Бесплатные карусели. Приходите в любое время. Приходите. Приходите.

Джим схватил и Уилл схватил билеты.

Затем с места в карьер, они стрелой бросились из балагана.

Полисмены, улыбаясь всем собравшимся и помахивая на прощанье руками, отправились домой.

Медики, похожие в своих белых халатах на привидений, с серьезными лицами последовали за ними.

Они нашли мальчиков спящими, свернувшись калачиком, на заднем сиденье полицейской машины. Даже во сне они всем видом показывали, как хочется домой.

II. ПОГОНИ
25
Зеркала, ожидающие ее в каждой комнате, она могла чувствовать лучше, чем вы, не открывая глаз, догадывались утром, что за окном выпал первый снег.
Несколько  лет назад мисс Фоли впервые заметила, что ее дом наводнен ее яркими тенями, ее отражениями. Она решила тогда, что лучше всего не замечать эти холодные пластины декабрьского льда в холле, над письменным столом, в ванной. Лучше всего с полным безразличием скользить по тонкому льду. Ведь если остановиться и вглядеться, вес вашего внимания проломил бы тонкую корочку. Провалившись же в эту прорубь, вы могли утонуть в глубинах таких холодных, вас могло подхватить такое течение, что все Прошлое улеглось бы на дне, высеченное на мраморе надгробных памятников. Ледяная вода влилась бы в вашу грудь. Переместившись под зеркальную оправу, вы могли бы стоять вечно, не в силах оторвать взгляд от свидетельств Времени.
Даже сегодня ночью, прислушиваясь к удаляющемуся топоту ног трех мальчиков, она почувствовала вдруг, что дома в зеркалах падает снег. И ей захотелось протянуть руку за их оправы, чтоб проверить, какая там погода. Но она опасалась, что, сделав так, она тем самым заставит зеркала каким-то путем собрать ее образы в миллиардах отражений, собрать целую армию женщин, уходящих, чтобы стать девушками, девушек уходящих, чтоб стать детьми и дальше — до бесконечности. Такое количество людей, переполнявших дом, могло вызвать удушье.
Итак, что же она должна делать с зеркалами, посоветуйте, Уилл Холлуэй, Джим Найтшейд и… племянник?

Странно. Почему не сказать мой племянник?

Потому, подумала она, что с самого начала, едва он вошел в дверь, она не испытала к нему родственных чувств, и его доказательства родства вовсе не были доказательствами, и она продолжала ждать… чего?
Сегодняшний вечер. Карнавал. Музыка. Племянник, говоря о ней, зачем-то подчеркнул, что ее следует послушать, и про карусель — что на ней следует покататься. Он намекнул, что лучше держаться подальше от лабиринта, где спит зима. Лучше плыть по кругу на карусели, где лето, сладкое как клевер, где медовая трава и дикая мята, олицетворяющие это прелестное время года.

Она посмотрела на темный газон, с которого еще не собрала разбросанные по нему драгоценности. Непонятно как, но она догадывалась, что с помощью этой инсценировки племянник хотел избавиться от двух ее учеников, которые могли предупредить ее, сказать, чтоб она ни в коем случае не воспользовалась билетом… Она взяла билет с каминной полки:
«Карусель. Пропуск на одного»
Она ждала, когда возвратится племянник. Но время шло, и она решила действовать. Нужно сделать что-то такое, что, не обижая их, помешает Джиму и Уиллу вмешиваться в ее дела. Никто не должен стоять между ней и племянником, между ней и каруселью, между ней и прелестным, бегущим по кругу летом.

Племянник очень много сказал тем, что ничего не сказал, тем, что только держал ее руки и с его розовых губ доносился запах яблочного пирога.

Она подняла телефонную трубку.
В городской дали она отыскала ответ, горевший по ночам в здании библиотеки, к чему за многие годы привыкли все горожане. Она набрала номер. Спокойный голос ответил. Она спросила:
— Это библиотека? Мистер Холлуэй? Говорит мисс Фоли. Учительница Уилла. Через десять минут, пожалуйста, будьте в полицейском участке, мы там встретимся… мистер Холлуэй?

Никто не ответил.

— Вы все еще там?
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— Я мог бы поклясться, — сказал один из медиков, — когда мы приехали сюда… этот старик был мертв.

Скорая помощь и полицейская машина, возвращавшиеся в город, одновременно остановились на перекрестке. Один из медиков сказал эту фразу через окно машины. Один из полисменов ответил:
— Вы шутите!

Медики, сидевшие в скорой помощи, пожали плечами.

— Да. Конечно, шутим.

Они поехали впереди, их лица были спокойными и такими же белыми как их халаты.

Полисмены ехали следом. Джим и  Уилл, примостившиеся на заднем сиденье, пытались что-то добавить к словам медиков, но полисмены принялись болтать и смеяться, вспоминая случившееся, так что Уилл и Джим предпочли продолжать уже начатую ими ложь, когда назвались чужими именами, и теперь заявили, что живут за углом, неподалеку от полицейского участка.

Они попросили ссадить их возле темных домов, не доезжая до участка, взбежали кажый на «свое» крыльцо, схватились за дверные ручки и подождали, пока патрульная машина свернет за угол; тогда они спустились, побежали следом, и остановились, глядя на желтые огни участка, казавшиеся в полуночной тьме солнечно-яркими; Уилл посмотрел наверх и вдруг подумал, что весь вечер провел с Джимом, а Джим наблюдал за окном участка так, словно в любой момент темнота могла наполнить каждое из них и выключить свет навсегда.

Когда пойдем назад в город, подумал Уилл, я выброшу свои билеты. Но смотри-ка…
Джим все еще держал билеты, подаренные Даком, в руке.

Уилл вздрогнул.

Что думал Джим, что хотел, что намеревался делать теперь,  когда стало ясно, что тот мертвый человек ожил и жил лишь благодаря огню и теплу, полученным через механизм электрического стула? Любил ли он теперь карнавалы так же сильно, как раньше? Уилл размышлял и обдумывал все это. Слабые отголоски произошедшего мелькали в глазах Джима, но Джим и после всего увиденного оставался Джимом даже стоя здесь, где спокойный свет Юстиции падал на его скулы из окон участка.
— Шеф полиции, — сказал Уилл, — он слушал нас…

— Да. — Ответил Джим. — Он пытался вникнуть в наши слова так долго, что можно было сбегать на край света. Проклятье ада, Уильям, даже я не верю тому, что случилось за эти сутки.

— Но мы должны найти кого-нибудь еще выше, надо добиваться своего, ведь теперь мы знаем, в чем причина…
— Хорошо, и какая  же это причина? Что плохого сделал карнавал? Напугал даму в Зеркальном Лабиринте? Так она сама себя испугалась, скажут в полиции. Обокрали дом? Хорошо, а где вор? Спрятался под кожей старика? Кто этому поверит?  Кто бы поверил, что старый-престарый человек недавно был двенадцатилетним мальчиком? Какая еще причина? Исчез ли торговец громоотводами? Конечно, и оставил свою сумку. Но он мог просто-напросто уехать из города.
— Этот карлик на репетиции…
— Я видел его, ты видел, он похож на торговца громоотводами, верно, только можешь ли ты доказать, что он недавно был взрослым, большим человеком? Нет, точно так же, как ты не можешь доказать, что Кугер только что был маленьким. Мы правы здесь, Уилл, на тротуаре, и никаких доказательств, кроме того, что мы видели, у нас нет, мы просто дети; карнавал во всем возразит нам, и, кроме того, полиция прекрасно провела там время. Вот, черт, какая неприятность. Если бы только была еще возможность попросить прощенья у мистера Кугера…
— Извиниться? — возмутился Уилл. — Перед крокодилом-людоедом? Господи, твоя воля! Ты все еще не понимаешь, что мы не можем иметь дела с этими живодерами и дураками.

— Живодерами? Дураками? — Джим задумчиво посмотрел на него, вспомнив о сказочных существах, которые появлялись и пролетали в их снах. В плохих снах Уильяма «живодеры» стонали, бормотали и у них не было лиц. В таких же жутких снах Джима «дураки» разрастались и набухали, словно гигантские грибы, которые пожирались крысами, ими питались и пауки, которыми в свою очередь лакомились кошки, потому что пауки были большими.
— Живодеры! Дураки! — сказал Уилл. — Вам нужен десятитонный сейф, который вас придавит? Смотрите, что случилось с двумя людьми — мистером Электрико и тем ужасным сумасшедшим Карликом! Любая вещь может навредить людям на той проклятой карусельной машине. Мы знаем, мы сами видели. Возможно, они нарочно изуродовали торговца громоотводами, а может быть, это случилось по ошибке. Факт остается фактом — его, пьяного, каким-то образом затолкали в карусель, он поехал на ней и сделался таким сумасшедшим, что даже не узнает нас! Разве этого не достаточно, чтоб так перепугать, что ты забудешь самого Иисуса, Джим? Ведь, возможно, даже мистер Кросетти…

— Мистер Кросетти в отпуске.

— Может быть так, а, может, и нет. Вот его парикмахерская. Вот объявление: «Закрыто по случаю болезни». Какой болезни, Джим? Он что, съел слишком много сластей на представлении? Или получил морскую болезнь на всеми любимой карусели?
— Оставь это, Уилл.
— Нет, сэр, я не оставлю этого. Конечно, конечно, звуки карусели, словно плач по покойнику. Ты думаешь, мне нравится все время быть тринадцатилетним? Нисколько! Но без дурацких выдумок, Джим, посмотри правде в глаза, ты ведь действительно не хочешь, чтоб тебе было двадцать?

— О чем еще мы болтали все лето?
— Болтали, это верно. Но, бросившись очертя голову в эту машину и получив назад свое тело вытянутым в длину, ты бы не знал, Джим, что потом с ним делать!
— Я бы знал, — сказал Джим в темноте, — я бы знал.

— Конечно, ты просто ушел бы и оставил меня здесь, Джим.

— Почему? — возразил он. — Я бы не оставил тебя, Уилл. Мы были бы вместе.

— Вместе? Ты на два фута выше, и когда мы шли бы рядом, ты чувствовал бы меня у ноги как собачонку? Ты смотрел бы на меня сверху вниз, Джим, и о чем бы мы говорили; ведь у меня карманы набиты шпагатом от воздушных змеев, мраморными шариками, крючками… и рядом ты — с чистыми, замечательными пустыми карманами, ты, подшучивающий над такими как я; мы не могли бы найти общую тему для разговора, и вообще ты сумел бы бежать быстрее, чем я и, в конце концов, бросил бы меня…
— Я никогда не брошу тебя, Уилл…

— Бросишь за одну минуту. Ладно, уходи, Джим, просто уходи, оставь меня, со мной ничего не случится — у меня в кармане нож на всякий случай, посижу под деревом, попою песенки, пока ты станешь сумасшедшим ото всех этих лошадей, что бегут по кругу, но, слава Богу, они больше не крутятся…

— Это ты виноват! — закричал Джим и осекся.

Уилл выпрямился и сжал кулаки.

— Ты полагаешь, мне надо было отпустить молодого подлого и ужасного, чтобы получить на наши головы старого подлого и ужасного? Позволить ему прокатиться, чтоб он потом наплевал нам в глаза? И при этом, возможно, ты останешься с ним, помашешь ему ручкой «до свиданья!» и я тоже должен ему вежливо помахать, Джим, ты это имеешь в виду?

— Тшш… — прошипел Джим. — Нравится тебе об этом болтать. Уже поздно — карусель сломана…
— А когда ее починят, они прокатят на ней старого мерзкого Кугера, сделают его помоложе, сделают таким, что он сможет говорить, и вспомнит наши имена, и потом они придут как людоеды за нами или только за мной, если ты хочешь остаться с ними в хороших отношениях… и вообще иди и скажи им мое имя и покажи, где я живу…

— Я не сделал бы этого, Уилл. — Джим примирительно прикоснулся к нему.

— Ох, Джим, Джим, ты зрячий или слепой? Всему свое время, как говорит наш проповедник, все поодиночке, а не попарно, вспоминаешь?

— Всему, — повторил Джим, — свое время…

И тут они услышали голоса из полицейского участка. В одной из комнат, справа от входа, говорила женщина и к ней присоединялись мужские голоса.
Уилл кивнул Джиму, они потихоньку пробрались через кусты и заглянули в комнату.
Там сидела мисс Фоли. Там же сидел отец Уилла.

— Ничего не понимаю, — сказала мисс Фоли. — Не могу и подумать, что Уилл и Джим сломали у меня замок, украли, сбежали…

— Вы видели их в лицо? — спросил мистер Холлуэй.

— Когда я закричала, они повернулись лицом к свету.

Она ничего  не говорит о племяннике, подумал Уилл. И она, конечно же, не скажет о нем.

Ты видишь, Джим, он заранее намеревался закричать, устроить нам западню. Племянник ждал нас, ждал, когда мы появимся. Он специально хотел подстроить все так, чтоб мы попали в большую беду, и потом уже не имело бы значения, что мы кому-то говорили — полиции, родителям — никто не слушал бы наши россказни о карнавалах, позднем времени, о каруселях, потому что любые наши слова никого бы не убедили!

— Я не хочу выступать в качестве обвинителя, — говорила мисс Фоли. — Но если они не виновны, то куда же они делись?
— Они здесь! — заорал кто-то.

— Уилл! — одернул Джим.

Но было уже поздно.

Уилл подпрыгнул, ухватился за подоконник и перелез через окно.

— Они здесь, — просто сказал он, едва коснулся пола.
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Они тихо возвращались домой по освещенным луной улицам, мистер Холлуэй шел между ними. Когда они поравнялись с домом, отец Уилла остановился и вздохнул.
— Джим, я думаю, не стоит беспокоить твою маму так поздно. Если ты обещаешь сказать ей сам про все за завтраком, я тебя отпущу. Ты можешь войти так, чтоб не разбудить ее?

— Конечно. Поглядите, что у нас есть.

— У нас?

Джим кивнул и повел их за собой; потом он пошарил по стене дома, где среди листьев плюща и мха обнаружились железные скобы, которые они в свое время тайно прибили, чтобы сделать потайную лестницу в комнату Джима. Мистер Холлуэй рассмеялся, и в смехе этом крылась боль и странная глубокая печаль.

— И долго вы ее городили? Нет, не отвечайте. Ведь и я ее приколачивал, когда был в вашем возрасте. — Он взглянул вверх на плющ, поднимающийся к окну Джима. — Забавно получается: поздней ночью, вместо того, чтоб оставаться дома, вы спускаетесь в ад. — Он сдержал себя и спросил. — Надеюсь, вы не слишком долго бродите по улицам?..
— За всю неделю сегодня мы первый раз задержались за полночь.

Папа с минуту подумал.

— Если бы вы получили разрешение бродить по ночам, это все испортило бы, правильно? Главное — потихоньку ото всех красться летней ночью к озеру, к  кладбищу, к железнодорожным путям, к персиковым садам — вот что привлекательно…

— Господи, мистер Холлуэй, разве вы еще…

— Да, да. Но только не говорите мамам про то, что я вам сказал. А теперь полезай наверх. — Об одном прошу — не выходите больше на улицу ни в одну из ночей этого месяца.

— Да, сэр.

Джим с ловкостью обезьяны вскарабкался к звездам, нырнул в окно, закрыл его и задернул штору.

Папа посмотрел на потайные ступеньки, спускающиеся от света звезд к свободному миру тротуаров, приглашающих пробежать тысячу ярдов к высоким барьерам из темных кустов, к кладбищенски-тихим ночным решеткам заборов и стенам…
— Знаешь, что я ненавижу больше всего, Уилл? То, что я не могу бегать, как ты.

— Да, сэр, — ответил ему сын.

— Давай сейчас договоримся, — сказал папа. — Завтра иди и опять извинись перед мисс Фоли, оправдайся перед ней. Внимательно осмотри ее газон. Ведь ночью при спичках и фонарях можно было не доглядеть какую-то из драгоценностей. Потом пойди к шефу полиции и все ему расскажи. Ты счастливый, ты сам объявился. Ты счастливый, мисс Фоли не будет настаивать на обвинениях.

— Да, сэр.

Они подошли к своему дому. Папа раздвинул плющ на стене.

— У нас тоже?

Он нащупал ступеньку, которую Уилл приделал под листьями.

— У нас тоже.

Он достал кисет и набил трубку, пока они стояли около плюща и спрятанных под ним ступенек, ведущих наверх к теплым постелям и безопасным комнатам, затем раскурил трубку и сказал:

— Я тебя знаю. Ты не сделал ничего плохого. Ты ничего не крал.

— Нет, не крал.

— Тогда почему ты сказал полиции, что крал?

— Потому что мисс Фоли, непонятно, почему, хочет нас обвинить. Если она скажет, что мы, значит, мы. Ты помнишь, как она удивилась, когда увидела, что мы лезем в окно? Она и не рассчитывала никогда, что мы признаемся. Ну, а мы сознались. У нас достаточно врагов и без закона. Я подумал, что если бы мы сказали правду, наши враги облегченно вздохнули бы. И в то же время, старик, мисс Фоли тоже победила, потому что теперь мы преступники. Ведь никто не поверит, если мы скажем правду.
— Я поверю.

— Неужели? — Как ни старался Уилл найти тень, омрачившую лицо отца, он увидел лишь свет в глазах и ясность во всем облике.

— Папа, завтра ночью в три часа утра…

— В три утра…

Он видел, как папа вздрогнул, словно от холодного ветра; казалось, папа знал уже обо всем и сейчас просто не мог сдвинуться с места, не мог ободряюще похлопать Уилла по плечу.

Он знал, но не мог сказать. Завтра скажет, еще в какой-либо день тоже, потому что, возможно, с восходом солнца шатры свернут, уроды уберутся, оставив их одних, зная, что они достаточно напуганы, чтоб не выдать тайны, не проболтаться о чем-нибудь и держать язык за зубами. Возможно, завтра все это развеялось бы как дым, возможно… возможно…

— Ну, Уилл? — тяжело проговорил папа, трубка в его руке почти не дымилась. — Продолжай же.
Нет, думал Уилл, пусть уж съедят Джима и меня, а не кого-нибудь еще. Ведь любому, кто знает, насолят. Поэтому никто больше не должен знать. Вслух же он сказал:

— Через пару дней, папа, я расскажу тебе все. Я клянусь. Честью мамы клянусь.

— Честью мамы, — повторил отец, — этого для меня достаточно.
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Ночь была свежая и пыль на осенних листьях пахла так, словно ветер принес на дюны за городом пески древнего Египта. Вот ведь, думал Уилл, в такое время я еще могу рассуждать о пыли, которой четыре тысячи лет, о пыли древних людей, летящей над миром, и меня печалит, что никто не замечает этого, кроме меня и, может быть, папы, и даже мы не говорим об этом друг другу.

Сейчас было время, когда одна секунда разделяла ход мысли на две половины: в одной мысли были похожи на ощетинившегося злого пса, в другой появлялось благодушие, напоминавшее ласкового дремлющего кота. Пора было отправляться спать, но они все еще медлили, с неохотой собираясь кружным путем побрести к подушке и к сонным ночным мыслям. Было как раз то время, когда хотелось сказать очень много, но не говорилось ничего. Это было время после первых, но отнюдь не последних открытий. Хотелось знать все и не хотелось ничего знать. Это было новое наслаждение, которое даруется людям, начинающим говорить лишь тогда, когда они должны говорить. Но в этом же крылась и горечь, вполне возможная при откровенном разговоре.
Сейчас они не могли отрешиться от этого момента, который обещал в недалеком будущем другие ночи, когда мужчина и мальчик, становящийся мужчиной, могли почти петь от прекрасного согласия. Итак, Уилл осторожно спросил, наконец:
— Папа? А я хороший человек?

— Я думаю, что да. Я знаю это.

— Но разве… разве это поможет, когда будет действительно трудно, когда начнутся неприятности?

— Это поможет.

— Это спасет меня, если я буду нуждаться в спасении? Если рядом будут только плохие люди и на мили кругом никого из хороших, что тогда?
— Это поможет.

— Это не очень-то радует, папа!

— Запомни: хорошее, доброе — не гарантия для твоего телесного благополучия. Оно важно для спокойствия духа…

— Но иногда, папа, разве ты не бываешь так напуган, что даже…

— …дух не спокоен!? — отец кивнул, и на лице его появилась тревога.
— Папа, — спросил Уилл совсем тихо. — А ты хороший человек?

— Для тебя и твоей мамы — да, я пытаюсь быть таким. Но ни один человек не герой для самого себя. Я живу с собой уже целую жизнь, Уилл. Я знаю все худшее, что можно знать обо мне…

— И если все это сложить вместе?..
— Что получится в сумме? Когда хорошее или плохое приходит или уходит, я по большей части принимаю это спокойно, и поэтому со мной все в порядке.

— Тогда, папа, почему же ты несчастлив?

— На газоне, знаешь ли, у… давай взглянем… час тридцать… Здесь не место начинать философствовать…

— То, что я спросил у тебя — это все.

Наступило долгое молчание. Папа вздохнул.

Потом папа взял его за руку, подвел к крыльцу, усадил на ступеньку и раскурил свою трубку. Попыхивая трубкой, он сказал:

— Хорошо. Мама спит крепко. Она не знает, что мы здесь ведем свой секретный разговор… Мы можем не спешить домой. А теперь давай посмотрим, когда это ты решил, что быть хорошим человеком, значит быть счастливым?

— Я всегда так думал.

— Но теперь учись думать иначе. Иногда человек, расплывшийся в улыбке, который выглядит самым счастливым во все городе, в действительности обременен тягчайшим грузом греха. Есть улыбки и улыбки. Есть улыбки, которые уверяют, будто мрак и темнота — всего лишь вид света. Хохочущий весельчак-зазывала только на виду у публики таков, а остальное время он прячется ото всех. У него свои шутки и своя вина. Люди, Уилл, любят грех, о, как они любят грех во всех обличьях, размерах, цветах и запахах. Наступают времена, когда нашим аппетитам больше соответствуют корыта, чем столы. Слушаешь иной раз человека, слишком громко превозносящего других и подумываешь, не вышел ли он только что из свинарника, где стоит его корыто. С другой стороны, несчастный, бледный, обманутый человек, идущий рядом, человек, который видит всю вину и грех окружающих — он зачастую и есть твой хороший человек, Уилл. Ведь быть хорошим — это ужасное занятие; люди напрягаются изо всех сил и в результате иногда разрываются пополам. Я знал нескольких из них. Ты работаешь вдвойне, и тебе одинаково тяжело будь ты фермер или его свинья. Я думаю, что пытаться быть хорошим — это все равно как попробовать однажды ночью взбежать к себе домой по стене. Человек с высокими запросами теряет иной раз присутствие духа из-за ничтожного волоска, упавшего на него. Он не может позволить себе заботу о себе, он не станет вызволять себя из западни, куда угодил во время молитвы.
О, что была бы за прелесть, если бы ты мог просто быть прекрасным, поступать прекрасно, даже не помышляя об этом. Но это трудно, верно ведь? В холодильнике остается последний кусок лимонного торта, он не твой, и ты среди ночи настороженно лежишь из-за этого, а тебе жарко, ты в испарине и, эх, ведь хочешь его слопать? стоит ли говорить тебе об этом? Или — жаркий весенний полдень, а ты прикован к школьной парте, вдалеке же течет река, такая прохладная, гремящая водопадом. Школьники могут слышать ее зов за целые мили… Минута за минутой, час за часом время жизни не кончается никогда, и никогда не останавливается, и у тебя есть выбор в эту секунду или в следующую или после следующей, быть хорошим или быть плохим — это и есть то, о чем тикают часы, о чем они говорят своим тиканьем. Беги, купайся или сиди на жаре, беги, ешь кусок торта или лежи голодный и честный. Итак, ты остаешься на месте, но однажды, оставшись, Уилл, сказать тебе секрет или нет? оставшись на месте, не думай о реке, не думай о куске торта. Потому что, если будешь думать, ты сойдешь с ума. Сложи все реки, в которых никогда не купался, все куски торта, все пирожные, которых никогда не пробовал, и тем временем ты получишь мой возраст, Уилл, и скажешь, что судьба прошла мимо. Но тогда ты можешь утешить себя, думая об опасностях, которых избежал — ведь много раз ты мог бы утонуть или смертельно простудиться от замороженного лимонного торта. Но тогда, преодолев глупое малодушие, может быть, ты воздержишься от желания воспользоваться всем, что только возможно и остановишься, подождешь; играй же в эту игру, но только осторожно.
Посмотри на меня: женился, когда было тридцать девять, Уилл, понимаешь, тридцать девять! Но я был так занят борьбой с самим собой, ведь я на трех шагах спотыкался дважды, и я считал, что не стану жениться до тех пор, пока не превзойду себя и не стану навсегда хорошим. Слишком поздно я убедился в том, что нельзя ждать пока достигнешь совершенства, нужно просто выбежать на улицу, падать и подниматься, и чтоб рядом был еще кто-то… И так, наконец, однажды ночью я поднял глаза от моего всеохватного поединка с самим собой, когда твоя мать пришла в библиотеку за книгой, но вместо книги получила меня. И я увидел тогда, а ты видишь сейчас полуплохого мужчину и полуплохую женщину, которых берешь, складываешь их две хорошие половинки вместе, и получаешь одного человека со всем хорошим, что было распределено раньше между двумя. Это и есть ты, Уилл, купленный на мои деньги. И странная вещь, сынок, и печальная. Ты всегда убегаешь туда, на край газона, а я сижу на крыше и пытаюсь приспособить книги вместо черепицы, и я довольно скоро понял, что ты, Уилл, стал мудрее, лучше и быстрее, чем я когда-либо был или буду.
Папина трубка погасла. Он замолк, чтобы выбить ее и еще намять табаку.
— Нет, сэр, — сказал Уилл.

— Да. — Возразил отец. — Я был глупец, не зная, что я дурак. И мой здравый смысл подсказывает по этому поводу: ты мудрый.

— Забавно, — сказал Уилл после долгой паузы. — Ты поведал мне сегодняшней ночью больше, чем я тебе. Я еще немножко подумаю. Может быть, я скажу тебе кое-что за завтраком. Идет?

— Идет, если ты захочешь.
— Потому что… я хочу, чтоб ты был счастлив, папа.

Он  ненавидел слезы, которые навернулись на его глаза.

— Со мной все будет в порядке, Уилл.

— Я бы что угодно сказал или сделал, чтоб ты стал счастливым.

— Уилли, Уильям… — Папа опять раскурил свою трубку, некоторое время наблюдал, как душистый дым растворяется в ночном воздухе, а потом продолжил. — Просто скажи мне, что я буду жить вечно. Это доставило бы мне большое удовольствие.

Его голос, подумал Уилл, я никогда не замечал — ведь от того же цвета, что и его волосы.

— Па, — сказал он, — не говори так печально.

— Почему? Моя оригинальность в том, что я печальный человек. Я читаю книгу, и она делает меня печальным. Смотрю фильм — печально. Игры? Они все во мне переворачивают.
— А есть что-нибудь, что не делает тебя печальным? — спросил Уилл.
— Лишь одна вещь. Смерть.

— Ну, старик! — удивился Уилл. — Мне думается, как раз в этом-то и причина печали.
— Нет, — сказал человек с голосом, так подходившим к его волосам. — Смерть делает печальным все остальное. Но сама по себе смерть только пугает. Если бы не было смерти, все остальные вещи не старились бы, не портились, не ветшали…
И сюда приходит карнавал, подумал Уилл, со Смертью как с трещоткой в одной руке, с Жизнью как пряником в другой; трясет одной рукой, чтоб напугать, протягивает другую, чтоб у тебя потекли слюнки. Сюда идет карнавальное действо, у него полны обе руки.

Он вскочил со ступеньки.

— Послушай, папа! Ты будешь жить всегда! Поверь мне, или не можешь? Конечно, ты был раньше нездоров, но ведь это прошло. Конечно, тебе пятьдесят четыре, но это ведь еще молодость! И еще другая веешь…
— Ты так полагаешь, Уилли?

Отец ждал, что он скажет дальше. Уилл колебался, кусал губы и вдруг выпалил:

— К карнавалу и близко не подходи!

— Странно, — сказал отец, — об этом же самом я собирался предупредить тебя.

— Я не вернулся бы туда и за миллиард долларов!

Однако, подумал Уилл, это не остановит карнавал, который рыщет по городу, чтоб нанести визит мне.

— Папа, обещаешь?

— Почему ты не хочешь, чтоб я туда пошел, Уилл?
— Это одна из вещей, о которой я расскажу завтра или на той неделе, или в будущем году. Только доверься мне, папа.

— Я так и сделаю, сынок, — отец взял его за руку, — обещаю тебе.

И они оба, как по сигналу повернулись к дому. Час был поздний, сказано было достаточно, и они чувствовали, что надо идти.

— Путь, по которому ты ушел, — сказал отец, — это путь, по которому войдешь.

Уилл тихонько подошел к стене, чтоб коснуться железных ступенек, спрятанных под шуршащим плющом.

— Папа, ты не станешь их ломать?..

Отец ощупал скобу пальцами.

— Однажды, когда они надоедят тебе, ты их сам сломаешь.

— Они мне никогда не надоедят.
— Может быть, тебе сейчас так кажется? В твоем возрасте представляется, что никогда и ни что не надоест. Хорошо, сынок, лезь наверх.

Он заметил, как отец посмотрел вверх, словно разглядывая спрятанную под плющом лестницу.

— Ты тоже хочешь по ней забраться?

— Нет, нет, — поспешно ответил отец.

— А то добро пожаловать, — улыбнулся Уилл.

— Мне и эта хороша. А ты полезай.

Он все еще смотрел на плющ, шевелившийся в тусклом утреннем свете.

Уилл подпрыгнул, ухватился за первую, вторую, третью скобу и посмотрел вниз.

Отсюда папа, стоявший там, на земле, выглядел маленьким, осевшим. Почему-то не хотелось оставлять его в ночи, словно кем-то покинутого в беде, Уилл поднял было руку, чтобы схватиться за следующую скобу, но остановился.

— Папа, — прошептал он, — тебе не хватает сил!

— Кто сказал!? — молча кричал папин рот.

Он подпрыгнул и ухватился за скобу.

И с беззвучным смехом мальчик и мужчина, не останавливаясь, карабкались по стене дома, одновременно перехватываясь руками и упираясь ногами в скобы.
Он слышал, как папа поскользнулся, но выкарабкался и нащупал ступеньку.
Держись крепче! мысленно подбадривал он.

— Эх..!

Отец тяжело перевел дыхание.

Закрыв глаза, Уилл молился про себя: держись… там… сейчас..!

Старик напряженно вздохнул, выругался свирепым шепотом и опять полез.

Уилл открыл глаза и продолжал карабкаться; весь оставшийся путь был высоким, прекрасным, приятным, удивительным, и гадким! Они подтянулись и сели на подоконник, одинакового роста, одинакового веса, освещенные одними и теми же звездами, и сидели, обнявшись, давясь от приступа смеха, который навалился на них сразу, охватив обоих, но они сдерживались, опасаясь всевидящего Бога, страны, жизни, мамы и ада; они плотно зажали руками рты друг другу и чувствовали, как из них фонтаном било согласное горячее веселье; так продолжалось мгновенье за мгновеньем и глаза их светились, они были полны влаги и любви.
Потом, в последний раз крепко обняв сына, папа ушел, дверь спальни закрылась.

Опьяненный чередой ночных событий, заворожено высунув язык от предчувствия еще более важных и сложных откровений, которые вдруг открылись в папе, Уилл отшвырнул ослабевшими руками одежду, отпихнул ее восхитительно натруженными и побаливающими ногами, и как бревно повалился в постель.
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Он спал ровно один час.

И потом, словно припоминая что-то, что мельком увидел, он проснулся, сел и посмотрел на крышу дома, где жил Джим.

— Громоотвод! — завопил он. — Громоотвод исчез!

Действительно, так оно и было.

Украли? Нет. Джим сам его снял? Да. Почему? Потому что подумал, что все это ерунда. Уилл представил, как Джим с усмешкой залез, чтобы сбросить железяку: пусть только посмеет любая буря поразить его дом! Испугался? Нет. Если же и испугался, то страх сделался чем-то вроде нового костюма из электрической энергии, который Джим решил примерить.

Джим! Уилл хотел вдребезги разбить свое проклятое окно. Иди и приколоти прут обратно! Прежде чем наступит утро, Джим, блистательный карнавал пошлет кого-нибудь узнать, где мы живем; не знаю, как они придут, и как будут выглядеть, но, Боже мой, твоя крыша такая пустая! Облака летят быстро, эта буря надвигается на нас и…
Уилл остановился.

Интересно, какой шум издает воздушный шар, когда парит в воздухе?

Никакого.

Нет, не совсем так. Он шумит, он шелестит, как ветер, играющий вашими белыми занавесками, издающими вздохи морской пены. Или он издает звук, подобный тому, когда звезды поворачиваются в твоем сне. Или он возникает, словно восход или закат луны. Последнее лучше всего: так же, как луна плавно движется в мировых глубинах, так же проплывает воздушный шар.

Как ты услышишь его, как тебя предупредить? Ухо, разве оно услышит? Нет. Но волоски на задней стороне шеи и персиковый пух в ушах — они уловят, и волоски на руке застрекочут как ножки кузнечика, трущиеся друг о друга и издающие странную музыку. Итак, ты знаешь, ты чувствуешь, лежа в постели, ты уверен, что воздушный шар погружается в небесный океан.

Уилл почувствовал движение в доме Джима; Джим в свою очередь с помощью тонких темных восприятий должен был определить, как высоко над городом раздвинулись ночные испарения, чтоб дать дорогу воздушному Левиафану.
Оба мальчика почувствовали тень, загородившую проезд между домами, оба подняли вверх оконные рамы, оба высунулись наружу, оба раскрыли рты от изумления, потому что момент был выбран, как всегда исключительно точно, это была восхитительная пантомима интуиции, безошибочно определившей опасность, это проявилась удивительная согласованность в действиях, выработанная за годы дружбы. Затем оба взглянули вверх, и их лица сделались серебряными в лучах взошедшей луны.
В этот миг воздушный шар пронесся вверху и исчез.
— Боже мой, что тут делает воздушный шар? — спросил Джим, не ожидая ответа.

Ведь выглядывая из окон, оба они знали, что воздушный шар ведет поиск, что это лучшая ищейка изо всех возможных — и у него нет шума автомобильного двигателя, нет шин, скрипящих по асфальту, нет звука шагов человека, идущего по улице; только ветер, несущий огромную амазонку сквозь облака, только торжественный полет плетеной корзины и плавное движение бури, прокатывающейся наверху.
Ни Джим, ни Уилл не разбили от неожиданности своих окон, не задернули штор, они просто неподвижно стояли и ждали, потому что опять услышали шум, подобный шороху, пронесшемуся в чьем-то сне.

Температура упала до сорока градусов по Фаренгейту.
Потому что теперь подхваченный бурей шар с легким шорохом повернулся и стал тихо спускаться вниз, его слоновая тень дохнуло холодом на газоны, блеснувшие алмазами росы, сквозь эту тень проглядывал лишь острый блик медного циферблата солнечных часов, стоявших в траве.
То, что они увидели, затем было чем-то неопределенным и шуршащим, затаившимся в свисающем вниз плетеном экипаже корзины. Была ли это голова и плечи? Да, с луной похожей на серебряную маску, выброшенную поверх шара. Мистер Дак! подумал Уилл. Тот, Кто Все Сокрушает! подумал Джим. Бородавка! подумал Уилл. Скелет! Глотающий Лаву! Повешенный! Мосье Гильотина!

Нет.
Пылевая Ведьма.

Ведьма, которая могла вытащить черепа и кости, зарытые в песке, а затем выбросить их вон.

Джим посмотрел на Уилла, Уилл на Джима; оба прочитали по движению губ: Ведьма!

Но почему в ночном воздушном шаре на поиск отправили восковую старую каргу? думал Уилл, почему не кого-нибудь другого с ядовитыми клыками, с волчьим огнем или со змеиным взглядом в глазах? Почему послали эту разваливающуюся статую с веками слепого тритона, крепко сшитыми черной вдовьей нитью?

И затем, глядя вверх, они узнали, почему.

Ведь Ведьма, хоть и была из воска, оказалась на удивленье живой. Будучи, слепой, она совала вниз свои ржавые, покрытые пятнами пальцы, которые ощупывали, рассекали воздух, которые резали и косили ветер, шелушили слои пространства, лущили невидимые звезды, затем они останавливались и так же, как ее нос, указывали на то, что нашли.
Мальчики знали даже больше.
Они знали, что она была слепой, но особенно слепой. Она могла окунуть свои руки в пространство, чтоб почувствовать глухие удары пульса всего мира, могла дотронуться до крыш домов, ощупать чердаки, снять урожай пыли, проверить сквозняки, которые дули сквозь холлы домов и души людей, сквозняки выпускались из кузнечных мехов, глухо били в запястье, тяжело ударяли в виски, пульсировали в горле и возвращались обратно в черные прокопченные мехи. Так же точно, как мальчики чувствовали, что шар, подобно осеннему дождю, опускается вниз, она чувствовала их души, обнаженные, открытые как дыхание, выходящее из ноздрей. Каждая душа представлялась Ведьме огромным теплым отпечатком пальца и ощущалась ею по-разному; Ведьма могла мять ее в руке, как глину, нюхать ее особый запах; и Уилл слышал, как она издали вынюхивает его жизнь; их души различались по вкусу и она смаковала их своим окровавленным, постоянно жующим ртом, своим высовывающимся как у гадюки языком; их души по-разному звучали, она впускала их в одно ухо и выпускала из другого!
Ее опущенные вниз руки играли воздухом — одна рука для Уилла, другая для Джима.
Тень шара окатывала их паникой и ужасом.
И вдруг Ведьма испарилась.

Шар, освободившийся от этого небольшого угрюмого балласта, взмыл вверх. Тень рассеялась.

— О, Господи! — сказал Джим. — Теперь она знает, где мы живем!
Оба задыхались. Какой-то чудовищный груз медленно волочился по крыше дома Джима.

— Уилл! Она добралась до меня!

— Нет! Я думаю…

Что-то медленно проволоклось, шурша, от края к коньку крыши Джима. Затем Уилл увидел, как шар, покрутившись вверху, улетел по направлению к холмам.
— Она ушла, она уже далеко! Джим, она что-то сделала с твоей крышей. Гляди, какая силища, она, шутя, столкнула сверху шест!
Потом Джим метнул в окно Уилла бельевую веревку, Уилл привязал ее к подоконнику, вылез наружу и, перехватываясь по веревке руками, добрался до Джима, который помог ему влезть в окно, они босиком пробрались через чулан и поднялись на чердак, похожий на тюремную камеру, старую, мрачную и такую же безмолвную. Выбравшись на высокую крышу, Уилл с дрожью в голосе крикнул:
— Джим, это здесь!

Это было там, в лунном свете.

Это был след, похожий на тот, что оставляют улитки на асфальте тротуара. Он блестел под луной. Он выглядел серебристым и скользким. Но след этот принадлежал гигантской улитке, которая, если она существовала, весила добрую сотню фунтов. Серебряная полоса была в ярд шириной. Начавшись внизу у заполненного листьями сточного желоба, серебристый след, мерцая, поднимался к вершине крыши и, перевалив через нее, трепетал в лунном свете по другой стороне до самого низа.
— Почему? — удивился Джим. — Почему же?
— Эту полосу легче увидеть, чем номера домов или названия улиц. Она так отметила твою крышу, что ее можно теперь увидеть ночью и днем за целые мили вокруг!

— Черт побери! — Джим нагнулся, чтобы потрогать след. Едва различимая, дурно пахнущая клейковина осталась на пальце. — Уилл, что же нам делать?
— Я догадался, — прошептал Уилл. — Они вернутся назад не раньше утра. Они сейчас не могут поднимать шум. У них есть какой-то план. Сейчас правильно будет только одно, что мы и сделаем!

Внизу, словно огромный ожидающий из удав, через газон извивался шланг для поливки сада.

Уилл быстро спустился вниз, стараясь не шуметь, чтоб никого не разбудить.

Джим, сидевший на крыше, был страшно удивлен, когда почти тотчас же, запыхавшийся от спешки вернулся Уилл, он сжимал в кулаке шипевший и брызгавший водой шланг.

— Уилл, ты гений!
— Конечно! Быстрей!

Они потащили шланг, чтоб напрочь смыть с кровли несущее беду серебро, смыть злобную ртутную краску. Орудуя шлангом, Уилл взглянул в даль, туда, где чистые тона ночи переходили в утреннюю зарю, и увидел шар, маневрирующий по ветру. Почувствовал ли он, что его замысел раскрыт, возвращался ли обратно? Намеревалась ли Ведьма отметить крышу снова, и не пришлось бы им снова ее мыть, и она опять поставила бы свою метку, и они опять ее смывали бы до самого рассвета? Что ж, если бы понадобилось, пришлось бы этим заниматься.

Было бы хорошо, подумал Уилл, если б я сумел остановить Ведьму. Ведь они не знают ни наших имен, ни адреса; мистер Кугер слишком близок к смерти, чтоб вспоминать или говорить. Карлик, если это даже торговец громоотводами — сумасшедший и, слава Богу, не придет в себя, не опомнится! И они не осмелятся беспокоить мисс Фоли с утра. Поэтому-то далеко в лугах со скрежетом зубовным они снарядили на поиски Пылевую Ведьму…
— Какой я дурак… — огорченно промолвил Джим, промывая крышу там, где раньше стоял громоотвод. — Почему я не оставил его здесь?
— Молния еще не ударила, — сказал Уилл, — и если мы будем действовать быстро, она не ударит совсем. Теперь лей вот сюда!

Они усердно поливали крышу.

Внизу с треском закрылось окно.

— Мама, — мрачно усмехнулся Джим, — она подумала, что идет дождь.
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Дождь перестал.

Крыша стала чистой.

Они сбросили шланг-змею, чтобы она тяжело ударившись о ночную траву, на тысячу миль вокруг возвестила, что дело сделано.

Далеко за городом шар все еще висел между ничего не обещающей полночью и многообещающим, подающим надежды, хоть и невидимым еще солнцем.

— Чего она ждет?

— Может, она унюхала, что мы тут, наверху?

Они спустились вниз через чердак и вскоре уже лежали по своим комнатам в постелях, отдыхая после лихорадочных разговоров, бросавших то в жар, то в холод, прислушиваясь к ударам сердец и к ходу часов, ускоряющемуся с приближением рассвета.
На все, что они замышляют, подумал Уилл, мы должны ответить первыми. Ему захотелось вдруг, чтобы шар вернулся назад, потому что Ведьма догадалась об исчезновении ее знака, чтоб спустилась вниз и снова оставила след на крыше. Почему?

А потому.

Он поймал себя на том, что смотрит на свое бойскаутское снаряжение — большой замечательный лук и колчан со стрелами, висящие на восточной стороне комнаты.
Извини меня, папа, подумал он и, улыбнувшись, сел. Настало время выйти на улицу в одиночку. Я не хочу, чтоб она вернулась назад к своим рассказам обо всем, что мы делали в эти часы или может быть о том, что сделаем в течение ближайших дней.

Он мгновенно снял со стены лук и колчан, поколебался, размышляя, затем украдкой поднял раму и выглянул наружу. Не было надобности громко и долго кричать. Но и просто думать было тяжко. Они не могут читать мысли, я знаю, это верно, иначе они не послали бы ее, и она не может читать мысли, но она может чувствовать тепло тела, улавливать особые температуры, особые запахи и особенное волнение; и если я подпрыгну, если дам ей знать о моих будто бы добрых чувствах и обману ее, может быть, может быть…
Далекий навевающий дремоту бой часов возвестил четыре часа утра.
Ведьма, подумал он, возвращается.

Ведьма, подумал он еще напряженней, так что сердце запрыгало, крыша чистая, слышишь!? Мы вымыли ее своим собственным дождем! Ты должна вернуться и снова пометить ее! Ведьма?..

И Ведьма встрепенулась.
Он почувствовал, как земля повернулась под воздушным шаром.

Хорошо же, Ведьма, приходи, я здесь один, я мальчик без имени, ты не можешь читать мои мысли, но здесь я плюю на тебя! и кричу во все горло, что мы обманули тебя, что наш замысел удается, так приходи же, приходи! посмей придти, посмей же!

За многие мили до него донеслось ее затрудненное дыхание, вызванное разреженностью воздуха наверху.
Черт побери, подумал он вдруг, я ведь не хочу, чтоб она возвращалась к этому дому! Иди сюда! Он быстро оделся.

Сжимая оружие, Уилл ловко спустился по лестнице, спрятанной под плющом, и поспешил по мокрой траве.

Ведьма! Сюда! Он побежал, оставляя за собой следы, чувствуя бешеный, прекрасный подъем сил, он бежал, словно заяц, наевшийся какого-то неизвестного сладко-ядовитого корня, заставляющего скакать галопом. Коленки ударяли его под подбородок, ботинки давили мокрые листья, он перепрыгнул через живую изгородь, его руки полны грозного ощетинившегося оружия, которое страшило и радовало, его зубы стучали, словно рот был набит мраморными шариками.

Он оглянулся. Шар висел совсем близко! Он появлялся и исчезал от дерева к дереву, от облака к облаку. Куда я бегу? подумал Уилл. Погоди-ка! Дом Редмена! В нем давным-давно никто не живет! Еще два  квартала и я там.

Раздавалось только быстрое шарканье ног по листьям и громкое шипение странного существа в небе, пока лунный свет заливал снежной белизной всю округу и сверкали звезды.

Задыхаясь, с громко бьющимся сердцем он подбежал к фасаду дома Редмена и закричал молча: сюда! Это мой дом!
Он почувствовал, как река воздушного течения переменила в небе свое русло.

Отлично! подумал он.
Река уже поворачивала ржавую ручку двери. О, Боже, подумал он, а что, если они ждут меня внутри?

Он открыл дверь, ведущую во тьму.

Там в неприглядности взметнулась пыль, и словно струны арфы зазвучала паутина. И больше — ничего.
Перепрыгивая через две ступеньки, Уилл помчался вверх по лестнице, вылез на крышу, спрятал свое оружие за трубой и встал, высокий и ожидающий.
Зеленый, словно покрытый слизью, разрисованный громадными изображениями  крылатых скорпионов, древних птиц-фениксов, огней, дыма, ненастной погоды, шар, покачивая плетеной корзиной, с присвистом спустился вниз.
Ведьма, думал Уилл, сюда!

Влажная тень задела его, словно крыло летучей мыши.

Уилл упал. Он закрылся руками. Тень обладала подобием черной плоти и ударила его.

Он лежал, обхватив трубу.

Тень полностью поглотила его.

Он очутился словно бы в холодной пещере на дне моря, так выглядел облачный сумрак, сгустившийся вокруг него.
Но внезапно ветер сам по себе изменил направление.

Ведьма разочарованно зашипела. Шар поплыл вверх, кружась и стараясь стереть его своей тенью.

Ветер! подумал мальчик с бешенной радостью, он на моей стороне!

Нет, не уходи! думал он. Вернись назад.

Он боялся, что Ведьма пронюхала его план.

Она пронюхала. Его замысел вызывал у нее неодолимый зуд. Она нюхала, она задыхалась от него. Уилл видел, как ее ногти принялись рассекать и царапать воздух, они словно пробегали по желобу, заполненному воском, и отыскивали там какие-то отпечатки. Она повернула свои ладони вниз, словно он был маленькой печкой, тихо топившейся внизу, и она прилетела, чтоб погреть над ним озябшие руки. В то время, как корзина раскачивалась, словно маятник, он разглядел ее плотно сжатые, слепые, зашитые глаза, ее уши, заросшие мхом, бледный, сморщенный как сухой абрикос рот мумии, который втягивал воздух и она пыталась определить по вкусу, что было обманного в действиях и в мыслях мальчишки. Он рисовался ей слишком хорошим, слишком необыкновенным, слишком прекрасным, слишком проницательным, чтоб быть правдой! Ничуть не сомневаясь, она знала это!
И зная это, она сдерживала дыхание.

И эта задержка дыхания на какое-то время заставляла шар зависнуть на середине между появлением и исчезновением.
Сейчас робко, заискивающе, едва осмеливаясь проверить то, что ей было нужно, Ведьма появилась. Шар, словно тяжело нагрузившись, снизился. И затем он тут же исчезал, ловко набирая высоту, словно освободившись от тяжелого пара!
Теперь же, теперь было ожидание, она сдерживала злобный вздох в перепутанной паутине своего крохотного, как у ребенка тела.

Уилл соединил пальцы и сделал «нос», передразнивая ее.

Она всосала воздух. Вес одного этого вдоха заставил шар быстро поползти вниз.

Ближе, ближе! подумал Уилл.

Но она осторожно кружилась над ним, пустив в ход свое уменье и вынюхивая острый запах пота, выступившего у него. Следуя за Ведьмой, Уилл колесил за шаром по крыше. Ты! думал он, ты хочешь меня измотать! хочешь, чтоб  у меня закружилась голова?
Оставалось испытать одну последнюю уловку.
Он встал спиной к шару и замер.

Ведьма, подумал он, ты не можешь сопротивляться.

Он ощутил звук, исходящий из слизистого зеленого облака, наполненного злобным духом, он услышал пронзительный визг и возню в корзине, словно в мышеловке, и тут же тень охватила холодом его ноги, спину и шею.

Ближе!
Ведьма втянула воздух, набрала вес, накопила свою ночную тяжесть балласт звезд и холодного ветра.
Ближе!

Слоновая тень ударила, и у него заложило уши.

Он слегка придвинул к себе свое оружие.

Тень поглотила его.

Не паук ли паутиной слегка задел волоски на его руке?

Сдерживая крик, Уилл отворачивался, вертелся на одном месте.

Ведьма, высунувшись из корзины, была не более, чем в футе от него.

Он согнулся. Он ухватился за что-то.

Унюхав, поняв, что мальчишка держится крепко, Ведьма попыталась завизжать и выдохнуть, но вместо этого она устрашающе втянула воздух и вместе с ним всосала вес, отягощая шар. Корзина пробороздила по крыше.

Уилл оттянул тетиву, но из-за волнения перестарался, усилие оказалось чрезмерным.

Лук разломился надвое. Он с недоумением рассматривал стрелу, оставшуюся в руках.

Ведьма одним огромным вздохом облегчения и триумфа выпустила воздух.

Шар пошел вверх, ударив Уилла скрипящей сухими прутьями, тяжело нагруженной корзиной.

Обезумевшая от счастья Ведьма, опять закричала.

Тогда, ухватившись одной рукой за край корзины, другой, свободной рукой, Уилл размахнулся и со всей силой метнул стрелу, полетевшую в шар.

Ведьма замолчала, но продолжала неистовствовать совсем рядом, у самого лица.
Затем стрела, которая, казалось, летела целый час, пробила маленькое отверстие в оболочке шара. Потом она наклонилась и ее наконечник, словно нож, разрезающий головку зеленого сыра, вспарывал шар. Его поверхность дальше разрывалась уже сама, и отверстие походило на рот, раскрывшийся в улыбке на боку гигантской груши, а слепая Ведьма в это время бормотала, стонала, жаловалась, ее губы покрывались пузырями, она пронзительно верещала, протестуя и возмущаясь; Уилл висел в воздухе, крепко ухватившись за корзину и болтая ногами, тогда как шар выл и  свистел, оплакивая свою быстро приближавшуюся газовую смерть; а заключенный в темницу воздух, словно дыхание дракона яростно вырывался наружу и шар еще мог подниматься от силы этой струи.
Уилл разжал руки. Ветер засвистел в ушах. Он перевернулся, ударился о кровлю старой крыши и покатился вниз по скату, провалился в пустоту и, закричав, в последний миг уцепился за треснувший водосточный желоб, удержался и посмотрел в небо, отыскивая шар, который свистел, морщился и полз вверх как покалеченный зверь, изрыгающий в облака свое смрадное дыхание; шар, будто смертельно раненый, но не соглашающийся умирать мамонт, выкашливал из утробы свои смердящие ветра.
Все это в один миг. Потом Уилл раскачивался в пространстве и даже не успел обрадоваться счастливому избавлению, когда, сорвавшись с крыши, полетел вниз и дерево, раскинувшее свои сучья и прутья, как мягкий матрац, задержало его падение. Словно бумажный змей, слетевший с небес, он лежал на ветках лицом к луне и во время этого вынужденного досуга слушал последние горестные жалобы Ведьмы, по спирали удалявшейся на своем шаре со своими нечеловеческими печалями и горестями прочь от дома, от улицы, от города.
Улыбка шара, его рана, его смертельный бред теперь кружились над лугами, из которых он прилетел, он опускался вниз позади спящих, ни о чем не подозревающих домов.
Уилл долго не мог пошевелиться, боялся двинуться. Лежа на ветвях дерева, он испуганно ожидал, что вот-вот соскользнет на черную землю и размозжит себе голову.

Сердце колотилось с такой силой, что могло стряхнуть его с ветвей, но он радовался, слушая его удары, сознавая, что жив.

Наконец, несколько успокоившись, он собрался с силами и, творя самую проникновенную молитву, спустился по стволу дерева вниз.
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В остаток ночи ничего больше не случилось.
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На рассвете оглушительной силы гром прокатился под холодными небесами. Дождь безмолвно упал на городские купола и крыши, и тут же захохотал, закудахтал из водосточных труб, заговорил на странных потайных языках под окнами, за которыми Джим и Уилл досматривали отрывочные сны, выскальзывая из одного и примеряя другой, и все сны оказывались скроенными из одной и той же темной рассыпающейся ткани.

И под аплодисменты то шелестящего, то громкого как барабан дождя случилась вторая знаменательная вещь:
В промокших просторах, где расположился карнавал, неожиданно с судорожным спазмом вновь ожила карусель. Ее орган-Каллиопа, извергая музыку, засвистел зловонным паром.

Возможно, лишь один человек в городе услышал и угадал, что карусель опять заработала.
Дверь в доме мисс Фоли открылась, затем захлопнулась, и вдоль улицы послышались спешащие шаги учительницы.

Затем начался ливень, после того, как молния исполнила свой уродливый танец на земле, сначала еще открытой, а потом навсегда исчезнувшей под водой.

В доме Джима и в доме Уилла, когда дождь сунул нос в окна, за которыми уже завтракали, долго тихонько разговаривали, потом недолгое время кричали и снова принялись болтать потихоньку.

В девять с четвертью Джим, надев плащ, кепку и калоши, прошмыгнул на улицу в воскресную непогодь.

Он стоял, внимательно разглядывая свою крышу, где след гигантской улитки теперь был смыт напрочь. Затем он уставился на дверь Уилла, чтоб заставить ее открыться. Она отворилась. Появился Уилл. За ним последовал голос отца: «Хочешь, чтоб и я пошел?» Уилл решительно покачал головой.

Мальчишки шагали в мрачной задумчивости, пасмурное небо напоминало, что надо идти к полицейском участку, где они рассказали бы о случившемся, к дому мисс Фоли, где они еще раз извинились бы и оправдались, но сейчас они просто шли, сунув руки в карманы, раздумывая о вчерашних страшных головоломках. Наконец, Джим нарушил молчание:
— Прошлой ночью после мытья крыши, только я уснул, мне приснилась похоронная процессия. Он двигалась вниз по Майнстрит, словно на смотру.

— Или… на параде?

— Точно! Тысяча людей, все в черных пальто, в черных шляпах, в черных ботинках, и гроб сорока футов в длину!

— Тут что-то преступное!

— Верно! Что можно хоронить в сорокафутовом гробу? подумал я. И во сне подбежал и заглянул в гроб. Не смейся.
— Я не вижу ничего смешного, Джим.

— В этом длиннющем гробу лежало такое большое, длинное, сморщенное, похожее на чернослив или на громадную виноградину, высохшую на солнце. Это было похоже на большую кожу или на высохшую голову великана.
— Воздушный шар!
— Ой, — Джим остановился. — Ты, наверное, видел такой же сон! Но… ведь воздушные шары не умирают, ведь верно?

Уилл молчал.
— И для них не устраивают похоронных процессий, так ведь?

— Джим, я…

— Проклятый шар лежал как какой-нибудь гиппопотам, выпускающий ветер из…

— Джим, прошлой ночью…
— Черные перья качаются, оркестр с черным крепом на барабанах, с черными слоновыми костями вместо колотушек, вот, брат! И насмотревшись такого, приходится вставать утром и рассказывать маме не все, но достаточно, и она заплакала, закричала, потом заплакала еще сильней, ведь женщины любят плакать, верно? Она называла меня своим преступным сыном, но ведь мы не сделали ничего плохого, разве не правда, Уилл?
— Кто-то почти взобрался, чтоб прокатиться на карусели.

Джим шел под дождем, не разбирая дороги.

— Не думаю, чтоб я хотел еще чего-то от этого.

— Ты не думаешь!? После всего этого!? Тогда позволь мне рассказать тебе кое-что! Ведьма, Джим, воздушный шар! Прошлой ночью, совсем один, я…

Но рассказывать не было времени.

Не было времени поведать, как он ранил шар и тот улетел умирать в дальнюю сторону, унося с собой слепую женщину.

Не было времени, потому что, шагая под холодным дождем, они вдруг услышали какой-то странный печальный звук, похожий на плач.
Они проходили мимо пустыря, в глубине которого высился огромный дуб. Под ним из дождливого сумрака и раздавался этот звук.

— Джим, — насторожился Уилл, — кто-то плачет.

— Нет. — Джим продолжал шагать.

— Там маленькая девочка.

— Нет. — Джим не хотел даже взглянуть. — Что делать девочке на улице под деревом в такой дождь? Идем.

— Джим, ты же слышишь ее!

— Нет, не слышу, не слышу!

Но плач все усиливался, он звучал в зарослях осенней травы, он летел, словно печальная птица сквозь дождь, и Джиму пришлось повернуть, потому что Уилл уже шагал по пустырю.
— Джим, этот голос — я его знаю!

— Уилл, не ходи туда!

Джим остановился, но Уилл спотыкаясь, шел, пока не оказался под деревом, пронизанным дождем, где, казалось, само небо опустилось и смешалось с осенней листвой, потекло серебристыми ручьями вдоль ствола и по ветвям; и там Уилл увидел маленькую девочку, закрывшую лицо руками и припавшую к земле, она рыдала так, словно город, люди исчезли и она потерялась в ужасных лесах.
Наконец, Джим, незаметно прокравшись, вошел под крону дуба, остановился и спросил:
— Кто это?

— Не знаю. — Но Уилл чувствовал, как слезы подступили к его глазам, и ему показалось, что он догадывается, кто это.

— Это не Дженни Холдридж, она...?

— Нет.

— Джейн Франклин?

— Нет. — Уилл чувствовал себя так, словно ему сделали укол новокаина в десну — язык не хотел шевелиться, губы онемели. — Нет…
Маленькая девочка рыдала, чувствуя, что они близко, но, еще не взглянув на них.
— …мне …мне …помогите мне… никто не поможет мне… мне… мне… мне не нравится это…
Затем она немного успокоилась и, наконец, подняла заплаканное лицо, ее опухшие от слез глаза едва смотрели. Она была потрясена тем, кого увидела.
— Джим! Уилли! О, Боже, это вы!

Он схватила Джима за руку. Но он, покривившись, отвернулся и крикнул:

— Нет! Я тебя не знаю, пойдем отсюда!

— Уилл, помоги мне, Джим, о, не уходите, не оставляйте меня! — Она судорожно всхлипывала и вновь слезы хлынули из глаз.

— Нет, нет! — завопил Джим, заметался, бросился прочь, упал, вскочил на ноги, поднял кулак, чтоб ударить, но, дрожа, сдержался и опустил кулак. — Ох, Уилл, Уилл, давай уйдем отсюда, извини меня, о, Боже, Боже!

Девочка под деревом отпрянула, пристально посмотрела на них, потом застонала, обхватила себя руками и, покачиваясь, словно убаюкивая младенца, запела сама себе; так пела она, одиноко стоя в сумраке темного дерева, навсегда отрешенная ото всего, и никто не мог вторить ей, и никто не мог прервать ее песню.
— …кто-нибудь должен помочь мне… кто-нибудь должен помочь ей… — Она словно оплакивала чью-то смерть. — …кто-нибудь должен помочь ей… никто не поможет… никто не… помог ей, если бы не я… ужасно… ужасно…

— Она знает нас! — С безнадежностью в голосе сказал Уилл, нагнувшись к ней и повернувшись к Джиму. — Я не могу ее оставить!
— Лжет она! — с бешенством крикнул Джим. — Лжет! Она нас не знает! Я никогда ее не видел!

— Она ушла, верните ее обратно, она ушла, верните ее обратно, — горевала девочка, закрыв глаза.

— Кого искать? — Уилл присел на колено и робко дотронулся до ее руки. И тут она вцепилась в него. Она тут же поняла, что поступила неправильно, потому что он начал вырываться, она разжала руки и заревела; он стоял поблизости, а Джим издали, по колено в сырых зарослях, звал их идти, ему не нравилось случившееся, они должны, должны идти.
— Ох, она потерялась, — всхлипывала девочка, — она убежала туда и никогда не вернется. Вы найдете ее?.. Пожалуйста… пожалуйста…

Дрожавший Уилл прикоснулся к ее щеке. — Теперь не плач, — шепнул он, — с тобой будет все в порядке. Я найду ее. — Сказал он с нежностью. Она открыла глаза. — Я Уилл Холлуэй, поняла? Не я буду, если мы не вернемся. Всего на десять минут уйдем. Но ты побудь здесь. — Она кивнула. — Ты будешь ждать нас тут под деревом? — Она молча кивнула. Он встал. Это обычное движение напугало ее, и она вздрогнула. Он выжидающе посмотрел на нее и сказал. — Я знаю, кто ты. — Он увидел, как на маленьком жалком лице раскрылись большие серые глаза, которые он знал. Он увидел намокшие от дождя длинные черные волосы, бледные щеки.

— Я знаю, кто ты. Но я должен проверить.
— Кто поверит? — вновь заплакала она.

— Я верю, — сказал Уилл.

И она прилегла под деревом, спрятав руки в коленях, дрожа, вся такая тонкая, бледная, такая потерянная и маленькая.

— Ну, я пойду? — сказал он.

Она кивнула.
И он ушел.

На краю пустыря Джим ждал его, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, он был вне себя и крикнул истерично:

— Этого не может быть!

— Это так, — сказал Уилл. — Глаза. Как тебе сказать… Так было с мистером Кугером и злым мальчишкой… Можем убедиться. Идем!
И он потащил Джима через город, и они остановились, наконец, перед домом мисс Фоли; взглянули на темные окна, где в это мрачное утро не зажигали света, поднялись по ступенькам, позвонили раз, два, три раза.
Молчание.

Очень медленно парадная дверь, скрипнув, открылась.

— Мисс Фоли? — тихо позвал Джим.

Где-то внутри дома по оконным стеклам двигались дождевые тени.

— Мисс Фоли?..

Они стояли в холле, слушая, как рядом за входной дверью шумит дождь, как под ливнем содрогаются чердачные балки.

— Мисс Фоли! — позвали они погромче.

Но в ответ раздался только шорох мыши, уютно угнездившейся за обоями.
— Она ушла в магазин, — сказал Джим.

— Нет, — возразил Уилл, — мы знаем, где она.

— Мисс Фоли, я знаю, вы здесь! — неожиданно дико закричал Джим и бросился вверх по лестнице. — Выходите!

Уилл ждал, пока он поищет и медленно спустится вниз. Как только Джим сошел с нижней ступеньки, они оба услышали музыку, доносившуюся через дверь парадного вместе со свежими запахами дождя и осенней травы.

Карусельный орган-Каллиопа вдали за холмами выдувал «Похоронный марш» наоборот.
Джим раскрыл дверь пошире и встал под музыку так, словно вышел под дождь.

— Карусель. Они починили ее!

Уилл кивнул.

— Она, должно быть, услышала музыку на рассвете и побежала. Что-то неправильное случилось с ней… Может, карусель неправильно починили… Может, все время происходят несчастья. Вроде того, что случилось с торговцем громоотводами, которого совсем перевернули, сделали сумасшедшим. Может, карнавалу нравятся несчастья, он находит в них удовольствие. А может, они специально что-то сделали с ней. Может, они хотели побольше разузнать о нас, выведать наши имена, адреса или хотели, чтоб она помогла им навредить нам. Кто знает, что пришло им на ум? Возможно, она стала что-то подозревать или испугалась. Тогда они просто дали ей больше, чем она хотела или просила.

— Я ничего не понимаю…
Но теперь, стоя в дверях, укрывшись от холодного дождя, шумевшего снаружи, они должны были подумать о мисс Фоли, боящейся зеркальных лабиринтов, мисс Фоли, одиноко бродившей недавно на карнавале и может быть кричавшей, когда те делали то, что они, наконец, сделали с ней, кружа ее круг за кругом, накручивая слишком много лет, больше, чем она когда-нибудь мечтала сбросить, бередя ее рану, превращая ее в маленькую одинокую беззащитную и сбитую с толку, потому что она не знала сути происходящего круг за кругом, пока не миновали все годы, и карусель закачалась, остановившись, как колесо рулетки, и она, оказалось, ничего не выиграла, напротив, все потеряла, и ей некуда податься, и некому рассказать про случившуюся странность и ничего не поделаешь… и это рыдание под деревом в одиночестве под осенним ливнем…
Так думал Уилл. Джим подумал и сказал вот что:

— Ох, бедняжка… бедняжка…

— Мы должны помочь ей, Джим. Кто еще поверил бы ей? Если бы она сказала кому-нибудь: «Я мисс Фоли!» — «Иди, иди!» — ответили бы ей. — «Мисс Фоли уехала из города, исчезла! Проходи, девочка!» Ох, Джим, я готов биться об заклад, этим утром она обстучала дюжину дверей, моля о помощи, напугала людей своими воплями и криком, потом сдалась, убежала и спряталась под этим деревом. Полиция, вероятно, ищет ее сейчас, ну так и что? Для них она просто плачущая девочка-бродяжка, они ее посадят под замок, и она сойдет с ума. Этот карнавал знает, брат, как наказать, чтоб ты в ответ и пикнуть не смел. Они просто переделывают тебя, изменяют так, что никто тебя не узнает, и отпускают на свободу — все в порядке, иди и болтай что хочешь — люди так запутаны и сбиты с толку твоим видом, что не станут тебя слушать. Только мы слушаем, Джим, только ты и я и больше никто в мире, и от этого я чувствую себя так, будто проглотил холодного слизняка.
Они в последний раз взглянули на потоки дождя, бежавшие по окнам гостиной, где учительница так часто угощала их домашними булочками и горячим шоколадом, и махала рукой из окна; они вспомнили, какой она была высокой, когда встречали ее в городе.

Они вышли на улицу, закрыли дверь и побежали обратно к пустырю.

— Мы должны спрятать ее до тех пор, пока не сможем помочь…

— Помочь? — спросил Джим, задыхаясь от волнения и быстрой ходьбы. — Одни мы не сможем ей помочь.

— Я уверен, есть способ ей помочь, он где-то рядом, но мы просто слишком слепы…
Они остановились.
Стук из собственных сердец перекрывался грохотом какого-то огромного сердца, сотрясавшего воздух. Вопили медные трубы. Рычали тромбоны. Казалось, целая батарея бочек утробно ухала как стадо слонов, неизвестно почему трубящих тревогу и зовущих к атаке.

— Карнавал! — задыхался Джим. — Мы и подумать не могли! Он может придти прямо в город. Парад? Или это похороны воздушного шара, которые я видел во сне?

— Нет, это не похоронная процессия, и это лишь кажется парадом, это нас ищут или ищут мисс Фоли, если они захотели вернуть ее к себе! Они могут маршировать по какой-нибудь старой улочке — все прекрасно и превосходно — и в это время они шпионят, бухая в барабан и ухая на трубе. Джим, мы должны быть у нее раньше их…
И сорвавшись с места, они бросились по аллее, но неожиданно остановились и полезли в кусты, чтобы спрятаться.
В дальнем конце аллеи показался карнавальный оркестр, фургоны со зверями, клоуны, уроды, и все это сгрудилось между ними и пустырем, где стоял большой дуб.

Должно быть, проходя мимо них, парад занял всего пять минут. Дождь и облака отодвинулись в даль. Дождь совсем перестал. Шествие с барабанами отдалялось. Мальчики понуро прошли по аллее, пересекли улицу и остановились около пустыря.
Девочки под деревом не было.

Они обошли вокруг дуба, посмотрели вверх, не решаясь позвать девочку по имени.

Они очень испугались и побежали, чтобы спрятаться где-нибудь в городе.
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Зазвонил телефон.

Мистер Холлуэй поднял трубку.

— Папа, это Уилл, мы не можем пойти в полицейский участок, и домой придти сегодня мы не можем, скажи маме и передай маме Джима.
— Уилл, где вы?

— Мы должны прятаться. Они ищут нас.

— Кто «они», ради Бога?

— Я не хочу вмешивать тебя в это, папа. Поверь мне, мы будем скрываться только один или два дня, пока они не уедут. Если мы придем домой, они увяжутся за нами и навредят тебе или маме, или маме Джима. Я должен идти.

— Уилли, не уходи, не бросай трубку!
— Ох, папа, — сказал Уилл, — пожелай мне удачи.

Щелчок в трубке.

Мистер Холлуэй выглянул наружу, посмотрел на деревья, на дома, на улицы, прислушался к удаляющейся музыке.

— Уилли, — сказал он в мертвый телефон, — удачи тебе…

Он надел пальто и шляпу, и вышел на улицу, залитую странным мокрым сиянием солнца, наполнявшим холодный воздух.
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В воскресенье незадолго до полудня, когда колокольные звоны всех церквей сталкивались и лились с неба вместо кончившегося ливня, перед сигарным магазином стоял деревянный индеец черокез; вырезанные из дерева перья его головного убора были покрыты каплями дождя, он не обращал внимания, какой звон — из католической или баптистской церкви — до него доносился, не замечал приближающиеся блестевшие под солнцем цимбалы, не слышал глухо бьющееся языческое сердце карнавального оркестра, нарастающие удары барабана, пронзительный, как голос старой плакальщицы визг органа-каллиопы; скользящий как тень поток существ, еще более странных, чем он сам, не привлекали ястребино-жестокий пристальный взгляд индейца. Тем не менее, удары барабана вызвали из церквей и из-под навесов толпы мальчишек, нетерпеливых и любопытных до всяких происшествий, как тихих, так и необузданно-кричащих; а когда церковные колокола остановили свой серебряный ливень, в толпу влились прихожане, уставшие от сиденья на церковных скамьях, и карнавал зашаркал ногами как мамонт, зашагал как лев, сверкая трубами и размахивая флагами.
Тень от деревянного томагавка индейца легла на железную решетку, вделанную в тротуар перед сигарным магазином. По этой решетке со слабым металлическим звоном много лет подряд проходили горожане, бросая обертки от жевательной резинки, золотые бумажки от сигаретных пачек, горелые спички, окурки и даже медные пенни, которые навсегда исчезали внизу под решеткой.
Теперь вместе с парадом сотни ног пробегали или толкались на решетке, когда карнавал вышагивал рядом на ходулях, ревел как тигр или грохотал как вулкан.

В это время под решеткой дрожали от страха две тени.

Напоминавший сверху огромного причудливого павлина, шествующего по брусчатке и асфальту, карнавал широко открытыми глазами уродов обыскивал и обшаривал крыши домов, церковные шпили, читал вывески дантистов и оптиков, проверял дешевые и скучные магазинчики, тогда как от грохота барабанов стекла витрин дребезжали словно стеклянные блюдца, и восковые манекены дрожали за ними в точности так же, как люди дрожат от страха. Разглядывая все вокруг множеством жадных, ярких и невероятно жестоких глаз, парад двигался вперед, выискивая что-то и не находя того, что искал.

Потому что те, кого он больше всего хотел увидеть, скрывались в темноте.

Это были Джим и Уилл, спрятавшиеся под решеткой на тротуаре у сигарного магазина.

Согнутые и сдавленные, они сидели, прижавшись, друг к другу, закинув головы, тревожно глядя вверх и напряженно, словно пылесосы, вдыхая уличную пыль. Там, над ними мелькали на холодном ветру платья женщин. Там, наверху, черные плащи мужчин закрывали небо. Грохот цимбал заставлял там испуганных детей прижиматься к материнским коленям.

— Парад здесь! — сдавленно крикнул Джим. — Он прямо перед сигарным магазином! Что нам тут делать, Уилл? Бежим отсюда!

— Нет! — хрипло ответил Уилл, сжав колено Джима. — Это место у всех на виду! Они никогда не додумаются искать тут! Заткнись и сиди!

Глухой удар-р-р-р…
Решетка звякнула, задетая ботинком, который был так изношен, что гвозди торчали из каблука.

— Папа! — почти крикнул Уилл.

Он вскочил было и тут же, кусая губы, опустился назад.

Джим увидел мужчину, ходившего поверху туда-сюда, приближавшегося совсем близко к решетке или отходящего фута на три.

Я мог бы просто протянуть руку… — подумал Джим.

Но папа, бледный и взволнованный, заспешил дальше.

Уилл почувствовал, как упало сердце и сама душа дрожала, словно была сделана из холодного студня.

Вдруг — бах!

Друзья вздрогнули.

Комок жевательной резинки, побывавшей в чьем-то рту, шлепнулся на кучу старой бумаги около ноги Джима.
И тут же к решетке припал пятилетний малыш, который пытался разглядеть потерянное лакомство.

Достань! подумал Уилл.

Мальчишка встал на колени и протянул руки к решетке.

Пошел отсюда! подумал Уилл.

И у него появилось сумасшедшее желание схватить жевачку и затолкать малышу в рот.

Парадный барабан громоподобно ударил в последний раз, и все стихло.

Джим и Уилл переглянулись. Оба они поняли, что парад остановлен!

Малыш по локоть просунул руку под решетку.

В это время наверху, на улице, мистер Дак, он же Разрисованный Человек, обернулся и посмотрел на приведенную им реку, текущую уродами, клетками со зверями, сияющими на солнце барабанами и медными трубами, похожими на свернувшихся питонов. Он кивнул.
Парад распался на части.
Уроды поспешно разбежались, половина к одному тротуару, половина к другому, они смешались с толпой, шныряли мимо афиш, высматривая что-то своими быстрыми, похожими на огненные кристаллы глазами, жалящими как змеи.
Тень, которую отбрасывал малыш, холодным ветром прошлась по щеке Уилла.

Парад кончился, подумал он, теперь начнется поиск.

— Мама, гляди! — Малыш показал вниз через решетку. — Там.
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В кафе «Ночные посиделки у Неда», что всегда за полквартала от сигарного магазина, Чарльз Холлуэй, изнуренный бессонницей, раздумьями, уставший от ходьбы, заканчивал вторую чашку кофе и уже подумывал оплатить счет, когда внезапно наступившая на улице тишина насторожила и встревожила его. Раньше, чем осознал, он почувствовал тихое беспокойство, едва участники парада смешались с толпой гуляющих горожан. Не зная почему, Чарльзу Холлуэй спрятал деньги, которые достал, чтобы рассчитаться.

— Свари-ка еще, Нед.
Нед разливал кофе, когда дверь распахнулась, кто-то вошел, и, вывернув его правую руку, прижал к прилавку.
Чарльз Холлуэй изумленно уставился на руку, схватившую Неда.

Рука уставилась на него.

На обратной стороне каждого пальца была татуировка, изображавшая глаз.

— Мама, мама! Там внизу! Посмотри!

Мальчик плакал, показывая за решетку.

Все больше теней скользило мимо и все больше задерживалось.

В их числе был Скелет.

Высокий как мертвое дерево зимой, он весь был похож на череп, весь был костями страшного чучела на ходулях, этот тощий человек и был Скелет, мистер Череп, который как на ксилофоне играл на своей тени над холодным бумажным мусором и теплыми дрожащими мальчишками внизу под решеткой.

Пошел отсюда! думал Уилл, уходи же!

Но упрямые пальцы малыша жестикулировали, просунувшись сквозь решетку.

Пошел отсюда.
Мистер Череп отошел.

Слава Богу, подумал Уилл, но тут же в испуге выдохнул: «Ох, нет!»

Потому что неожиданно появился Карлик, он вразвалку шел по улице, на грязной рубахе позванивали колокольчики, нашитые каймой, он топтал свою жабью тень, его глаза были похожи на осколки коричневого мраморного шарика, они поблескивали и скрывали внутри что-то навсегда потерянное, мрачное, сгоревшее, сумасшедшее, они высматривали что-то, что нельзя найти, потерянную собственную личность, потерянных мальчиков, опять потерянную личность; две части маленького раздавленного человека боролись между собой, заставляя вспыхивающие глаза вертеться туда-сюда, вокруг, вверх, вниз; одна половинка искала потерянное прошлое, другая — мелькающее перед глазами настоящее.
— Мама! — позвал малыш.

Карлик остановился и посмотрел на малыша, который был одного с ним роста. Их глаза встретились.

Уилл откинулся назад, пытаясь вжаться, вклеиться в бетонную стенку. Он почувствовал, что Джим сделал то же самое, не двигаясь, но, раскидывая умом, волнуясь душой, которую старался упрятать в самую темень, подальше от маленькой драмы, разыгравшейся наверху.
— Иди сюда, Джуниор! — сказал женский голос.
Малыша потянули прочь.

Слишком поздно.

Потому что Карлик уже смотрел вниз.

В его глазах были потерянные где-то клочки и куски человека по имени Фурии, который продавал громоотводы сколько-то дней, сколько-то лет тому назад в течение долгого, легкого, безопасного и чудесного времени перед тем, как родился его нынешний страх.

Ох, мистер Фурии, подумал Уилл, что они сделали с вами… Бросили в мясорубку, смяли в стальном прессе, выдавили из вас вопли и слезы, заманили в складной ящик и так сжали, что ничего не осталось от вас, мистер Фурии… ничего не осталось, но это…
Карлик. И в лице Карлика отсутствовало что-либо человеческое, в нем теперь было больше механического, было что-то от машины, фактически это был фотоаппарат или кинокамера.

Захлопывающиеся глаза, отражающие что надо, невидящие, открывающие пустую темноту позади зрачков. Щелк. Две линзы наводятся на резкость, экспонируют с необходимой выдержкой: готова картинка — отпечаток решетки.

А получилось ли на фотографии то, что под решеткой?

Сфотографировал он только металлические прутья, подумал Уилл, или то, что под ними?

Довольно долго эта мятая-перемятая глиняная кукла, носившая имя Карлик, сидела на корточках, затем поднялась. Его выпученные как шары глаза, его аппараты со вспышкой все еще фотографировали? В действительности Уилл и Джим совсем не были видны, только их тени, их цвет и размер отразились в глазах-камерах Карлика. Они остались на пленке в фотографическом ящике черепа. Позже — насколько позже? — фотография уточнялась бы диким, крошечным, забывчивым, шатающимся и потерянным громоотводным мозгом. То, что скрывалось под решеткой, стало бы тогда действительно видно. И после этого? Разоблачение! Месть! Уничтожение!

Щелчок-снимок-чик-чирик.
Дети бежали с веселым смехом.

Карлик-ребенок, увлеченный веселыми догонялками, бежал вдоль улицы вместе с ними. Он безумно перескочил совсем на другую сторону, он вспомнил про себя, и понял, разыскивая что-то, сам не зная что.

Закрытое облаками солнце вдруг протянуло луч через все небо.

Два мальчика, зажатые в темной яме, едва дышали, стуча зубами от страха.

Джим крепко-крепко сжал руку Уилла.

Оба ожидали, что появится еще больше глаз, которые подойдут и уставятся в железную решетку.

Все пять сине-красно-зеленых татуированных глаз упали со стойки.

Чарльз Холлуэй, прихлебывающий свой кофе, легко повернулся на вращающемся стуле.

Разрисованный Человек наблюдал за ним.

Чарльз Холлуэй кивнул.

Разрисованный Человек не ответил, даже не мигнул, но пристально смотрел на привратника библиотеки, пока тот решил, наконец, отвернуться, но не сделал этого, а просто продолжал пристально глядеть; сам совершенно спокойный, он смотрел на нахального незнакомца.

— Что это значит? — спросил владелец кафе.

— Ничего, — ответил мистер Дак, наблюдая за отцом Уилла. — Я ищу двух мальчишек.
Кто же они? Чарльз Холлуэй поднялся, расплатился и пошел к выходу, бросив: «Спасибо, Нед». Мельком он увидел, что человек с татуировкой держал руки, повернув их ладонями вверх к Неду.

— Мальчишки? — спросил Нед. — Какого возраста?

Дверь хлопнула.

Мистер Дак наблюдал через окно за удаляющимся Чарльзом Холлуэем.

Нед что-то говорил.

Но Разрисованный Человек не слышал.

Выйдя из кафе, отец Уилла пошел по направлению к библиотеке, но остановился, постоял и направился было к зданию суда, опять остановился, соображая, куда же ему нужно идти, похлопал по карману и, обнаружив, что кончилось курево, повернул к сигарному магазину.
Джим взглянул вверх, увидел знакомые стоптанные ботинки, мелькнуло бледное лицо, волосы как соль с перцем…
— Уилл, твой папа! Позови его. Он нам поможет!

Но Уилл не хотел звать отца.

— Я сам его позову! — сказал Джим.

Уилл стукнул Джима по руке и решительно покачал головой: нет, ни за что!

Почему? — спросил Джим одним движением губ.

Потому, — ответили губы Уилла.

Потому что… он пристально посмотрел вверх…

Сейчас, когда увидел его снизу, папа выглядел даже меньше, чем прошлой ночью у дома. И позвать его было равносильно тому, чтобы пригласить проходящего мимо мальчишку. Им не нужен был еще один мальчишка, им был нужен генерал, нет, нужен главный генерал! Он попытался увидеть лицо папы за витриной сигарного магазина, и выяснить, действительно ли оно выглядит старше, тверже, сильнее, чем выглядело прошлой ночью, умытое лунным молоком. Но он сумел разглядеть лишь папины пальцы, которые нервно подергивались, а потом рот, словно не осмеливающийся спросить у мистера Тетли о том, что нужно.
— Одну… это… одну двадцатипятицентовую сигару.

— Бог мой, — послышался сверху голос мистера Тетли, — да вы просто богач!

Чарльз Холлуэй между тем, сам не понимая зачем, затягивал время, неторопливо снимая с сигары целлофановую обертку; он словно ждал какого-то намека, ждал, будто что-то могло сдвинуться в этой части вселенной и объяснить ему, куда он идет, почему он вернулся этим путем за сигарой, которую в действительности вовсе не собирался покупать. Ему показалось, что он услышал, как его два раза позвали, он быстро взглянул в окно на прохожих, увидел клоунов, несущих афиши, затем нагнулся, чтоб зажечь сигару, которую совсем не хотел курить, от голубого пламени газа, вечно горевшего в маленькой серебряной трубке на прилавке; после этого он вышел, выпуская изо рта дым, бросил позолоченный ободок от сигары и увидел, как тот подскочил на металлической решетке у витрины магазина и провалился, Холлуэй проследил за ним и заглянул вниз, туда, где…

Ободок сверкнул около ноги Уилла Холлуэя, его сына.
Чарльз Холлуэй посмотрел, как плывет дым сигары.

Там две тени, да, две тени! И глаза, с ужасом смотрящие из темного колодца под тротуаром. Он вскрикнул от неожиданности и нагнулся, чтоб ухватиться за решетку.

Непоколебимый, скептически настроенный, стоя среди спешащих мимо прохожих, он тихонько спросил:

— Джим? Уилл! Что же, адские штучки продолжаются?

В этот момент в сотне футов отсюда Разрисованный Человек вышел из «Ночных посиделок у Неда».

— Мистер Холлуэй… — сказал Джим.

— Вылезайте отсюда, — сказал Чарльз Холлуэй.

Разрисованный Человек, подхваченный толпой, медленно повернулся и направился к сигарному магазину.

— Папа, мы не можем! Не смотри вниз!

Разрисованный Человек был в восьмидесяти футах от них.

— Ребята, — сказал Чарльз Холлуэй, — полиция…

— Мистер Холлуэй, — хрипло прошипел Джим, — мы погибнем, если вы не будете смотреть вверх! Разрисованный Человек, если он…
— Какой человек? — спросил мистер Холлуэй.

— Человек с татуировкой!

В памяти мистера Холлуэя возникла стойка кафе и пять глаз, нарисованных на пальцах не то синими чернилами, не то электрическими искрами.
— Папа, посмотри на часы на здании суда; что случилось, пока мы с тобой разговариваем…

Мистер Холлуэй выпрямился и посмотрел.

Разрисованный Человек был уже неподалеку.

Он встал, изучающее разглядывая Чарльза Холлуэя.

— Сэр, — сказал Разрисованный Человек.

— Одиннадцать пятнадцать. — Чарльз Холлуэй смотрел на часы на здании суда, затем сверил с ними свои часы, и, не выпуская сигару изо рта заметил: — Опаздывают на одну минуту.

— Сэр, — сказал Разрисованный Человек.

В яме, захламленной обертками от жвачек и окурками, Уилл схватил Джима, Джим быстро прижал к себе Уилла, когда четыре ботинка зашаркали по решетке наверху.

— Сэр, — сказал человек по имени Дак, изучая лицо Чарльза Холлуэя и сравнивая его черепные кости с костями других, похожих на него людей, — Объединенное шоу Кугера-Дака отобрали двух местных мальчиков, повторяю — двух! которые являются нашими избранными гостями в течение всего нашего праздничного визита!
— Прекрасно, я… — Отец Уилла старался не смотреть на тротуар.
— Двое этих мальчиков…

Уилл наблюдал, как гвозди на подметках Разрисованного Человека словно акульи клыки, сверкая, лязгали по решетке.

— …словом, эти мальчики будут кататься на всех аттракционах, смотреть каждое шоу, жать руки каждому артисту, они будут получать в качестве сувениров волшебные сумки, бейсбольные биты…
— Кто ж, — перебил его мистер Холлуэй, — эти счастливые мальчики?
— Двое, отобранных по фотографиям, сделанным вчера у нас в карнавальном городке. Опознайте их, сэр, и вы разделите их судьбу. Вот эти мальчики!

Он видит нас здесь внизу! подумал Уилл. О, Боже!

Разрисованный Человек протянул руки.

Отец Уилла пошатнулся.

Лицо Уилла, вытатуированное ярко-синей тушью поглядело на него с ладони правой руки.

Припечатанное чернилами к левой ладони лицо Джима было несмываемым и выглядело как живое.

— Вы их знаете? — Разрисованный Человек отметил, как сжалось горло мистера Холлуэя, как дрогнули его веки, как он съежился, будто его кости кузнечным молотом вбили одну в другую. — А их имена знаете?
Осторожно, папа! подумал Уилл.

— Я не… — сказал отец Уилла.

— Вы их знаете.

Руки Разрисованного Человека вздрагивали, притягивали поглядеть, выспрашивая имена, они заставляли лицо Джима, нарисованные на коже и лицо Уилла, изображенное на ладони вместе с настоящим лицом Джима, сидящего в яме под тротуаром, вместе с настоящим лицом Уилла, сидящего в яме под тротуаром, дрожать, корчиться, сжиматься.

— Сэр, вы ведь не хотели бы, чтоб они они потерялись?..

— Нет, но…

— Но, но, но? — Мистер Дак придвинулся ближе, охватывая странной таинственностью своей картинной галереи, собранной на его коже, его глаза вместе с глазами всех его зверей и несчастных существ, проглядывающих сквозь его рубашку, сквозь пальто, сквозь брюки, притягивали старого человека, жгли его огнем, вбирали его в тысячу раз внимательней, чем обычные глаза. Мистер Дак сунул свои ладони еще ближе и издевательски повторил. — Но?

Мистер Холлуэй, стараясь чем-то отвлечь свое внимание и хоть немого успокоиться, кусал сигару.
— Я думал в эту минуту…
— Что думал? — Торжествующе спросил мистер Дак.

— Один из них похож на…

— На кого похож?

Какой нетерпеливый, подумал Уилл. Ты замечаешь это, папа, или нет?

— Мистер, — сказал отец Уилла, — почему вы так нервничаете из-за двух мальчишек?

— Нервничаю?..

Мистер Дак улыбнулся и улыбка его таяла как сладкая вата.
Джим так вжался в бетонный пол ямы, что стал похож на карлика, Уилл притиснулся к низу так, что сделался лилипутом и оба выжидающе всматривались вверх.

— Сэр, — сказал мистер Дак, — неужели мое воодушевление кажется вам нервозностью?

Отец Уилла заметил, как мускулы на его руках напрягались и опадали, корчились, словно шипящие гадюки, сплетенные в клубок, хоть и нарисованные тушью, но наносящие злобные и ядовитые удары.

— Одна из тех картинок, — растягивая слова, сказал мистер Холлуэй, — выглядит как Милтон Блумквист.

Мистер Дак сжал кулак.

Ослепляющая боль ударила в голову Джима.
— Другая, — отец Уилла старался говорить по возможности мягко и вкрадчиво, — выглядит как Эвери Джонсон.
Ох, папа, подумал Уилл, ты великолепен!

Разрисованный Человек сжал другой кулак.

И тут же голову Уилла словно зажали в тиски, он едва не завопил от боли.

— Оба мальчика, — закончил мистер Холлуэй, — несколько недель назад уехали в Милуоки.

— Вы, — холодно сказал мистер Дак, — лжете.

Отец Уилла вполне правдиво изобразил, что шокирован подобным утверждением.

— Я? Вы полагаете, я решусь испортить торжество будущих призеров?

— Дело в том, — сказал мистер Дак, — что десять минут назад мы нашли имена мальчиков. И мне просто захотелось провести двойную проверку.

— И какие же имена вы нашли? — Недоверчиво спросил отец Уилла.

— Джим, — ответил мистер Дак, — Уилл.

Джим скорчился в темноте. Уилл зажмурил и втянул голову в плечи.
Лицо отца Уилла можно было бы сравнить с прудом, в который бросили два темных каменных имени, и они утонули, не вызвав ни малейшего всплеска.

— Одни имена? Джим? Уилл? В таком городе как нам не меньше сотни пар Джимов и Уиллов.

Уилл прижался к полу и, скорчившись, подумал, кто же мог сказать имена? Мисс Фоли? Но она ушла, ее дом пуст, в нем никого, кроме теней от дождя. Только разве… есть еще один, другой человек…

Маленькая девочка, рыдавшая под деревом и там похожая на мисс Фоли? Неужели малышка, которую  мы пожалели, такая плохая? Это заинтересовало его. Скорей всего, в последние полчаса парад, проходя рядом, нашел ее; она уже несколько часов плакала, была испугана и готова сделать и сказать что угодно, лишь бы только вновь заиграла музыка, поскакали карусельные кони и ей вернули бы ее возраст, поворачивая круг за кругом, а затем остановили ужасную машину, и она сделалась бы такой, какой была. Обещал ли ей что-то карнавал или солгал, когда нашел ее под деревом и взял к себе? Ее, маленькую девочку, плачущую, но не сказавшую всего, потому что…
— Джим. Уилл, — сказал отец Уилла. — Одни имена. А какие фамилии?

Мистер Дак не знал.

Мир чудовищ, нарисованных на нем, фосфорически светился на коже, потел, испуская отвратительную вонь подмышек, извивался по железным мускулам его ног.
— Теперь, — сказал отец Уилла, которому сделалось вдруг до странности спокойно и восхитительно как хорошо, — я полагаю, что лжете вы. Ведь вы не знаете фамилий. Далее, зачем вам, незнакомому человеку с карнавала, понадобилось лгать мне именно здесь на городской улице и нигде иначе?

В ответ Разрисованный Человек с силой сжал свои каллиграфически расписанные кулаки.

Отец Уилла с побледневшим лицом следил за тем, как сжимались пальцы, как побелели от напряжения суставы, как ногти вонзились в ладони, на которых были изображены лица мальчиков, оказавшиеся теперь зажатыми в темных тисках, в тюрьме из его плоти, исполненной ярости и бешенства.

Две тени внизу метались в агонии.
Разрисованный Человек изобразил на своем лице совершеннейшее спокойствие и безмятежность.

Но из его правого кулака выкатилась и упала ярко окрашенная капля.

Затем такая же яркая капля упала с левого кулака.

Капли исчезли под стальной решеткой на тротуаре.

Уилл задыхался. Что-то мокрое чиркнуло его по лицу. Он провел рукой по щеке и посмотрел на ладонь.

То, что задело его, было ярко-красного цвета.

Он перевел взгляд с ладони на Джима, который все еще лежал, и подумал, что причина ранения, действительного или кажущегося, могла быть только наверху, и они оба посмотрели наверх, на то место, где ботинки Разрисованного Человека выбивали искры, ударяя сталью о сталь.

Отец Уилла увидел, что кровь сочится из сжатых кулаков Разрисованного Человека, но заставил себя глядеть лишь на его лицо и сказал:

— Извините, больше я ничем не могу помочь.

Позади Разрисованного Человека из-за угла появилась, что-то бормоча и ощупывая руками воздух, в одежде шутовских цыганских цветов с восковым лицом, с глазами, спрятанными за сливово-темными очками, Предсказательница Судьбы, Пылевая Ведьма.

Минутой позже, взглянув вверх, Уилл увидел ее. Не умерла! подумал он. Унеслась вдаль, ушиблась, упала — все так, но теперь вернулась назад и оказалась сумасшедшей! Господи, она действительно сумасшедшая и высматривает именно меня!

Отец Уилла уидел ее. Кровь застыла в жилах, он инстинктивно потер онемевшую грудь.

Толпа вокруг весело обсуждала яркий, хоть и сильно потрепанный костюм цыганки, пытаясь припомнить ее рифмованные словечки. Она протянула пальцы, которые словно бы ощупывали город, представлявшийся ей сложным пышным гобеленом. И она запела:
— Скажу вам о ваших мужьях. Скажу вам о ваших женах. Скажу вам о ваших судьбах. Скажу вам про ваши жизни. Навестите меня, я знаю. Навестите меня во время представления. Скажу вам цвет его глаз. Скажу вам цвет его лжи. Скажу вам цвет его желаний. Скажу вам цвет ее души. Приходите же. Не уходите. Смотрите меня, смотрите меня в шоу.
Собравшиеся вокруг дети испугались, дети разволновались, родители были в восторге, поскольку родители обладали хорошим чувством юмора и могли оценить пение цыганки, сдобренное понюшкой житейской пыли. Пока она бормотала, время шло вперед. Она то расправляла, то сжимала тончайшие перепонки между пальцами, с помощью которых чувствовала, как поднималась уличная пыль, как проносилась мимо дыхание окружающих людей. Она могла прикоснуться к крыльям, на которых летали невидимые бактерии, к любой частице ничтожных созданий, к солнечному свету, падающему как тончайшая снежная слюда, и к глубоко спрятанным чувствам.
Уилл и Джим съежились до хруста в костях и слушали ее слова:
— Слепая, да, слепая. Но я вижу что я вижу, я вижу, где я есть, — тихо проговорила Ведьма. — Вон человек появился осенью в соломенной шляпе. Привет. И почему там мистер Дак и… старый человек… старый человек.

Не такой уж он старый! — мысленно крикнул Уилл, быстро взглянув вверх, где Ведьма уже встала на решетку, и эта третья тень упала на спрятавшихся мальчишек, обдав влажным лягушачьим холодом.
— …старый человек…

Мистер Холлуэй содрогнулся, словно несколько холодных ноже вонзились ему в живот.

— …старый человек… старый человек… — повторяла Ведьма.
На этом она остановилась.

— Ах… — В ее ноздрях ощетинились волоски. Она широко раскрыла рот, чтобы посмаковать воздух. — Ах…

Разрисованный Человек оживился.

— Подождите!.. — выдохнула цыганка.

Она царапала ногтями по воздуху, словно по невидимой классной доске, издавая ужасный звук.

Уилл почувствовал себя так, словно превратился в скулящую, воющую собаку.

ЕЕ пальцы медленно сползали вниз, различая спектральные линии, на которые распадался свет. В следующий миг ее указательный палец мог бы ткнуть в тротуарную решетку, предполагая, что там! Там!
Папа! подумал Уилл. Сделай что-нибудь!

Собравшийся было уходить, Разрисованный Человек теперь с любовью и сладострастием следил за слепой и, тем не менее, весьма, осведомленной пылевой леди, появившейся здесь.
— Сейчас… — Пальцы Ведьмы зудели.
— Сейчас! — громко повторил отец Уилла.

Ведьма вздрогнула.

— Сейчас эту замечательную сигару! — крикнул отец Уилла, торжественно направляясь назад к прилавку сигарного магазина.

— Тише… — прошипел Разрисованный Человек.

Мальчики поглядели вверх.

— Сейчас… — Ведьма принюхивалась к ветру.

— Сигара, понимаете ли, погасла, нужно снова прикурить! — мистер Холлуэй сунул сигару в вечное голубое пламя.

— Помолчите… — предложил мистер Дак.

— Не желаете ли закурить? — Спросил папа.

После этих, казалось бы, располагающих к себе слов, скрывших в действительности жесткую решимость, Ведьма вздрогнула, уронила ушибленную руку и принялась вытирать ее о платье; она словно протирала антенну, чтобы улучшить прием и, стерев с руки пот, вновь пустила ее по ветру.
— О-о-о! — с наслаждением проговорил отец Уилла, выпуская целое облако сигарного дыма. Оно плотной завесой окутало женщину.— Кх-ха… — Ее душил кашель.

— Болван! — рявкнул Разрисованный Человек, но мальчишки не разобрали на кого — то ли на женщину, то ли на отца.

— Закуривайте, купил специально для вас! — Мистер Холлуэй выпустил целую тучу дыма, вручая мистеру Дакку сигару, и поворачивая прочь.
Ведьма разразилась громким чиханием, отскочила и, шатаясь, пошла.
Разрисованный Человек захотел схватить папу за руку, увидев, что тот отошел уже довольно далеко; он был раздосадован, что позволил ему уйти, в то же время он не мог обойтись и без цыганки, и последовал за ней, и все это происходило в каком-то неловком и неожиданном расстройстве всего, что замышлялось и уже  начало осуществляться. Когда он последовал за цыганкой, услышал голос отца Уилла: «Всего хорошего, сэр!»

Напрасно, папа! подумал Уилл.

Разрисованный Человек вернулся.

— Ваше имя, сэр? — резко спросил он.

Не говори ему! подумал Уилл.

Отец Уилла с минуту раздумывал, затем вынул сигару изо рта, стряхнул пепел и спокойно сказал:

— Холлуэй. Работаю в библиотеке. Заходите, как будет время.
— Будьте уверены, мистер Холлуэй, обязательно зайду.

Ведьма поджидала его на углу.

Мистер Холлуэй поднял указательный палец, чтобы определить, куда дует ветер, и пустил на нее целую тучу табачного дыма.
Уходя, она угрожающе обернулась.

Разрисованный Человек плюнул и зашагал прочь, сжимая свои железные кулаки так, что на ладонях лопались и стирались чернильные портреты Джима и Уилла.

Наступила тишина.
Из-под решетки ни звука, и мистер Холлуэй подумал даже, не умерли ли мальчики от страха.

Раскрыв рот, Уилл пристально смотрел мокрыми глазами вверх и думал: черт побери, почему я не видел этого раньше?
Ведь папа высокий. Папа действительно очень высокий.
Чарльз Холлуэй все еще не решался заглянуть под решетку, но невольно рассматривал маленькие красные кляксы, оставшиеся на тротуаре; они капали из кулаков исчезнувшего мистера Дакка и отмечали его путь за угол. С не меньшим удивлением он присматривался и к себе, получившему от самого себя такой сюрприз и обретшему теперь новую цель, которая сейчас, когда невероятный поступок был совершен, вызывала двойственное чувство безнадежности и удивительной безмятежности. Он никому не мог бы объяснить, почему назвал свое настоящее имя, и сам еще не понимал истинного значения этого поступка. Сейчас он находился в таком состоянии, что, разглядывая цифры на часах здания суда, принялся с ними разговаривать, и мальчики внизу слушали его:
— О, Джим, ох, Уилл, что-то непонятное продолжается. Вы можете выдержать там, под землей, до конца дня? Прячьтесь пока. Нам нужно время. С чего начать, когда случаются такие вещи? Ведь не нарушен ни один закон, ни одна буква закона — вот какая штука. И все же я чувствую, что месяц будет отмечен смертью и похоронами. Волосы встают дыбом. Прячьтесь, Джим и Уилл, прячьтесь. Я скажу вашим мамам, что вы получили работу на карнавале — это веское основание, чтоб не приходить домой. Оставайтесь тут до темноты, а в семь приходите в библиотеку. Я тем временем проверю полицейские отчеты по карнавалам, газетные сообщения, которые отыщутся в библиотеке, посмотрю книги, старые фолианты — все это может пригодиться. Бог даст, к тому времени, когда вы появитесь после наступления темноты, у меня созреет какой-то план. Так что не беспокойтесь. Благословляю тебя, Джим. Благословляю тебя, Уилл.
И низкорослый отец, который теперь был очень высоким, медленно удалился.
Он не заметил, как обронил сигару, которую держал в руке, и она сверкающим ливнем искр упала сквозь решетку.

Она лежала в яме, косясь своим единственным огненно-розовым глазом на Джима и Уилла, которые, переглянувшись, спохватились, наконец, погасить ее и выбросить.
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Поводя вокруг своими сумасшедшими, дико сверкающими глазами, Карлик шагал на юг по Майн-стрит.
Неожиданно он остановился, прокрутил в голове ленту недавно отснятого фильма, бегло просмотрел, изучая ее, заскулил и двинулся наощупь обратно сквозь лес ног, чтобы угодить Разрисованному Человеку, которому и шепот, и крик были слышны одинаково хорошо. Мистер Дак выслушал его и сорвался с места, оставив Карлика ковылять сзади.
Добежав до индейца у сигарного магазина, Разрисованный Человек поспешно встал на колени. Вцепившись в стальную решетку, он вглядывался в яму.
Внизу валялись пожелтевшие клочья газет, мятые обертки от конфет, окурки и грязные комочки жвачек.

Крик мистера Дакка застрял в горле от бешенства.
— Вы что-то потеряли?

Мистер Тетли посмотрел из-за прилавка.

Разрисованный Человек кивнул, сжимая решетку.
— Я вычищаю под решеткой раз в месяц и нахожу иной раз деньги, — сказал мистер Тетли. — Сколько вы потеряли? Десять центов? Пятнадцать? Полдоллара?

Разрисованный Человек свирепо вскинул глаза.
В окошечке кассового аппарата исчезла маленькая огненно-красная табличка: «Продано».
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Городские часы пробили семь.

Эхо боя курантов прокатилось по неосвещенным холлам библиотеки.

 Затем послышался шорох, словно где-то в темноте упал осенний лист.

Но это прошелестела перевернутая страница.

Далеко в одном из хранилищ похожем на катакомбу, склонившись к столу, освещенному лампой под травянисто-зеленым абажуром, сидел Чарльз Холлуэй; поджав губы и напрягая глаза, он листал страницы, выискивая в книгах нужные сведения. Он очень торопился, постоянно вглядываясь в осеннюю ночь, бдительно прислушиваясь к звукам с улицы. Затем возвращался к своим выпискам, вносил дополнения, наспех переписывал цитаты, что-то шепча себе под нос. Его голос усиливался, отражался от сводов библиотечных подвалов.
— Посмотри-ка сюда!

— …сюда! — вторили ночные коридоры.

— Эта картина!..

· …картина! — повторяли холлы.

— И эта!

— …эта… — шелестела, оседая, пыль.
Это был самый длинный из всех дней, которые он мог припомнить в своей жизни. Он бродил в странных и не слишком странных толпах, он вел расследование, следуя по пятам за парадом. Он сдерживался, чтоб не рассказать лишнего матери Джима и матери Уилла, он опасался сообщить им больше, чем можно было знать про счастливое воскресенье; и между тем сталкивался в уличной толпе с Карликом, обменивался кивками с Тупицей и Пожирателем Огня, пробегал по темным аллеям и анализировал охватившую его панику, когда внезапно увидел яму под решеткой у сигарного магазина и понял, что мальчики спрятались там, и что тот, кто их ищет уже совсем рядом или, слава Богу, еще очень далеко отсюда.

Вместе с толпами праздных любопытных он двигался к карнавальному городку, но не заходил в балаганы, не катался на карусели, он просто наблюдал за происходящим до самого захода солнца, и только в сумерках сумел осмотреть холодные стекла Зеркального Лабиринта, вошел в них как в загадочные воды и осматривал точно на таком расстоянии от берега, чтоб его можно было вытянуть назад, прежде чем он утонул бы. Весь мокрый, промерзший до костей, прежде чем ночь окончательно его не поглотила, он смешался с толпой, которая толкала и грела его, а затем увлекла в город к библиотеке, к очень важным для него книгам… которые он расположил на круглом столе в читальне наподобие огромных литературных часов; они были своеобразным пособием, позволяющим изучать и со знанием дела судить о новом времени. Так он и расхаживал круг за кругом вокруг этого огромного циферблата, искоса поглядывая на пожелтевшие страницы, казавшиеся крыльями мертвых ночных бабочек, приколотыми к дереву.
Здесь лежал портрет принца Мрака-Дакниса. Затем следовали серии фантастических набросков на тему искушений святого Антония. Далее несколько гравюр из цикла «Причуды» Джованбатисты Брачелли, изображающих набор искусно сделанных странных игрушек — человекоподобных роботов, занятых в различных алхимических действах. На этом столе-циферблате без пяти минут двенадцать стояла рукопись доктора Фаустуса, на двух часах лежала «Оккультная иконография», на шести часах под изучающими пальцами оказалась теперь история цирков, карнавалов, театров теней, кукольных театров, бродячих зверинцев с их фиглярами, менестрелями, высокопарно изъясняющимися чародеями, волшебниками и вертепами марионеток. Сверх всего этого, здесь было «Руководство по изучению Воздушного Королевства» (Способы ниспровержения Истории). На девяти часах: «Одержимый Демоном», а выше лежали «Египетские приворотные зелья» и наверху же — «Муки Проклятого», где на развороте книги был лист «Чары Зеркал». В очень позднее время наверху циферблата литературных часов выделялись названия: «Локомотивы и Поезда», «Мистерия Снов», «Между Полночью и Рассветом», «Шабаш Ведьм» и «Соглашения с Демонами». Все это было разложено на столе. Он мог свободно рассматривать весь циферблат.
Но на этих часах не было стрелок.
Он не мог сказать, какой час ночи наступил в его собственной жизни, в жизни мальчиков или в жизни некоего неизвестного города.

И в итоге, какое же время он миновал?

Утреннее прибытие — в три часа; гротескный стеклянный лабиринт; воскресный парад; высокий человек с кишащими на его потной коже картинками цвета голубых электрических искр; несколько капель крови, падающих сквозь решетку на тротуаре; два испуганных мальчика, смотрящих вверх из-под земли; и он сам, один в мавзолейной тишине, и они вместе пытающиеся разгадать головоломку…

Что было там, что заставило его поверить незначительному слову, которое они прошептали сквозь решетку? Страх. Ведь страх сам по себе был доказательством; он видел в своей жизни достаточно страха, чтоб сразу узнать его, как в летних сумерках узнаешь по запаху мясную лавку.

Что такое было там, что даже молчание разрисованного владельца карнавала говорило тысячами бранных, лживых, приносящих несчастье слов?

Что за сила была там, возле старика, которого он видел поздно вечером через колышущийся тент балагана; старик сидел в кресле и надпись «Мистер Электрико» развевалась над ним, и энергия, от которой мурашки бежали по коже, змеилась по его телу подобно зеленым ящерицам?
Все, все, все это. И теперь эти книги. Эта. Он прикоснулся к «Физиогномике. Секретам индивидуального характера, раскрываемым по чертам лица».

Были ли обрисованы там Джим и Уилл, ангельски чистые, почти невинные, всматривающиеся вверх, на тротуар, по которому маршировал ужас? Представляли ли собой мальчики идеал по книжным описаниям Мужчины, Женщины или Ребенка Благородного Происхождения, идеал Цвета, Уровня и Совершенного Характера?
А может быть, наоборот… Чарльз Холлуэй перевернул страницу… разве спешащие уроды, разве Разрисованное Чудо не имели лбы Вспыльчивого, Безжалостного, Жадного, разве не имели они рты Похотливого и Неправедного? зубы Хитрого, Непостоянного, Наглого, Тщеславного и описанного в книге Кровожадного Зверя?

Нет. Книга выскользнула из рук и захлопнулась. Если бы лица оценивались по достоинству, то уроды оказались бы не хуже, чем многие из тех, кого он видел за время своей долгой службы, уходя поздними ночами из библиотеки.
Правильной была только одна вещь.

О ней говорила две строчки из Шекспира. Он мог выписать их, когда был в середине часов, составленных из книг, чтобы обнажить самое сердце своего мрачного предчувствия:
Стоит мне лишь пальцем ткнуть,

Духи Злобы тут как тут.

Так неопределенно, однако, так великолепно.
Он не хотел жить с этим.
Однако он знал это, он достаточно хорошо сжился с этим в течение этой ночи, и мог прожить с этим весь остаток жизни.
Он выглядел в окно и подумал: Джим, Уилл, вы уже приближаетесь?

Доберетесь ли вы сюда?

И во время ожидания он сделался так бледен, как могут быть бледны только кости.

38

Библиотека попозже — в семь с четвертью, в семь с половиной и в семь и три четверти вечера в воскресенье выглядела уединенной как горная долина, заполненная огромными глыбами тишины; наверху затаились лавины книг, поднятых на полках подобно каменным пирамидам вечности так высоко, что невидимые снега времени падали и лежали на них круглый год.
За стенами библиотеки город дышал, выдыхая своих жителей к карнавалу и вдыхая их обратно; сотни людей проходили мимо недалеко от того места, где Джим и Уилл лежали в кустах у стены библиотеки, то, выглядывая наружу, то, утыкаясь носами в землю.
— Молчи!

Оба уткнулись в траву. По другой стороне улицы двигалось что-то, что могло быть мальчишкой, могло быть Карликом, могло быть мальчишкой с разумом Карлика, могло быть чем-то вроде шуршащих листьев, которое ветер несет по обледеневшим тротуарам. Но вскоре, чем бы это ни было, оно исчезло; Джим приподнялся, Уилл продолжал лежать, уткнувшись лицом в землю.
— Давай подниматься. Или здесь что-то не то?..
— Библиотека, — сказал Уилл, — я ее даже побаиваюсь теперь. Все книги, подумал он, старые книги, которым по сто лет, прижались там одна к другой, сдирая кожу друг с друга, словно это десять миллионов хищников. Идешь вдоль темных стеллажей, и тисненные золотом названия пожирают тебя своими глазами. Между старым карнавалом, старой библиотекой и его собственным отцом, между всем старым… ладно…

Я знаю, папа там внутри, но папа ли это? Я имею в виду, что, возможно, они пришли, изменили его, сделали его плохим, злым, пообещали ему что-то, что не могут дать, но он думает, что они могут; и вот мы войдем туда, и однажды через пятьдесят лет после этого мига кто-то откроет книгу, и мы с тобой выпадем из нее на  пол как два сухих крыла ночной бабочки, представляешь, Джим, кто-то заложил нас между страницами, спрятал и никто никогда не догадается: куда мы делись…

Это было слишком много для Джима, просто непосильно много и ему требовалось сделать что-то для укрепления духа. И в следующий момент Уилл знал, что Джим примется стучать в дверь библиотеки. И они вместе принялись неистово колотить в нее, больше всего на свете желая перепрыгнуть из этой окружающей их ночи в ту ночь за дверью, согретую теплым дыханием книг. Они сделали выбор темноты — библиотечная темнота была лучше: запах книг обдал их, словно запах пирогов из духовки, едва открылась дверь, появился папа и засветились его призрачно-светлые волосы. Потом они крались по пустынным коридорам, и Уилл чувствовал сумасшедшее желание свистнуть, как он часто свистел за кладбищем на закате солнца, и папа расспрашивал их, почему они задержались, и они старались припомнить все места, где сегодня прятались.
Они прятались в старых гаражах, они прятались в заброшенных сараях, они прятались на самых высоких деревьях, на которые только могли залезть; они очень скучали там, наверху, и скука была хуже, чем страх, поэтому они спустились вниз и явились к шефу полиции, с которым очень приятно побеседовали, и этот разговор дал им двадцать безопасных минут прямо в участке; и у Уилла возникла идея пройти по церквям, и они облазали все колокольни в городе, распугав голубей; было ли безопасней в церквях и в особенности наверху, возле колоколов, никто не мог сказать, но чувствовалось, что там безопаснее. Но там они опять изнывали от скуки, от томительного однообразия, и почти дошли до точки, после которой впору было сдаться карнавалу, лишь бы покончить с мучительным бездействием, и в это же время очень кстати закатилось солнце. От заката до этого часа продолжалось замечательное время — они пробирались к библиотеке, которая была единственным дружеским фортом, и его теперь могли захватить арабы…
— Вот и добрались, — прошептал Джим, остановившись. — Почему же я шепчу? Это из-за того, что весь день прятались, черт побери!
Он засмеялся и тут же примолк.

Ему показалось, что он расслышал вдали, в подземных подвалах тихие шаги.

Но звуки эти были всего лишь эхом от его смеха, вернувшимся из глубины книгохранилищ на мягких лапах пантеры.

И все же, когда они возобновили разговор, то вели его шепотом. Глубина лесов, темнота пещер, полумрак церквей и сумеречные библиотеки одинаково настраивали умерить пыл, снизить голос до ворчания, до безмолвных восклицаний из-за боязни появления фантома вашего голоса, который мог еще долго блуждать в коридорах тогда, как вы давно их покинули.
Наконец, они вошли в маленькую комнату и окружили стол, на котором Чарльз Холлуэй разложил книги и где он читал уже много часов подряд; и только здесь они посмотрели друг на друга, заметили мертвенную бледность лиц, и все поняли без расспросов.
— Сначала, — отец Уилла придвинул каждому стул, — сядьте, пожалуйста.
Затем начался разговор. Мальчики рассказали о приключениях торговца громоотводами, о предсказаниях бурь, о длинном послеполуночном поезде, о внезапном заселении луга, о шатрах и балаганах, залитых лунным светом, о рыданиях органа-Каллиопы, к которому никто не прикасался, они рассказали о дороге, по которой шли сотни христиан, хотя никаких особенных зрелищ им не предлагалось, если не читать лабиринта, где само время теряется в прошлом или водопадом зеркал обрушивается в будущее, и еще карусель с табличкой: «ИСПОРЧЕНА», мертвый час ужина; мистер Кугер и мальчик с глазами, видевшими все самые блестящие путешествия в мире, обремененными всеми отвратительными грехами, мальчик с глазами человека, который жил вечно, видел слишком много и, возможно, хотел умереть, но не знал, как это сделать…
Друзья оборвали рассказ, чтоб перевести дыхание.

Мисс Фоли, опять карнавал, бешено крутящаяся карусель, древняя мумия Кугера, задыхающаяся в лунном свете, в серебряной пыли, его смерть и воскрешение на стуле, где зеленые молнии били в его скелет; все было похоже на бурю без дождя и грома; затем парад подвал у сигарного магазина, где они прятались и, наконец, они здесь, закончив мытарства, рассказывают о своих приключениях.

Отец Уилла долго сидел, уставившись отсутствующим взглядом в центр стола. Затем губы его шевельнулись:
— Джим, Уилл, — вымолвил он. — Я вам верю.

Мальчики уютней устроились на стульях.

— Всему этому веришь?

— Всему.

Уилл вытер глаза.

— Вот что, старина, — сказал он сердито, — я собираюсь кричать и ругаться…

— У нас нет для этого времени! — Возразил Джим.
— Времени действительно нет. — Отец Уилла поднялся, набил трубку, порылся в карманах, разыскивая спички, вытащил потертую губную гармонику, перочинный нож, испорченную зажигалку и записную книжку, гуда он заносил великие мысли, но никогда к ним не возвращался, и еще разные мелочи, которые могли служить оружием для пигмеев, затевающих войну, однако эти мелочи были потеряны раньше, чем такая война могла начаться. Рассматривая этот бесполезный мусор, и удрученно качая головой, он нашел, наконец, затертый спичечный коробок, раскурил трубку, и принялся размышлять, расхаживая по комнате.
— Похоже на то, что мы собираемся толковать об одном каком-то особенном карнавале. Откуда он пришел, куда он идет, и к чему стремится? Мы полагали, что никогда прежде он в городе не был. Однако, ей-Богу, посмотрите-ка сюда.
Он достал пожелтевшую газету, датированную двенадцатым октября 1888 года, и подчеркнул ногтем следующее:
«Д. К. Кугер и Д. М. Дак представляют пандемониум, театральную компанию. Объединенные шоу и музеи ненатуральных явлений международного класса!»
— Д.К.Д.М, — сказал Джим, — те же самые инициалы, как на рекламах, которые разбрасывали на этой неделе по всему городу. Но это не могут быть те же самые люди…
— Не могут? — Отец Уилла прижал скрещенные руки к груди. — У меня мурашки бегут по коже, когда я думаю о них.

Он достал другие старые газеты.

— 1860. 1846. Те же самые рекламы. Те же имена. Те же инициалы. Дак и Кугер. Кугер и Дак, они появлялись и уходили, но только раз в каждые двадцать, тридцать, сорок лет, так что люди забывали об этом. Где они проводили остальное время? Путешествовали. И более, чем путешествовали. Обратите внимание — всегда в октябре: октябрь 1846 г., октябрь 1860 г., октябрь 1888 г., октябрь 1910 г и нынешний октябрь, сегодняшней ночью… — Его голос осекся — «…Остерегайтесь людей, которые появляются осенью…»
— Что? Кто это сказал?

— Это написано в старом религиозном трактате. Думаю, слова принадлежат пастору Ньюгейтской долговой тюрьмы Филипсу. Читал это еще мальчишкой. Как дальше?

Он попытался вспомнить. Подумал, облизывая губы, и продолжил.
— «Иногда осень приходит рано, остается до самой поздней поры и пронизывает жизнь; тогда октябрь следует за сентябрем и ноябрь соприкасается с октябрем, и затем не наступает декабря и Рождества Христова, нет Вифлеемской звезды, нет праздника, но вновь приходит сентябрь и повторяется старый октябрь, и так продолжается годы, без зимы, весы или всеоживляющего лета. Для этих существ осень — самое нормальное время года, единственно приемлемая погода, для них нет иного выбора, они не приемлют ничего, что лежит за этим временем года. Откуда они пришли? Из пыли. Куда они идут? В могилу. Кровь ли течет в их жилах? Нет: ночной ветер, вместо крови. Что шевелится в их голове? Могильный червь. Кто говорит через их рот? Жаба. Что смотрит через их глаза? Змея. Что слушают их уши? Бездну между звездами. Они просеивают смятение человеков для улавливания душ, они едят плоть причин, и заполняют могилы грешниками. Они безумно стремятся вперед. В хлябях дождей они бегут быстро, подобно жукам, они крадутся, наступают и топчут, просачиваются, продвигаются, омрачают все лунные месяцы и, несомненно, мутят все родники. Паутина, заслышав их приближение, дрожит и рвется. Таковы эти люди осени. Остерегайтесь их».
После паузы оба мальчика разом выпалили:

— «Люди осени», — сказал Джим. — Это, конечно, про них!

— Тогда, — продолжил Уилл, — мы… летние люди?

— Не совсем. — Чарльз Холлуэй покачал головой. — Эх, вы-то ближе к летним, чем я. Если я и был когда-то прекрасным летним человеком, так это очень, очень давно. Большинство из нас — половина на половину. Августовский полдень работает в нас, чтобы отсрочить ноябрьские холода. Мы выдерживаем и живем за счет того, что скопили в таком маленьком промежутке как день Четвертого Июля. Но теперь наступили времена, когда мы все сделались людьми осени.

— Только не ты, папа!
— Только не вы, мистер Холлуэй!

Он повернулся к ним, чтобы получше разглядеть, кто это его так расхваливает, и увидел бледные лица, руки на коленях, словно привинченные болтами.

— Это тема для отдельного разговора. И вы, ребята, с этим поосторожней, ведь я исхожу из фактов. Уилл, ты уверен, что действительно знаешь своего папу? Разве можешь ты знать меня, а я тебя, если карнавал по какой-то причине выбрал именно нас и собирается нас выставить против них?
— Вот это да… — выдохнул Джим. — Кто же вы?

— Мы знаем, кто он, будь проклят этот карнавал! — протестующее сказал Уилл.

— Разве? — усомнился отец Уилла. — Давайте-ка посмотрим. Чарльз Уильям Холлуэй. Ничего особенного обо мне сказать нельзя, кроме того, что мне пятьдесят четыре года, которые всегда особенны и необычны для человека, который их прожил. Родился в Суит Уотер, жил в Чикаго, потом в Нью-Йорке, размышлял в Детройте, болтался по разным местам, пока не добрался сюда, после того, как всю жизнь провел в библиотеках по всей стране, потому что я любил одиночество, любил выискивать в книгах соответствия тому, что видел на дорогах. Затем в середине этого пробега прочь ото всего, что увидел и узнал, побега, который я назвал путешествием, когда мне стукнуло тридцать девять, твоя мать бросила на меня один взгляд и оставила меня здесь. Но до сих пор больше всего мне нравится оказаться ночью в библиотеке, вдали от людской суеты. Последняя ли это моя остановка? Вполне возможно. Почему я тут со всем, что у меня есть? Сейчас, кажется, единственно за тем, чтобы помочь вам.
Он замолчал и посмотрел в прекрасные юные лица мальчиков.
— Да, — сказал он затем задумчиво, — слишком поздно я вступил в игру, чтобы помочь вам.
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Каждое по-ночному слепое окно библиотеки дребезжало от холодных порывов.

Мужчина и два мальчика ждали, пока стихнет ветер.

Уилл сказал:

— Папа, ты всегда всем помогал.
— Спасибо за доброе слово, но это не правда. — Чарльз Холлуэй внимательно рассматривал свою пустую ладонь. — Я дурак. Всегда старался разглядеть, что маячит у вас за плечами, что должно придти, вместо того, чтобы поглядеть правде в глаза и увидеть, что уже существует, что делается с вами здесь сегодня. И еще вот зачем я успокаиваю себя утверждением, что каждый человек глуп. У вас есть возможность бросаться в поток жизни, подниматься на борт корабля, общаться друг с другом, наклеивать пластырь на раны, бить по щекам, целовать в лоб, смеяться, плакать, заставлять что-то делать… и все до того дня, когда вы сделаетесь наихудшими из дураков и закричите: «Помогите!» И тогда окажется, что все, в чем вы нуждаетесь — это ответ одного человека.
Я отчетливо вижу, что в сегодняшней ночи по всей стране разбросаны города, городки, захолустные местечки и стоянки дураков. Карнавал рядом, поглядите, как раскачиваются деревья под дождем дураков. Должен сказать, что нет отдельных дураков, не существует индивидуальности, которая может ответить на крик «Помогите!». Дураки, не имеющие связей, разобщенные дураки — это урожай, который радостно убирает карнавал и пропускает через свою молотилку.
— О, Боже, — сказал Уилл, — какая безнадежность!

— Нет, нет. Сам факт, что мы здесь разбираемся в разнице между летом и осенью, заставляет меня верить, что выход есть… Вы не останетесь глупыми, вы не станете лживыми, злыми и грешными, если вы захотите объяснить себе эту разницу. Выход есть и даже не один, есть больше трех или четырех выходов.

Они, этот мрачный Дак, этот незнакомец и его друзья, не раскрывают все карты, я мог бы прямо сказать это сегодня там, возле сигарного магазина. Я боюсь его, но я хорошо видел, что он боялся меня. Таким образом, налицо страх с обеих сторон. Подумаем теперь, как мы можем это использовать в своих интересах?
— Как же?

— Прежде всего, давайте заглянем в историю. Если бы люди хотели навсегда остаться в первобытном состоянии, они могли бы это сделать, вы согласны? Согласны. Но разве мы остались бы жить на земле с дикими зверями? Нет, конечно. В воде с барракудой? Нет. Мы решили бы убраться подальше от лап гориллы. Когда-то мы изменили своим плотоядным зубам и принялись жевать колоски и былинки травы. Согласно нашей философии, мы работали на полях столько, сколько требовалось для пополнения сил, обновления крови, чтобы прожить свой небольшой отрезок жизни.

С тех пор мы мерили себя по шкале человекообразных обезьян, но не достигли и половины той высоты, где обитают ангелы. Это была замечательная новая идея и мы боялись ее потерять, поэтому мы записали ее на бумаге и построили для нее здания, такие, как эта библиотека. И мы бродим внутри этих зданий, пережевывая эту идею как некий новый сладкий злак, пытаясь предположить, как же все это началось, когда мы сделали первый шаг, когда решили отличаться от зверей, рыб и обезьян.
По моим предположениям, сотни тысяч лет назад однажды ночью в пещере проснулся у костра один из косматых первобытных людей, он пристально посмотрел на свою женщину и своих детей, спящих за кучами золы и отбросов, и впервые задумался о том, как они голодают и холодают, о том, что они умрут и навсегда уйдут из этого мира. После этих мыслей он должно быть зарыдал. И он протянул в ночи руку к женщине, которая в некий день должна умереть и к детям, которые должны последовать за ней.
И на следующее утро он стал относиться к ним получше, ибо он увидел, что в них, как и в нем есть начало, которое открылось ему в ночи. И он почувствовал это начало пульсирующим в своей груди, раскрывающимся, делающим его более значительным по сравнению со вчерашним днем, когда его тело всего лишь бездумно росло и увеличивалось во тьме незнания. Итак, этот человек первым узнал то, что мы знаем теперь все: час нашей жизни короток, а вечность простирается бесконечно. Вместе с этим знанием приходит жалость и милосердие, поэтому мы бережем других для более сложных и более таинственных благ любви, которые придут к ним позднее.
Итак, какие же мы в итоге? Мы существа, которые знают, и знают слишком много. Это ложится на нас таким бременем, что мы не можем понять, что же нам делать — смеяться или плакать по такому поводу. Ни одно другое животное не испытывает ничего подобного. Мы же плачем или смеемся в зависимости от времени года и от необходимости…
Размышляя обо всем этом, я, тем не менее, все время чувствую, как карнавал наблюдает за нами, высматривает, что, как и почему мы делаем; и он захватит нас, когда сочтет, что мы созрели.
Чарльз Холлуэй замолк, заметив, как мальчики наблюдают за ним; от их взглядов он покраснел и отвернулся.

— Дорогой мистер Холлуэй, — негромко воскликнул Джим, — это великолепно. Продолжайте же.

— Папа, — с восторгом сказал Уилл, — я никогда не знал, что ты можешь так рассуждать.

— В таком случае, тебе не мешало бы послушать меня здесь по ночам — ты познакомился бы и с другими рассуждениями. — Чарльз Холлуэй покачал головой. — Да, тебе следовало бы послушать. В любой день, который ты выбрал бы в прошлом, я рассказал бы тебе еще больше. О чем я рассуждал? Главным образом о любви, как мне думается… Да… о любви.
Уилл сразу поскучнел, Джим с настороженностью вслушивался в его слова.

То, как они отреагировали, заставило Чарльза Холлуэя сделать паузу.

Что он мог сказать, что помогло бы им почувствовать его настроение? Мог ли он сказать, что любовь превыше всего, что в ней причина и основа всякого опыта? Что это цемент, который скрепляет жизнь? Мог ли он сказать обо все, что перечувствовал и передумал о них сегодня ночью, окруженный этим диким миром, вертящимся вокруг огромного солнца, которое падает через громадные пространства, летящие через чудовищные безмерности, и все это по направлению к чему-то, а может быть прочь от чего-то? Мог ли он сказать: мы разделяем со всеми эту поездку на вселенской карусели со скоростью миллиарда миль в час? Нас объединяет общая причина, по которой мы выступаем против этой ночи. Вы начинаете с меньших причин.
Почему любишь мальчика, запускающего бумажного змея в первые дни марта, когда великолепно весеннее небо? Потому что чувствуешь сам, как горят пальцы, обожженные бечевой. Почему любишь незнакомую девушку, склонившуюся над колодцем, которую видишь с проносящегося мимо поезда? Потому что твои губы вспоминают влажную прохладу железного ведра в полдень, который навсегда потерян в прошлом. Почему рыдаешь, глядя на незнакомцев, умирающих при дороге? Потому что они напоминают тебе друзей, с которыми не виделся сорок лет. Почему смеешься, когда клоуны дерутся из-за куска торта? В этот миг мы пробуем на вкус не только сладкий крем, но и саму жизнь…

Почему любишь женщину, которая стала твоей женой? Ее нос дышит воздухом мира, который я знаю, поэтому я люблю ее нос. Ее уши слышат мелодию, которую я мог бы напевать в полуночный час, поэтому я люблю ее уши. Ее глаза с восторгом следят за сменой времен года, поэтому я люблю ее глаза. Ее язык познал вкус айвы, персика, вишни, мяты и лимона, поэтому я люблю слушать, как он произносит слова. Ее плоть познала жар, холод, горе; я знаю огонь, снег и боль. Мы разделили с ней, много раз разделили опыт жизни. Мы вместе познали миллионы мучительных событий. И отрезать хоть одно чувство, значит отрезать часть жизни. Если же отрезать два чувства, жизнь сама тут же разорвется пополам. Мы любим то, что мы знаем, мы любим то, что представляем собой, то, что мы есть. Общая причина, общая причина, общая причина есть у рта, глаза, уха, у языка, у руки, у носа, плоти, у сердца и души.
Но… как сказать об этом?
Смотри, — попытался он пояснить свою мысль, — что получается, если посадить в вагон поезда двух людей — солдата и фермера. Один начнет говорить о войне, другой о пшенице; и надоедят друг другу до того, что, в конце концов, завалятся спать. Но пусть один из них заговорит о беге на длинные дистанции, и если другой хоть раз в жизни пробежал милю, то они будут бегать всю ночь, как мальчишки, высекая из памяти искры дружбы. Точно так же у всех мужчин есть одна общая тема — это женщины, и они могут говорить об этом весь день и всю ночь. Адская штука.

Чарльз Холлуэй остановился, покраснел, сознавая, что впереди была цель разговора, но он все еще не представлял, как же до нее добраться. Он пожевал губами.
Папа, не останавливайся, подумал Уилл. Когда ты говоришь, звук твоего голоса заполняет все вокруг. Ты спасешь нас. Продолжай.
Пожилой человек безошибочно понял взгляд сына, ту же самую мысль прочитал и в глазах Джима; затем медленно пошел вокруг стола, здесь прикасаясь к изображению ночной бестии, там потрогав картинку, на которой схватились в драке оборванные косматые старухи, притронулся к звезде, к серпу луны, к античному солнцу, к песочным часам, которые отмеряли время с помощью костяной муки, насыпанной в них вместо песка.
Когда я начал говорить, сказал ли что-нибудь о том, что значит быть хорошим? Господи, я не знаю… Увидев на улице, что стреляют в незнакомца, вы с неохотой двинетесь на помощь. Но если за полчаса перед этим вы провели с ним десять минут и немножко узнали о нем и его семье, вы, не раздумывая, бросились бы вперед и попытались предотвратить убийство. Значит, знание — это хорошо. Незнание или нежелание знать — это плохо и аморально. Вы не можете действовать, если не знаете. Невежественное действие сбросит вас самого в пропасть. Господи, Боже мой, по этому разговору ты можешь принять меня за сумасшедшего. Можно подумать, что нам следовало бы гоняться по улицам и охотиться на воздушные шары как на слонов, вроде того, как это делал Уилл, но в действительности, прежде всего нам следует узнать все, что только можно узнать об уродах с карнавала и о том человеке, который ими управляет. Мы не можем быть хорошими, пока не узнаем, в чем суть плохого, поэтому стыдно не воспользоваться временем и не сделать этого. Вот закончится представление, и толпы зрителей в эту воскресную ночь разойдутся по домам. Я чувствую, что тогда-то люди осени и нагрянут к нам. У нас есть в запасе, возможно, часа два времени.
Джим подошел к окну и вглядывался в даль, где стояли черные балаганы, и орган-Каллиопа играл, и мир поворачивался в ночи как огромная карусель.
— Разве это плохо? — спросил он.

— Плохо? — возмущенно крикнул Уилл. — Конечно, плохо. И ты еще спрашиваешь об этом!?
— Успокойтесь, — сказал отец Уилла. — Джим задал хороший вопрос. Ведь отчасти представление на карнавале выглядит просто великолепно. Но человек повидавший жизнь обращает внимание на такое обстоятельство: ты не можешь получить что-то для ничего, для пустоты. Ведь фактически ты получаешь от них пустышку и полагаешь приспособить ее для чего-нибудь. Проще говоря, они дают тебе пустые обещания, ты подставляешь им свою шею и  — бам!

— Откуда они приходят? — спросил Джим. — Кто они?

Уилл вместе с отцом подошел к окну. И Чарльз Холлуэй сказал, вглядываясь в далекие балаганы:
— Может быть в некие времена, еще до Колумба, это был просто человек, скитавшийся по Европе, звеневший колокольчиками, пришитыми к штанам у лодыжек; он нес на плече лютню, от чего его тень походила на горбуна. Может быть, миллион лет назад человек по облику еще близкий к обезьяне, изнуренный несчастьями других людей, вдруг нашел в этих несчастьях скрытую сладость, которую он принялся жевать, как мы жуем мятную жвачку, и несчастья других приносили ему бодрость и желание жить. Может быть его сын, оставшийся после него, принялся усовершенствовать приспособления, изобретенные отцом для людских мучений — все эти капканы, ловушки, костоломы, обручи, сдавливающие голову, вызывающие судороги, все, что обманывает душу и истязает тело.

Эти люди стали сваливать отбросы в уединенные пруды, в которых впоследствии зародились и стали прилетать оттуда комары, несущие болезни, впивавшиеся в носы, москиты, кусавшие по ночам тело так, что оно вспухало, и потом карнавальные френологи, любовно прикасаясь к опухолям, рассказывали о жизни и предсказывали судьбу. Так от одного человека, гадившего здесь и от другого, творившего непотребства там, появились люди, которые злее собак, для которых лучший подарок — беда других, люди потворствующие скупости, убожеству, для них наслаждение — подслушивать у дверей спален, чтобы услышать, как несчастные мечутся во сне от угрызений совести.
Ночные кошмары необходимы им как хлеб. Вместо масла они берут боль и намазывают его болью. Они сверяют свои часы по скрипу жуков-могильщиков и преуспевают целые столетия. При постройке пирамид они были надсмотрщиками с ременными плетками и наслаждались соленым потом и разбитыми сердцами несчастных рабов. Они шныряли по Европе на Бледных Конях чумы. Они нашептывали Цезарю о смерти, а затем за полцены продавали кинжалы на большой мартовской распродаже.

Должно быть, некоторые лентяи-клоуны услужливо подносили котурны для императоров, принцев и припадочных проповедников. Затем все эти люди, живущие по-цыгански, размножались и расходились по дорогам мира, где появлялось все больше разных восхитительных видов боли и несчастий, на которых можно было хорошо преуспеть и построить свое благополучие.
Поезд истории шел, отягченный несчастьями и они спешили за ним по длинной дороге из времен готики и барокко; они смотрели на свои вагоны и экипажи, похожие на средневековые гробницы, украшенные резьбой по дереву, которые когда-то тащили лошади, мулы или может быть даже люди…

— В те прошедшие годы… — Голос Джима срывался от волнения. — Были те же самые люди? Вы думаете, мистер Кугер и мистер Дак оба столетнего возраста?
— Катаясь на этой карусели, они могут в любое время скинуть год или два, когда захочется, верно?

— Выходит, тогда… — перед Уиллом словно пропасть разверзлась, — они могли бы жить вечно!
— И вредить людям. — Джим снова и снова возвращался к этой мысли. — Но почему же, почему же всегда только вредить?

— А потому, — ответил мистер Холлуэй. — Ты, например, чтобы попасть на карнавал, нуждаешься в горючем, в бензине, газе или еще чем-то, ведь верно? Есть женщины, которые живут сплетнями, и, сплетничая, обмениваются головной болью и плевками, артритной болью в костях, и в этой буре сумасшествия разве им не будет приятно успокоение после бури? Если бы у некоторых людей не оказалось чего-то, что можно жевать, их резцы выпали бы, а с резцами погибли бы и души. Умножьте подобные их удовольствия, которые они получают на похоронах, их лицемерное кудахтанье на поминках, прибавьте сюда их кошачьи свадьбы, их погоню за успехом, где родственники дерут друг с друга по три шкуры, а затем штопают их на скорую руку, чтоб сделать вид, что уладили ссору, добавьте сюда врачей-шарлатанов, шинкующих людей на ломтики, чтоб гадать на их внутренностях, как на кофейной гуще, а затем крепко сшивающих несчастных ниткой с оставленными на ней отпечатками пальцев, возведите в квадрат динамитную фабрику, производящую десять квадриллионов единиц взрывчатки, и вы получите черную энергию одного подобного карнавала.
Все подлости, которые мы скрываем, они заимствуют и усугубляют до предела. Они испытывают порочные желания, страдания, печали, и болезни в миллиард раз усиленными по сравнению с обычным человеком. Для нашей жизни чужие грехи как соль на рану. Нам своя рубашка ближе к телу. Но у карнавала совсем другой подход — его не заботит, что от него пахнет лунным светом вместо солнечного, ему надо лишь долго и жадно глотать страх и боль. Это его топливо, это химические силы, которые вращают карусель: безысходность ужаса, терзающая агония вины, вопли от действительных или воображаемых ран. Карнавал всасывает этот газ, зажигает его, и, пыхтя, двигается по своему пути.
Чарльз Холлуэй перевел дыхание, прикрыл глаза и сказал:
— Как я узнал об этом? Я не знаю. Я чувствую это. Я определяю это на вкус. Это вроде палой листвы, горевшей на ветру две ночи тому назад. Этот запах напоминает дыхание цветов на похоронах. Я слышу эту музыку. Я слышу, что ты говоришь мне и половину из того, что ты мне не говоришь. Возможно, я всегда мечтал о таких карнавалах и ждал, когда он придет, чтоб однажды побывать на нем и приветствовать его. И вот теперь это представление в балагане играет на моих костях как на ксилофоне.
Мой скелет знает.

Он говорит мне.

Я говорю вам.
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— А могут они… — спросил Джим. — Я имею в виду… делают они… покупают ли они души?
— Зачем покупать, когда они могут свободно их получить? — сказал мистер Холлуэй. — Ведь большинство людей хватается за шанс — отдать все взамен на ничто, на пустышку. И это ничто, эту пустышку мы хватаем в дешевом фарсе, обладая своими бессмертными душами. Больше того, вы делаете при этом вывод, что дьявола тут вовсе нет. Я хочу отметить, что он представляет собой тип существа, которое научилось жить за счет душ, но не просто душ самих по себе. Это обстоятельство всегда беспокоило меня, когда я знакомился с древними мифами. Я спрашивал себя, почему Мефистофель хотел заполучить душу? Что он делал с ней, когда получал ее, какую извлекал из нее пользу? Отвернитесь, пока я разложу на тарелке свою собственную теорию и преподнесу вам. Так вот, по-моему, эти существа хотят зажечь газ душ, которые не могут спать по ночам и которых днем терзает память о совершенных преступлениях. Мертвая душа не воспламеняется. Но живая неистовствующая, мятущаяся, сама себя проклинающая душа — это истинная прелесть для таких как они.

Как я это узнаю? Я наблюдаю. Карнавал похож на людей, только он усугубляет, обостряет их черты.

Вот, например, мужчина и женщина вместо того, чтобы разойтись предпочитают убить друг друга, мучить друг друга всю жизнь, таскать за волосы, выдирать ногти; причинять друг другу боль становится им необходимо как наркотик, без которого невозможно просуществовать ни одного дня. Карнавал чувствует подобные загубленные личности за многие мили и бежит к ним, чтобы погреть руки над их болью. Он вынюхивает испорченных мальчиков, раньше времени ставших мужчинами, мучающихся, словно от страшной боли в прорезающемся зубе мудрости, карнавал находит их в кровати за двадцать тысяч миль отсюда летом и зимой. Он чувствует горечь и раздражение людей среднего возраста, подобных мне, которые нечленораздельно болтают после того, как без всякой пользы прожили свой полдень, свой август, свои годы расцвета. Мы нуждаемся, хотим, просим — все это пылает в наших флюидах, горит в наших душах, вырывается потоком из губ, ноздрей, из глаз и ушей, словно длинные и короткие радиоволны срываются с пальцев, как с антенн. Бог знает, как это происходит, но хозяева уродов чувствуют наши излучения, как зуд и беспокойство, у них начинается раздражение. Карнавал долго путешествовал с такими людьми, попадавшимися ему на каждом перекрестке и давшими ему возможность выпить добрую кружку похоти и агонии, чтоб зарядиться силой и энергией.
Возможно, карнавал продолжает существовать, потому что пьет яды грехов, которые мы совершаем и усваивает ферменты самых ужасных раскаяний.

Чарльз Холлуэй фыркнул.

— Ну и ну, сколько же я наговорил вслух и что передумал про себя за последние десять минут?

— Вы, — подтвердил Джим, — сказали много.

— На каком же языке я разразился!? — воскликнул Чарльз Холлуэй, ибо внезапно понял, что говорил не больше, чем в другие ночи, когда, оставшись один, восхищенно обсуждал свои идеи с холлами и коридорами, которые единственный раз отвечали эхом, а потом навсегда забывали его слова. Целые книги о жизни он написал в воздухе больших комнат и огромных зданий, и все это вылетело в вентиляцию. Теперь все это казалось фейерверком мысли, облеченной в цвет и звук, отмеченной высокой архитектурой слов, все это ослепило своим блеском мальчиков, испепелило его «я», но не оставило следа ни на сетчатке глаза, ни в мозгу, а сами по себе цвет и звук бесследно исчезают; и оказалось, что все это не больше, чем простое упражнение в самодекламации. И тогда он не без робости обратился к самому себе:
— Сколько же из всего сказанного дошло до них? Одна сентенция из пяти, две из восьми?

— Три из тысячи, — ответил Уилл.

Чарльз Холлуэй засмеялся и вздохнул.
И тогда Джим, перебив его, спросил:

— Это… это же… смерть?

— Карнавал? — уточнил он, раскурил свою трубку, выпустил струю дыма и принялся со всей серьезностью изучать узор, украшавший трубку. — Нет. Но я думаю, он использует смерть как угрозу. Вообще говоря, смерти не существует… Ее никогда не было, и ее никогда не будет. Но мы нарисовали так много ее изображений, так много лет пытались настигнуть ее, связать и удержать, мы столько думали о ней, как о странном живом и жадном существе… Однако, все, что она собой представляет — это не более, чем остановленные часы, утрата, конец, мрак… Ничто. И карнавал мудро полагает, что мы больше боимся этого Ничто, чем некоего Нечто. Ведь с Нечто вы можете бороться. Но… Ничто? Куда вы ударите его? Есть ли у него сердце, душа, мозги, зад? Нет, нет и нет. Поэтому карнавал, словно крупье просто трясет над нами огромной чашкой полной Ничем и получает свой выигрыш, как только мы бросаемся в испуге прочь. Он, он показывает нам Нечто, показывает что-то, что могло бы, в конце концов, привести к Ничто, все правильно. Торжественное представление зеркал там, на лугу, это ведь наверняка сырое непропеченное Нечто. Этого достаточно, чтоб ударить вашу душу, удобно расположившуюся в седле. Ведь увидеть самого себя таким, каким будешь в девяносто лет, увидеть пар вечности, поднимающийся от тебя, как от сухого льда — это же удар ниже пояса. Затем, когда он заставляет вас замереть и застыть, он исполняет прекрасную, захватывающую душу музыку, воскрешающую в памяти майский день, запах свежевыстиранного женского белья, качающегося под ветром на заднем дворе, эти звуки, словно пьянящий аромат сена в лугах, словно голубое небо, словно летняя ночь на озере, но все это продолжается до тех пор, пока в вашу голову не ударят барабаны, которые словно луны расположились вокруг органа-Каллиопы. О простодушие, о наша наивность. Господи, я так желаю, чтоб зеркала придвинулись ко мне. И тогда, в ответ на это желание, старика ударяют зеркалами по голове, и наблюдают, как он распадается кусками льда, и эти осколки, может, собрать вместе заново только карнавал. Вы спросите, как? С помощью вальса, который карусель крутит наоборот к «Прекрасному Огайо» или к «Веселой вдове». Но они достаточно осторожны, чтобы людям, привлеченным музыкой, не говорить об одной вещи.
— Какой? — спросил Джим.
— А вот какой. Если ты жалкий грешник, предстающий в одном виде, то ты останешься жалким грешником и в другом виде. Ведь изменение роста или размера тела не изменяет мозга. Если бы, Джим, я сделал тебя завтра двадцатипятилетним, твои мысли оставались бы все равно мыслями мальчика, и это все было бы ясно! Или если бы они превратили меня в десятилетнего мальчугана, то мой мозг продолжал бы оставаться мозгом пятидесятилетнего мужчины, и новоиспеченный мальчик действовал бы забавнее и таинственнее, чем любой из его сверстников. И получается, что время не состыковывается, не соединяется.

— Каким же образом? — спросил Уилл.

— Если бы я снова стал молодым, моим друзьям по-прежнему оставалось бы по пятидесяти, шестидесяти лет, ведь так? И я оказался бы навсегда отрезанным от них, потому что не мог бы сказать им, что же со мной произошло, не правда ли? Если же они узнали, они бы возмутились и обиделись. Они бы возненавидели меня. Их интересы перестали бы быть и моими интересами, не так ли? В особенности все, что доставляет им беспокойство. Им остались бы болезни и смерть, а мне — новая жизнь. Разве в этом мире есть место для человека, который выглядит на двадцать, а сам старше Мафусаила; и кто мог бы перенести потрясение, которое последовало бы за таким изменением? Карнавал не убережет вас от послеоперационного шока. Я держу пари, что шок есть, и есть даже еще большее испытание!
Итак, что же случается во время карнавальных превращений? Вы получаете свой подарок: безумие. С одной стороны происходит изменение тела, изменение все обстановки, в которой существовала личность. С другой стороны на человека обрушивается виновность за аморальные поступки, он становится виновен в том, что оставляет жену или мужа, оставляет друзей умирать в те сроки, в какие умирают все люди… Господи, да одно это привело бы человека в негодование, возмутило и оскорбило бы его. Но карнавалу только этого и надо — еще больше страха, еще больше агонии подается ему на завтрак. А вы, задыхаясь в болотных испарениях, в которых барахтается ваша раздавленная совесть, лепечете, что хотите вернуться  назад, сделаться таким же, как был! Карнавал в ответ слушает и кивает. Да, они обещают, если вы будете вести себя, как им хочется, вернуть вам через короткий промежуток времени ваши полсотни лет или сколько там требуется… На одном только обещании вернуть к привычному прежнему возрасту карнавальный поезд разъезжает по миру и его популярные шоу обслуживаются сошедшими с ума людьми, ждущими, когда их выпустят из рабства; и сами они — всего лишь кокс для топки его паровоза.

Уилл проворчал что-то.
— Что? — спросил отец.

— Мисс Фоли, — едва не плакал Уилл, — о, бедная мисс Фоли, они захватили ее теперь в точности как ты говоришь… Сначала она получила от них что хотела, но это ее испугало, ей это не понравилось, о, как тяжко она плакала, папа, как тяжко; теперь, держу пари, они обещали ей, что она снова станет пятидесятилетней, если выполнит их причуды. Страшно подумать, что они делают с ней сейчас, о папа, о Джим!

— Да поможет ей Бог. — Отец Уилла тяжело протянул руку, чтобы отыскать старые карнавальные портреты. — Ее, вероятно, поместили вместе с уродами. И кто же они такие? Не грешники ли, которые, надеясь на освобождение, так долго странствовали с карнавалом, что приняли образ самого греха? Вот, например, Толстяк — кем он был раньше? Если бы я мог разгадать ту иронию, с какой действует карнавал, взвешивая на своих весах путь грешника, то сказал бы, что раньше он был хищником, охотившимся за всеми видами похоти и вожделения. Во всяком случае, теперь он помещен в кожу, которая лопается от его коллекции плотских удовольствий. И рядом с ним Скелет, Тощий Человек или что бы это ни было, не морил ли он свою жену и детей духовным голодом в равной степени, как обычным, телесным? А Карлик? Был он или не был вашим другом, торговцем громоотводами, всю жизнь проведшим в дороге, никогда не присевшим; он всегда бежал впереди молний и продавал громоотводы, оставляя покой другим, чтоб смело глядеть в лицо грозы; неизвестно, случайно ли или намеренно соблазнился он дармовым катанием на карусели; он не сморщился в мальчишку, но подлое действо гротескного вздора все перепутало и превратило его в карлика. Или Предсказательница Судьбы, цыганка, Пылевая Ведьма? Может быть это кто-то, кто всегда жил завтрашним днем, пренебрегая сегодняшним, вроде меня, и был так наказан, обречен гадать о неистовых восходах и ужасных закатах для других. Ты говорил, что видел ее совсем рядом. А взять Тупицу? Робкого Мальчика? Пожирателя Огня? А Сиамские Близнецы, Боже милостивый, кто они? Может быть это тандем, созданный из самовлюбленности? Мы никогда этого не узнаем. Они никогда не расскажут. Мы пробовали угадать за последние полчаса и, вероятно, угадали неправильно относительно сотен вещей, попавшихся на глаза. Теперь хочу сказать вам о своем плане. Куда мы пойдем отсюда?
Чарльз Холлуэй разложил на столе карту города и обвел карандашом место, где расположился карнавал.

— Сможем ли мы скрыться? Нет. С мисс Фоли и с таким количеством других, вовлеченных в эту историю людей, никак не сможем. Ладно, тогда, как нам их атаковать, если не хотим, чтоб нас с первых же шагов перестреляли? И какое оружие нам выбрать…

— Серебряные пули! — внезапно крикнул Уилл.

— Куда загнул! — фыркнул Джим. — Они же не вампиры.
— Если б мы были католиками, то взяли бы в церкви святой воды и…

— Брось ты, — сказал Джим, — все это чепуха из кинофильмов. В жизни так не бывает. Правда, мистре Холлуэй?

— Хочется, чтоб ты был прав, дорогой.

Глаза Уилла сверкнули жестокостью:

— Ладно. Остается одно — прихватить пару галлонов керосина, спички и сбегать на луг…

— Это противозаконно! — запротестовал Джим.

— Не тебе так говорить!

— Продолжай!

Но все тут же замолчали.

Послышался легкий шорох.

Слабый порыв ветра влетел в комнату из библиотечных коридоров.

— Парадная дверь, — прошептал Джим. — Кто-то открыл ее сейчас.
Вдалеке раздался негромкий щелчок. Сквозняк, который только что прошелся по ногам мальчишек и растрепал волосы мужчины, оборвался.

— Кто-то сейчас закрыл ее.

Молчание.

Только огромная темная библиотека с ее сложными лабиринтами спящих книг.

— Кто-то внутри.

Мальчики приподнялись, тревожно полураскрыв губы.
Чарльз Холлуэй подождал, затем тихо сказал одно лишь слово:

— Прячьтесь.

— Мы не можем тебя оставить…

— Прячьтесь.

Мальчишки метнулись в сторону и исчезли в темном лабиринте полок и стеллажей.

Чарльз Холлуэй медленно сделал глубокий вдох, потом выдох, затем заставил себя усесться обратно в кресло, приказал себе опустить глаза на пожелтевшие газеты и стал ждать, ждать, и затем опять… ждать еще напряженней.
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Тень скользнула среди теней.

Чарльз Холлуэй почувствовал, как душа уходит в пятки.

Этих мгновений оказалось достаточно для тени и сопровождающего ее мужчины, чтобы подойти и встать в дверном проеме.
Тень казалась неторопливой и осторожной в своей медлительности, и все же она впилась в Чарльза Холлуэя, она терзала его как сыр на терке, рвала и крошила его внушенное самому себе твердое спокойствие. И когда, наконец, тень дотянулась до двери, она принесла с собой не одного, не сотню, а тысячу людей, чтобы те заглянули внутрь комнаты.

— Меня зовут Дак, — сказал голос.

Чарльз Холлуэй разжал кулаки и вздохнул.

— Я более известен как Разрисованный Человек, — пояснил голос и добавил. — Где мальчики?

— Мальчики? — Отец Уилла повернулся, наконец, чтобы рассмотреть высокого мужчину, который стоял в дверях.
Разрисованный Человек принюхивался к желтой пыльце, слетевшей с древних книг, когда отец Уилла совершенно неожиданно увидел мальчиков, вышедших из своего убежища и стоящих на свету, он даже подскочил от неожиданности, затем попытался, насколько возможно, закрыть их собой, и остаться один на один с незваным гостем.
Разрисованный Человек сделал вид, что ничего не заметил.

— Мальчиков нет дома, — сказал он. — Оба дома пусты. Какая досада, они пропустят бесплатные представления и катание на карусели.

— Мне кажется, я знаю, где они были. — Чарльз Холлуэй принялся брать книги со стола и расставлять по полкам. — Черт побери, если б они знали, что вы здесь с бесплатными билетами, они б закричали от восторга.

— Они обрадовались бы? — Улыбка мистера Дака растаяла как бело-розовая парафиновая игрушка, которую бросили в огонь. Затем он тихо и мягко прибавил. — Я мог тебя убить.

Чарльз Холлуэй кивнул, медленно перенося свои книги.

— Ты слышал, что я сказал? — рявкнул Разрисованный Человек.

— Да. — Чарльз Холлуэй взвесил в руке книги, словно они были его приговором. — Однако теперь ты не сможешь меня убить. Ты слишком приметен. Ты слишком примелькался повсюду за это время, тебя сразу заметят.

— Ишь, какой уверенный, прочитал несколько газет и думаешь, что знаешь о нас все?

— Нет не все. Но достаточно, чтобы испугаться.

— Так пугайся посильней, — проговорила теперь уже целая толпа мрачных картинок, кишевших под его черной одеждой и произносившая слова его тонкими губами. — Один из моих друзей, тут неподалеку, может прикончить тебя так, что будет казаться, словно ты умер от самой натуральной сердечной недостаточности.
Чарльз Холлуэй почувствовал, как бешено заколотилось сердце, кровь ударила в виски и опустились руки.

Ведьма, подумал он.

Должно быть, его губы непроизвольно дернулись, как бы произнося это слово.
Мистер Дак кивнул:

— Совершенно верно, Ведьма.

Он продолжал расставлять книги по полкам, и тем сдерживал страшного гостя.
— Вот и прекрасно, а что это там у тебя? — Мистер Дак прищурился. — Библия? Очаровательно. Так по-детски, и так освежающе старомодно.

— Вы читали ее когда-нибудь, мистер Дак?

— Конечно, читал! Каждая страница, параграф и слово были прочитаны при мне, сэр! — Мистер Дак замолк ровно на столько, сколько потребовалось, чтобы закурить сигарету и выпустить дым в сторону таблички «НЕ КУРИТЬ», а потом на отца Уилла. — Ты действительно воображаешь, что эта книга может повредить мне? Не наивно ли полагать, что это твое реальное оружие? Вот, гляди!
И прежде, чем Чарльз Холлуэй смог пошевелиться, мистер Дак молниеносно подбежал и выхватил Библию. Он держал ее обеими руками.
— Ну что, ты не удивлен? Смотри, я дотрагиваюсь, держу, даже читаю ее.

Мистер Дак дохнул дымом на страницы, словно хотел пустить по ним рябь, как по воде.

— Ты надеешься скинуть меня в этот ворох свитков Мертвого моря, что лежат перед тобой? К сожалению, это всего-навсего мифы. Жизнь, а под жизнью я имею в виду множество очаровательных вещей, продолжается, она изменяется само по себе, она течет дико, и я не более дик, чем многие другие. Твой царь Давид и его литературная версия некоторых довольно скучных поэтических материй — стоящее описание такого понимания жизни, какому я посвятил много времени и трудов.
Мистер Дак швырнул Библию в мусорную корзину и больше на нее не взглянул.
— Я слышу, как колотится ваше сердце, — сказал мистер Дак. — У меня не столь тонкий слух, как у Цыганки, но все ж я слышу. Вы смотрите куда-то за мое плечо. Мальчишки прячутся там в своих кроличьих норках? Хорошо. Мне безразлично, удерут они или нет. Ведь никто не поверит их болтовне, которая, в сущности, представляет собой неплохую рекламу для наших шоу; люди чувствуют приятное возбуждение, приходят, и, облизываясь в предвкушении зрелища, вкладывают деньги в наше дело. Вот вы, например, пришли к нам, пробрались, посмотрели, и сделали это не просто ради любопытства. Сколько вам лет?
Чарльз Холлуэй поджал губы.
— Пятьдесят? — промурлыкал мистер Дак. — Пятьдесят один? — прожурчал он. — Пятьдесят два? Нам нравится быть помоложе, а?

— Нет!

— Зачем же кричать. Пожалуйста, повежливее. — Мистер Дак прошелся по комнате, пробегая рукой по книгам, как если бы это были годы, которые надо сосчитать. — Ах, это действительно приятно — быть молодым. Разве не доставило бы удовольствия вновь стать сорокалетним? Сорокалетнему на десять лет приятнее, чем пятидесятилетнему, а тридцатилетнему на двадцать лет приятнее по сравнению с таким неслыханно большим возрастом.
— Я не буду вас слушать. — Чарльз Холлуэй закрыл глаза.

Мистер Дак слегка наклонил голову, затянулся сигаретой, и, наблюдая за ним заметил:
— Странно — чтобы не слушать меня, вы закрыли глаза. Вероятно, было бы логично зажать руками уши…

Отец Уилла зажал уши руками, но голос проходил и сквозь них.
— Скажу вам следующее, — промолвил мистер Дак, стряхнув пепел, — если вы поможете мне в течение пятнадцати секунд, я преподнесу вам ваш сороковой день рожденья. Десять секунд, и вы празднуете тридцатипятилетие. Исключительно молодой возраст. Почти юноша, сравнительно, конечно. Я начну отсчитывать по моим часам, и если вы соглашаетесь, протяните руку, тогда я мог бы просто отсечь тридцать лет вашей жизни! Выгодная сделка, как говорится в рекламных афишках. Подумайте об этом! Все начать сначала, все прекрасно, все ново и великолепно, все сделать, обдумать и посмаковать снова. Последний шанс! Он подходит. Раз. Два. Три. Четыре…
Чарльз Холлуэй сгорбился, почти пригнулся к полу, тяжело опираясь на полки, заскрежетал зубами, чтобы не слышать голос, ведущий счет.

— Вы много теряете, старик, мой дорогой старый парнишка. — Сказал мистер Дак. — Пять. Теряете. Шесть. Теряете очень много. Семь. Ведь действительно теряете. Восемь. Зря растрачиваете по мелочам. Девять. Десять. Боже мой, да вы дурак! Одиннадцать. Холлуэй! Двенадцать. Почти прошло. Тринадцать. Прошло. Четырнадцать. Потеряли! Пятнадцать! Потеряли навсегда!

Мистер Дак опустил руку с часами.

Чарльз Холлуэй задыхаясь, отвернулся, чтоб спрятать лицо в запахах старых книг, ощутить у щеки старую добрую кожу переплетов, почувствовать вкус древней пыли и высушенных между страницами цветов.

Мистер Дак уже стоял в дверях, собираясь уходить.
— Оставайтесь там, — приказал он. — Слушайте свое сердце. Я пришлю кого-нибудь остановить его. Но прежде, мальчики…

Толпа вечно бодрствующих существ, оседлавших высокое тело, тихо шагнула вперед в темноту, заполняя всего мистера Дакка. Крики этих существ, их капризное хныканье, их неопределенные, но мучительные восклицания звучали в его голосе:

— Мальчики? Вы там? Где бы вы ни были… ответьте.

Чарльз Холлуэй бросился вперед, но тут же почувствовал, как комната повернулась и закружила его, когда этот тихий, этот легкий, этот очень приветливый голос мистера Дакка звал сквозь темноту. Чарльз Холлуэй упал на стул, думая об одном: слушай свое сердце! Опустившись на колени, он сказал — слушай свое сердце! Оно взрывается! О, Боже, оно разрывается! И больше не мог ничего сказать.

Разрисованный Человек по-кошачьи тихо вступил в лабиринты стоящих на полках и мрачно ждущих чего-то книг.

— Мальчики?.. Вы слышите меня?..

Молчание.

— Мальчики?..
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Где-то в безлюдном уединенном месте библиотеки, за миллионами книг, неподвижные, потерянные за двумя дюжинами поворотов направо, тремя дюжинами поворотов налево, за переходами, за коридорами, ведущими к мертвым тупикам, запертым дверям, полупустым полкам, где-то в литературной саже Диккенсовского Лондона или Москвы Достоевского, или в степях за ней, где-то в пергаментной пыли атласа или самой Географии, с чиханьем, спрятанным в пыли как капкан, скорчившись, стояли мальчики, мокрые от холодного пота и слез.
Спрятавшись где-то, Джим думал: он подходит!

Спрятавшийся где-то Уилл думал: он близко!

— Мальчики?..
Мистер Дак подошел, облаченный в доспехи из своих друзей, неся на себе коллекцию каллиграфических рептилий, которые лежали на его теле, освещая самих себя в полуночной темноте. С ним вместе шагал татуированный тушью Царь Тираннозавров, придававший ему древнюю машинальную походку, он словно скользил по разлитой нефти. Как шагала чудовищная ящерица, покрытая пышной ризой стеклянных капель росы, так шагал и мистер Дак, защищенный броней нанесенных молнией изображений отвратительных плотоядных, позволявших ему бежать, опережая бури, благодаря сокрушительной силе тела. Там был воздушный змей птеродактиль с зубами и крыльями, острыми как коса, который вскидывал его руки, чтобы полететь под мраморными сводами. Вместе с ним пришли нанесенные тушью и вспыхивающие огнями образы стреляющей, острой как бритва судьбы, рока; вместе с ним ввалилась и обычная его толпа прихлебателей, зевак, крепко прицепившихся к каждой конечности, сидящих на чуть изогнутых лезвиях плеч, выглядывающих с его хрипящей груди, висящих в беспорядке микроскопическими миллионами в пещерах его подмышек, вопя, как летучие мыши, сбившиеся в схватке, готовые к охоте и, если понадобится, к убийству. Словно черная волна, хлынувшая на холодный берег, шумящая в темноте, наполненная фосфоресцирующими красотами и подпорченными грезами, мистер Дак продвигался вперед, шипя и свистя ступнями, ногами, телом и острым лицом.
— Мальчики?..

Этот тихий, чрезвычайно настойчивый голос, которым лучший друг обращается к продрогшим существам, прячущимся в своих норах, этот голос проносился по сухой книжной пустыне; затем он скользил, крался, спешил, семенил на цыпочках и, наконец, совершенно спокойно встал посреди приматов, египетских монументов изображавших божественных животных, прошаркал по темным историям мертвой Африки, ненадолго задержался в Азии, а затем направился к странам новейшей истории.

— Мальчики, вы слышите меня, я знаю! На стене табличка: «ТИШИНА»! Поэтому я буду говорить шепотом: один из вас все еще хочет того, что мы предлагаем. Ну же? Ну?
Джим, подумал Уилл.

Я, подумал Джим. Нет! О, нет! Не я!
— Выходи! — мистер Дак цедил сквозь зубы. — Я гарантирую вознаграждение! Кто бы ни решился сыграть!

Бам-барарам!

Мое сердце! подумал Джим.

Это меня? подумал Уилл, или Джима!!?

— Я слышу вас. — Губы мистера Дакка дрогнули. — Теперь кто-то ближе. Уилл? Джим? Тот, который такой находчивый и проворный, не Джим ли? Выходи, мальчик…

Нет! подумал Уилл.

Я ничего не знаю и ничего не хочу! смятенно подумал Джим.

— Джим, конечно же… — Мистер Дак выбрал новое направление. — Джим, покажи мне, где твой друг. — И зашептал тихонько. — Мы заткнем ему глотку и устроим тебе катание, которое досталось бы ему, если б он думал своей головой. Правда, Джим? — Проворковал он кротко. — Ты ближе. Я слышу, как прыгает твое сердце!
Постой! думал Уилл, обращаясь к своей груди.

Постой! Джим задержал дыхание. Постой!

— Любопытно… не в этом ли вы алькове?..

Мистер Дак повиновался толпе изображений, тащившей его вперед.
— Ты здесь, Джим?.. Или… там, позади?..

Он без всякого умысла толкнул тележку с книгами, и она покатилась на резиновых роликах в ночную темноту. Потом она врезалась во что-то, опрокинулась и книги вывалились на пол, словно убитые черные вороны.

— Вы оба ловко играете в прятки, — сказал мистер Дак. — Но кто-то и половчей вас. Вы слышали этой ночью карусельный орган-Каллиопу? А знаете ли вы, что кто-то вам очень дорогой был на этой карусели? Уилл? Уилли? Уильям. Уильям Холлуэй. Где была твоя мама нынешней ночью?

Молчание.
— Она оседлала ночной ветер, Уилли-Уильям. По кругу. Мы посадили ее туда. По кругу. Мы оставили ее там. По кругу. Ты слышишь, Уилли. Один круг — год, еще один — год, еще один, кругом, кругом!

Папа! подумал Уилл. Где ты!
В это время в далекой комнате сидел Чарльз Холлуэй, прислушивался к своему колотящемуся сердцу и думал: Дак не найдет их, я  не двинусь, пока он ищет, он не может найти их, они не станут его слушать! они ему не поверят! он уберется прочь!
— Твоя мама, Уилл… — вкрадчиво нашептывал мистер Дак. — Круг за кругом, ты можешь угадать, в каком направлении, Уилли?
Мистер Дак в темноте между полками крутил своей тонкой как у привидения рукой.

— Кругом, кругом… и когда мы разрешили твоей маме, мальчик, слезть и показали ей, как она выглядит в Зеркальном Лабиринте, тебе следовало бы услышать один-единственный звук, который она издала. Она была похожа на кошку, проглотившую большой липкий клубок шерсти, и его невозможно вытащить, она не может даже орать из-за волос, торчащих из ее ноздрей, из ушей и глаз; так-то, мальчик, и она старая, старая, старая. Последнее, что мы видели, мальчик Уилли, это то, как она удирала, посмотрев на себя в зеркало. Она постучится в дом Джима, но когда его мама увидит особу двухсотлетнего возраста, распустившую нюни возле замочной скважины, вымаливающую как милостыню смерть от ружейного выстрела, мой мальчик, тогда мама Джима заставит ее замолчать, как это делают с паршивой кошкой — ударом ноги отшвырнет ее прочь, отправит побираться по улицам, где никто не поверит, Уилл, такому мешку с костями, что он был красавицей, подобной розе, что это твоя добрая родительница! Итак, Уилл, в наших силах побежать, чтобы найти ее и спасти, ибо мы знаем, кто она — верно, Уилл, правильно, Уилл, ведь, правда, правда, правда?!
Голос человека, скрытого тьмой, постепенно затихал и вовсе смолк.
Теперь где-то в библиотеке кто-то едва слышно рыдал.
Ах…

Разрисованный Человек радостно втягивал воздух и выдыхал из легких тошнотворные миазмы.

Даааааа…

— Здесь… — промурлыкал он. — Что? Каталог. На букве «М» хранятся мильчики? «П» — приключения? «С» — спрятанные, «Т» — тайно? «У» — ужаснувшиеся? Или тут хранятся под буквой «Д» — Джим или под «Н» — Найтшейд, «У» — Уильям, «Х» — Холлуэй? Где две моих бесценных человеческих книги, могу ли я полистать их, а?
Он ударил правой ногой по нижней полке стеллажа.
Он поставил правую ногу на полку, встал на нее и поболтал левой ногой в воздухе.

— Там.

Его левая нога утвердилась на второй полке. Он постоял, потом его правая, растолкав книги, пробила дыру на третьей полке, и так он лез все выше и выше, на четвертую полку, на пятую, шестую, ощупывая темные библиотечные небеса, сжимая руками полки, и снова карабкался выше, чтобы перелистать ночную темноту и найти на ее страницах мальчишек, словно они — библиотечные штампы на книгах.
Его правая рука, украшенная гирляндой роз и похожая на царственного тарантула сбила книгу о гобеленах Байе, которая закувыркалась, падая в черную бездну. Казалось, прошел век, прежде чем перекосившиеся гобелены обвалом золота, серебра и небесно-голубых нитей ударились об пол, превратившись в руины красоты.

Его левая рука дотянулась до девятой полки и он, задыхаясь и ворча, обнаружил, что там книг нет, полка пуста.

— Мальчики, вы здесь, на Эвересте?

Молчание. Лишь слабое рыдание раздавалось теперь ближе.

— Здесь холодно? Холоднее? Еще холоднее?

Глаза Разрисованного Человека оказались на уровне одиннадцатой полки.

В трех дюймах лицом вниз, словно труп лежал Джим Найтшейд.

Полкой выше в черной катакомбе лежал залитый слезами Уильям Холлуэй.

— Вот и хорошо, — сказал мистер Дак.

Он дотянулся рукой, чтоб похлопать Уилла по макушке и сказать:

— Привет.
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Уиллу показалось, что ладонь руки, медленно поднимавшаяся вверх, была похожа на восходящую луну.

На ней красовался его собственный портрет, сделанный синей тушью и огненно светившийся во тьме.
Джим тоже увидел руку возле своего лица.
Его портрет смотрел на него с ладони.

Рука с портретом Уилла сграбастала Уилла.

Рука с портретом Джима сграбастала Джима.

Крики и визги в темноте.

Разрисованный Человек изловчился, удерживая мальчишек. Затем, изогнувшись, он не то спрыгнул, не то упал на пол.
Пинаясь ногами и крича, ребята полетели вместе с ним. Как ни странно, они приземлились на ноги, но не удержались, опрокинулись и мистер Дак, зажавший в кулак их рубашки, снова поставил их как надо.

— Джим! — сказал он. — Уилл! Что вы делали там, наверху? Надеюсь, не читали?

— Папа!

— Мистер Холлуэй!

Отец Уилла вышел из темноты.

Разрисованный Человек выстроил мальчиков в ряд и мягко обнял одной рукой, затем пристально с благодарным любопытством взглянул на Чарльза Холлуэя и дотянулся до него.
В ответ папа с размаха ударил его, прежде чем тот схватил и стиснул его левую руку. Мальчики увидели, как Чарльз Холлуэй, задыхаясь, упал на колено.
Мистер Дак медленно сдавливал его левую руку и одновременно сжимал мальчиков другой рукой так, что у них затрещали ребра и они не могли дышать.
В его глазах Уилла в ночной тьме поплыла огненная спираль, словно огромные отпечатки больших пальцев.
Отец Уилла со стоном упал на оба колена, продолжая молотить Дака правой рукой.

— Проклинаю тебя!

— Но, — тихо сказал владелец карнавала, — я уже…

— Проклинаю тебя, проклинаю тебя!

— Не слова, старик, — сказал мистер Дак, — не слова из книг или слова, что ты произносишь, но реальные мысли, реальные действия, быстрая мысль, быстрое действие — вот что побеждает. Вот что!

Он в последний раз со всей силой сжал руку.

Мальчики услышали, как хрустнули кости пальцев Чарльза Холлуэя и тот, вскрикнув, упал без чувств.

Плавно двигаясь, словно в мрачном танце, Разрисованный Человек тащил за собой мальчиков, огибая полки, сбивая на ходу попавшие под руку книги.

Чувствуя, как пролетают мимо стены, книги, полы, Уилл сжимался в комок и ловил себя на глупой мысли, почему, думалось ему, почему от мистера Дакка пахнет… паром органа-Каллиопы!..
Неожиданно оба мальчика упали. Раньше, чем они могли двинуться или вздохнуть, их схватили за волосы, встряхнули как марионеток и повернули лицами к окну, выходившему на улицу.
— Мальчики, вы читали Диккенса? — Шепотом спросил мистер Дак. — Критики ругают его за случайные стечения обстоятельств, которыми полны его романы. Но мы-то знаем — жизнь вся состоит из случайных совпадений, не правда ли? В ней хлопья вьются в вихре смерти, ведь счастье — это блохи, прыгающие с убитого быка. Смотрите!
Мальчики скорчились от боли в железной хватке голодных древних ящеров и ощетинившихся обезьян.

Уилл не знал, разрыдаться ли от радости или от нового отчаяния.
Внизу, направляясь, домой из церкви, шли через улицу его мама и мама Джима.
Его мама не была на карусели, она вовсе не старая, не сумасшедшая, не умершая, не заключенная в тюрьму, но прекрасная, посвежевшая на бодрящем октябрьском воздухе. Она была не более, чем в ста ярдах отсюда в церкви еще пять минут назад!
— Мамочка! — закричал Уилл, несмотря на то, что злая рука, упреждая крик, крепко зажала ему рот.

— Мамочка, — передразнил вполголоса мистер Дак, — приди, спаси меня!

Нет, думал Уилл, спасайся сама, беги!

Но его мама и мама Джима просто беззаботно прогуливались по городу после уютной церкви.

— Мамочка! — завопил Уилл опять, и его голос, хоть и глухо, но прорвался через потную лапу, зажимавшую рот.
Мама Уилла за тысячу миль отсюда, на том тротуаре, остановилась.

Она не могла услышать! подумал Уилл. Однако…

Она оглянулась на библиотеку.
— Хорошо, — выдохнул мистер Дак. — Отлично, прекрасно!

— Сюда! подумал Уилл. Посмотри на нас, мамочка! Беги за полицией!

— Почему она не посмотрит на это окно? — спокойно поинтересовался мистер Дак. — И не заметит нас троих, вставших словно два портрета. Посмотри же повыше. Потом прибегай к нам. Мы впустим сюда.

Уилл подавил рыдание. Нет, нет.

Мама перевела взгляд от парадного входа к окнам первого этажа.

— Сюда, — сказал мистер Дак, — второй этаж. Совершеннейшее совпадение, давайте же доведем его до конца.
Теперь к ней присоединилась и мать Джима. Обе женщины стояли на краю тротуара.

Нет, подумал Уилл, о нет.

Они повернулись и пошли через ночные улицы воскресного города.

Уилл почувствовал, как Разрисованный Человек обмяк после страшного напряжения.

— Итак, больше нет никаких совпадений, никаких кризисов, нет ни одного спасенного или потерянного. Жаль. Да ладно!

Потащив за собой мальчиков, он спустился вниз, открыл парадную дверь.

Кто-то ожидал их в темноте.

Холодная как ящерица рука пробежала по подбородку Уилла.

— Холлуэй, — словно опадающая шелуха прошипел голос Ведьмы.

Хамелеон уселся на нос Джима.

— Найтшейд, — проскрипел сухой как старая метла голос.

Позади нее, подергиваясь будто от страха, молчаливо стояли Карлик и Скелет.

Воспользовавшись случаем, мальчики собрались закричать во всю глотку, но снова Разрисованный Человек в один миг угадал их намерение и коротко кивнул старой пыльной женщине.

Ведьма тотчас бросилась вперед, стали видны ее черно-восковые, сшитые, сжатые словно у ящерицы игуаны веки, ее огромный, похожий на хобот нос с ноздрями, запекшимися как закопченные отверстия курительных трубок, ее следящие пальцы, ловящие и вбирающие волны чужого сознания.

Мальчики опешили.
Ее ногти вибрировали и подобно стрелам рассекали холодный воздух. Ее старательное лягушиное дыхание вызывало мурашки, когда она тихонько запела, замяукала, зажужжала своим малышам, своим мальчикам, своим друзьям по крыше с оставленным на ней следом улитки, друзьям по брошенной стреле, по пораженному и утонувшему в небе воздушному шару.

— О, заклятая игла, полети как стрекоза и зашей-ка эти рты, чтоб ни звука не издали!
И тут же ногти ее больших пальцев вонзились в их верхнюю и нижнюю губу, проткнули отверстия, продели невидимую нить, затянули, продели, затянули, стежок за стежком, стежок за стежком, пока их рты не стянулись как рюкзаки.

— О, заклятая игла, полети как стрекоза, и зашей-ка эти уши, чтоб ни звука не слыхали!

И тотчас в уши Уилла, как в воронку посыпался холодный песок, хоронивший ее голос, который постепенно заглушался, уходил в даль, затухал, ее пение стало походить на шорох, на тиканье, пока ее руки вовсе не закрыли его уши.

В ушах Джима вырос густой мох, и они тотчас тоже были запечатаны.

— О, заклятая игла, полети как стрекоза и зашей-ка им глаза, чтобы видеть не могли!

Ее добела раскаленные кончики пальцев пробежали вокруг их глаз, прихватили веки, и с грохотом захлопнули, словно огромные двери, закрывшие весь мир.
Уилл увидел взрыв, словно вспышку миллиарда ламп, затем наступила темнота и невидимая игла где-то снаружи, за веками, скакала и шипела, будто оса, привлеченная горшком меда, нагретого на солнце, пока неслышный уже голос возвещал о навсегда зашитых глазах, навсегда скрытом дневном свете.
— Вот заклятая игла, завершила, стрекоза, свое дело с глазом, с ухом, с губой, с зубом, шов закончила сшивать, внутрь зашила темноту, пыли холм насыпала, сном глубоким нагрузила, ты теперь вяжи узлы, накачай молчанье в кровь, как песок в речную глубь. Так. Так. Так.

Отойдя в сторону от мальчиков, Ведьма опустила руки.
Ребята стояли молча. Разрисованный Человек выпустил их из своих объятий и отошел назад.

Женщина из пыли с триумфом, с гордостью обнюхивала созданных ею близнецов, в последний раз проводила рукой, наслаждаясь изваянными ею статуями.

Безумный Карлик топтался по теням мальчиков, обкусывал их ногти, жевал с наслаждением и нашептывал их имена.

Разрисованный Человек кивнул в сторону библиотеки:
— Часы привратника. Остановите их.

Широко раскрыв рот, предвкушая чужую гибель, Ведьма отправилась под мраморные своды библиотеки.

— Мистер Дак приказал: левой, правой, ать, два, ать, два…

Мальчики спустились по ступеням; Карлик сопровождал Джима, Скелет шагал рядом с Уиллом.

Спокойный, как сама Смерть, Разрисованный Человек проследовал за ними.
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Где-то поблизости в добела раскаленной печи горела рука Чарльза Холлуэя, чтоб страшной болью отогнать расслабленность нервов и иную боль. Он открыл глаза. И в этот миг услышал такой громкий вздох, словно захлопнулась дверь парадного, и в холле запел женский голос:

— Старик, старик, старик, старик?..

В том месте, где должна быть его левая рука, с исступленностью боли пульсировала кровавая масса, и тем поддерживала его жизнь, его волю, его внимание. Он попытался сесть, но боль страшной тяжестью валила его вниз.
— Старик?..

Не старик! В пятьдесят четыре года не старик, яростно подумал он.
И тут она пришла по стертому каменному полу; ее пальцы, как ночные бабочки крыльями хлопали по корешкам книг, вслепую читая названия, из ее ноздрей вырывались ночные тени.
Сгибаясь и разгибаясь, Чарльз Холлуэй, как гусеница полз к ближайшему стеллажу, превозмогая боль, не в силах пошевелить языком. Он должен подняться, вскарабкаться на полки, там книги станут оружием, он примется бросать их вниз на голову всякого, кто будет его преследовать, всякого, кто будет красться в ночной темноте…

— Старик, я слышу твое дыхание…

Она медленно двигалась в сторону, откуда доносилось это дыхание, ее тело улавливало каждый всплеск, каждый стон его боли.

— Старик, я чую твою рану, твою боль…

Если б он мог выбросить из окна руку вместе с болью! И она легла бы там, колотясь как сердце, призывая к себе Ведьму, заставляя ее пойти по ложному пути в поисках этого ужасного огня. Страстно желая, чтоб она ушла на улицу, он представлял, как она мгновенно направит ладони к этому биению боли, к грохоту исступления и бреда.

Но рука оставалась на месте, светилась, насыщая воздух запахом гари, торопя и призывая странную, похожую на монахиню цыганку, которая уже раскрыла свой алчный рот.
— Проклинаю тебя! — закричал Чарльз Холлуэй. — Кончай искать! Я здесь!

Тогда ведьма как манекен, одетый в черное, быстро повернулась, подкатила, словно на роликах и закачалась над ним.
Он даже не посмотрел на нее. Такая тяжесть, отчаяние и напряжение отвлекали его внимание, что он весь ушел в себя и видел лишь вихрем несущиеся тени ужаса.

— Очень просто, — раздался шепот. — Останови сердце.
Почему бы и нет, рассеянно подумал он.

— Медленно бьется, — проворчала она.
Да, подумал он.

— Медленно бьется, очень медленно.

Его сердце, и без того бившееся сдержанно, теперь вдруг упало, пораженное странным недугом, оно с усилием дрогнуло и успокоилось, и он почувствовал облегчение.

— Еще медленнее, медленнее… — внушала она.

Как я устал, как утомился, ты слышишь это, сердце? Он удивился.

Его сердце слышало. Словно недавно еще крепко сжатый кулак, оно стало ослабляться, оно как бы разжимало пальцы.

— Остановись — лучше будет, все забудь — лучше будет, — прошептала она.

 Хорошо, почему бы и нет?
— Медленнее… совсем медленно.

Сердце спотыкалось, хромало.

И затем без всякой причины, опасаясь в последний раз посмотреть вокруг себя, потому что хотел освободиться от боли, хотел уснуть, и сон был единственным путем к этому… Чарльз Холлуэй открыл глаза.

Он увидел Ведьму.

Увидел ее пальцы, ощупывающие воздух, ощупывающие его лицо, его тело, обшаривающие сердце внутри тела и душу внутри сердца. Ее дыхание обдало его потоком болотных испарений, и в то же время он с безмерным любопытством наблюдал отвратительные сгустки на ее губах, разглядывал складки на ее сморщенных зашитых веках, видел шею, которая могла понравиться разве отвратительному монстру, уши мумии, брови, похожие на грядки из сухого песка. Еще ни разу в жизни он не сталкивался с подобной личностью, представлявшей собой сплошную головоломку, разгадка которой могла раскрыть величайший секрет жизни. Разгадка таилась в ней самой, она могла внезапно открыться в этот момент, нет, в следующий, нет, в следующий, если понаблюдать за ее пальцами, имевшими вид скорпиона! если послушать ее монотонное пение и обратить внимание на то, как она извращала самый воздух, выдыхая его, да, извращала, гадила его, выхаркивая свое «медленно!». Она шептала «…медленно!» и его хрипящее сердце стремилось остановиться, повинуясь манящим и щекочущим движениям ее пальцев.

И вдруг Чарльз Холлуэй фыркнул. Затем он слабо захихикал…
И непонятно почему, он ухватился за этот смех. Почему? Почему я… хихикаю… в такое время!?

И тут же Ведьма уменьшилась примерно на четверть своего роста, это произошло так быстро, словно она сунула мокрые пальцы в электрическую розетку, и ее ударил ток.

Чарльз Холлуэй увидел, но не мог рассмотреть это ее изменение, чувствовал, но не мог увериться в том, что она уменьшилась, ибо, почти мгновенно перехватив инициативу, она бросилась вперед и принялась, не притрагиваясь, молча жестикулировать у его груди, как если бы пыталась с помощью чар остановить маятник часов.
— Медленно! — закричала она.

И тут бессмысленная, совершенно идиотская улыбка, обращенная непонятно почему, к воздушному шару, с беззаботной легкостью остановилась на его губах.

— Что ни на есть медленно!

На Ведьму нахлынул новый приступ возбуждения и тревоги, который сменился злостью, и это было уже нечто большее, чем просто игра с ним. С небывалым любопытством он потянулся вперед, чтоб разглядеть и изучить каждую пору не ее лице, напоминавшему шутовскую маску, сделанную к празднику Всех святых. И тут же первая мысль, непонятным образом пришедшая в голову была: ничего не имеет значения. Жизнь в самом ее конце показалась вдруг шуткой, но шутка эта была такого размера, что ее следовало выставить в конце коридора, чтоб охватить взглядом и оценить ее бессмысленную длину и не имевший никакого значения вес; эта гора обладала такой нелепой необъятностью, что вы выглядели карликом в ее тени, и могли лишь потешаться над ее помпезностью. Сейчас совсем рядом со смертью, он в каком-то оцепенении, но очень четко думал о миллиарде суетливых действий, совершенных в течение жизни, о приездах и отъездах, об идиотских экскурсиях в возраст мальчика, потом из мальчика в юношу, затем в мужчину и, наконец, в старого козла. Он собирал и складывал в кучу все свои недостатки, злые умыслы, игрушки самомнения, а затем рассматривал дурацкие коридоры книг, по которым болтались игры, наполнявшие его жизнь. И все же там не было ни одного гротеска, похожего на этот, называвшийся Ведьмой Цыганкой Читательницей Пыли, щекочущей, ловящей воздух! Дура! Знала ли она что творила!
Он открыл рот.

И тут у него изо рта, словно ребенок, появившийся у не ожидавших его родителей, вырвался один единственный грубый смешок.
Ведьма замерла и отпрянула назад.

Чарльз Холлуэй не видел. Он был далеко отсюда и был слишком занят, выпустив из рук шутку, выдохнув по собственной воле веселье, и хоть глаза его были закрыты, веселье и шутка улетели, разорвались как шрапнель и ударили во все стороны.

— Вы! — закричал он, обращаясь ни к кому, ко всем, к самому себе, к ней, к ним, к этому, ко всему на свете. — Потешная! Смешная! Вы!

— Нет, — запротестовала Ведьма.

— Кончай щекотать! — задыхаясь, приказал он.

— Нет! — Обезумев, она ринулась назад. — Нет! Спи! Медленно! Очень медленно!
— Щекотанье — это да, это да! — захохотал он. — Ох-ха-ха! Остановись же!

— Да, останови сердце! — взвизгнула она: — Останови кровь!
И в этот момент ее собственное сердце дрожало, вероятно, как бубен, ее руки тряслись. Она замерла, осознав вдруг, что пальцы ей не повинуются, они поглупели.

— Бог мой! — Он разрыдался прекрасными радостными слезами. — Оставь мои ребра, ох-ха-ха, бейся, мое сердце!
— Твое сердце, дааааа!

— Господи! — Внезапно он широко раскрыл глаза, жадно глотнул воздух и словно мыльной пеной с водой вымыл все вокруг до невероятной чистоты и прозрачности. — Игрушка! — хохотал он. — Из вашей спины торчит ключ! Кто вас завел?

И громоподобный гомерический хохот обрушился на женщину, обжег ее руки, опалил ее лицо, или, возможно, так показалось, потому что она выскочила, будто из доменной печи, пытаясь остудить свои опаленные руки в песках Египта, затем сжала свои иссохшие груди, отскочила назад, сделала паузу и начала медленное отступление, проталкиваясь дюйм за дюймом, фут за футом, гремя книжными полками и стеллажами, нащупывая корешки томов, вырывая их с полок и обрушивая на пол.
Об ее лоб ударялись тусклые истории, суетные и тщеславные теории, надоевшие своему времени много обещавшие, но скомпрометировавшие себя годы. Затем она понеслась, сломя голову, побежденная и преследуемая его смехом, которому вторило эхо, и он звенел, плыл, заполнял мраморные подвалы, где она мчалась вихрем, расталкивая этот дико звучавший воздух, она спасалась бегством, чтобы в конце пути свалиться со ступенек лестницы.
В последний момент она ухитрилась все же протиснуться через парадную дверь и та захлопнулась за ней!

Ее бегство, падение и стук двери сопровождались его смехом, который истощал его силы.

— О, Боже, Боже, останови меня, прошу! — умолял он свое необузданное веселье.

И тем самым умолял свой неизбывный юмор.

В разгар этого веселого рева, хохот, наконец, начал стихать, стал замирать в искреннем смехе, сменившемся приятным смешком, напоминавшем кудахтанье, затем слабым хихиканьем и просто глубоким дыханием, принесшим удовлетворение и счастливо-утомленное покачивание головой; и в ходе этих перемен, совершавшихся в горле и в груди, страшная боль в руке ослабевала, и вскоре совсем ушла. Он лег около стеллажей, положив голову на какую-то милую, очень дружелюбную книгу и оросил ее слезами избавления и радости, заливавшими его щеки, и внезапно понял, что Ведьма исчезла.
Почему? удивился он. Что же я сделал?
С последним радостным восклицанием он медленно поднялся.
Что же случилось? О, Господь, позволь выяснить это! Но прежде нужно лекарство, полдюжины таблеток аспирина, чтоб хоть на час успокоить руку, а потом поразмыслить о случившемся. В последние пять минут ты что-то выиграл, ведь так? Какая же победа похожа на эту? Думай! Попытайся вспомнить!
И улыбаясь новой улыбкой, он оглядел нелепую левую руку, напоминавшую мертвого зверька, покоившегося на его правой согнутой в локте руке, затем спустился вниз в ночные коридоры и вышел в город…

III. ОТБЫТИЯ
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Маленькая колонна, вышедшая на парад, беззвучно двигалась мимо вечно вращающегося нескончаемого серпантина на рекламном столбе парикмахерской мистера Кросетти, мимо всех гасящих огни или уже темных магазинов по опустевшим улицам, поскольку люди разошлись по домам после вечерни или последнего представления на карнавале, и не следовало брать в расчет вора карманника, который летел в ночную тьму с лестницы как сухой куст молочая.
Уиллу казалось, что его каблуки стучат по тротуару где-то далеко внизу. Раз, два, раз, два, считал он про себя и думал: кто-то говорит мне «левой, правой, левой, правой…». Это стрекоза шепчет: раз-два, раз-два.
Неужели Джим на параде?! Уилл взглянул в ту сторону. Точно! Но кто этот малыш, вышагивающий там? Пропащий, сумасшедший, который всюду сует свой нос, всем интересуется — Карлик! И с ним Скелет. И тогда, кем же были все те сотни, нет, тысячи людей, марширующих вослед за ними?

Разрисованный Человек.

Уилл кивнул самому себе и заскулил высоко, почти неслышно, как могли скулить только собаки, совершенно беспомощные, не умеющие говорить, а умеющие только слушать.

И, посмотрев наискось через улицу, он увидел не одну, не двух, а трех собак, заинтересовавшихся событием и составивших собственную процессию, которая то опережала парад, то замыкала его, и их хвосты выполняли роль флажков полицейского отряда сопровождения.
Лайте! Подумал Уилл, воспринимая все, словно бы с киноэкрана. Лайте, зовите полицию!

Но собаки лишь улыбались в ответ и продолжали бежать.
Совпадение, подумал Уилл, ну, пожалуйста, только одно маленькое совпадение!

Мистер Тетли! Да! Уилл видел, но и не видел мистера Тетли! Тот был за спиной деревянного индейца, которого вкатывал в магазин, закрывавшийся на ночь!

— Поверните головы, — проворчал Разрисованный Человек.
Джим повернул голову. Уилл тоже повернул голову.

Мистер Тетли улыбнулся.

— Улыбайтесь, — прошептал мистер Дак.

Оба мальчика улыбнулись.

— Привет! — сказал мистер Тетли.

— Скажите: «Привет!» — зашептал им кто-то.

— Привет, — сказал Джим.

— Привет, — сказал Уилл.

Собаки залаяли.

— Бесплатные посещения карнавала, — шепнул мистер Дак.

— Бесплатные посещения… — сказал Уилл.

— Карнавала! — прогоготал Джим.

Затем, словно хорошо отлаженные машины, они разом прекратили улыбаться.

— Веселитесь на здоровье! — пожелал всем мистер Тетли.

Собаки весело залаяли.

Парад шествовал мимо.

— Забавно, — сказал мистер Дак. — Бесплатная карусель. Когда все разойдутся по домам, через полчасика, мы прокатим Джима на карусели. Ты все еще хочешь покататься, Джим?
Слышавший и не слышавший эти слова, замкнутый в себе, Уилл, тем не менее, подумал: Джим, не слушай!
Глаза Джима скользнули вокруг, и было трудно определить, какие они, мокрые от слез или масляные от любопытства.
— Ты будешь путешествовать с нами, Джим; и если мистер Кугер не выживет (а это вполне вероятно, ведь мы еще не спасли его, мы предпримем  еще одну попытку), так вот, если он не сумеет выжить, Джим, как бы ты отнесся к тому, чтобы мы стали партнерами? Я сделаю так, чтобы ты подрос до самого замечательного возраста, а? Двадцать два? Двадцать пять лет? Дак и Найтшейд, Найтшейд и Дак — какие прелестные имена для таких, как мы с такими представлениями, с которыми мы объедем весь мир! Что скажешь, Джим?
Джим ничего не ответил, он был поглощен сном, наведенным Ведьмой.

Не слушай! вопил про себя его лучший друг, который ничего не слышал, но услышал все сказанное.

— А Уилл? — спросил мистер Дак. — Давай крутанем его назад и еще раз назад, а? Превратим его в грудного младенца, в беби для Карлика, чтоб тот носил его как дитя-клоуна, показывал в парадах-алле каждый день во все следующие полвека; тебе понравилось бы это, Уилл? вечно быть младенцем? не способным болтать и рассказывать все те прелестные вещицы, которые ты знаешь? Полагаю, это лучшее, что можно придумать для Уилла. Игрушка, маленький обмочившийся дружок для Карлика!
Уилл должно быть завопил от ужаса.
Но не вслух, конечно.

И только собаки залаяли в ужасе, словно там, в отдалении, где они бегали, их забросали камнями.
Из-за угла показался человек.
Полисмен.

— Кто это? — пробормотал мистер Дак.

— Мистер Колб, — сказал Джим.

— Мистер Колб, — сказал Уилл.

— Игла, — прошептал мистер Дак, — стрекоза.

Уши Уилла тотчас пронзила боль. Глаза заросли мхом. Клей схватил зубы. Он почувствовал, как что-то хлопает и машет возле лица, которое снова совершенно онемело.

— Скажи мистеру Колбу: «Здравствуйте».

— Здравствуйте. — Сказал Джим.
— …Колб, — проговорил сквозь дрему Уилл.
— Привет, ребята, джентльмен.
— Повернитесь сюда, — приказал мистер Дак.

Повернулись.

Они обратили лица к лугам, отвернулись от приветливых городских огней, от безопасных улиц и влились в безмолвный марш участников карнавала.
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Растянувшаяся на милю беспорядочная процессия теперь двигалась в следующей последовательности:
По краю дороги, тяжело ступая омертвевшими ногами по траве, шли Джим и Уилл, окруженные доброжелателями, которые безумолку расхваливали им иглу-стрекозу, приносящую чудодейственную пользу.
За добрые полмили позади тащилась, пытаясь догнать процессию, таинственным образом раненая Цыганка, у которой даже узор на пальцах символизировал пыль.

И еще дальше шел привратник отец, он то отставал, обремененный воспоминаниями далекого прошлого, то по-молодому ускорял шаг, когда думал о первой неожиданной короткой схватке и победе. Прижимая левую руку к груди, он на ходу жевал таблетки.
Мистер Дак оглянулся с края дороги, словно некий внутренний голос поименно назвал ему отставших солдат, участвовавших в нынешнем маневре. Но голос примолк, и он не был вполне уверен в том, что услышал. Он резко кивнул и Карлик со Скелетом, сопровождавшие Джима и Уилла, продрались через толпу прохожих.
Джим чувствовал, как поток веселых жизнерадостных людей омывал все вокруг, но не прикасался к нему. Уилл слышал чей-то смех, шумевший здесь как водопад, и шел сквозь этот ливень веселья. Целый рой светлячков распускался в небе; чертово колесо, словно грандиозный фейерверк ликующе распростерлось над ними.
Затем они оказались возле Зеркального Лабиринта и неуверенно пошли, сталкиваясь, наклоняясь и скользя через разверстые перед ними ледяные пруды, в которых ужаленные рукой-пауком мальчики, очень похожие на них самих, тысячи раз появлялись и исчезали.
Это я! думал Джим.
Но я не могу помочь себе, подумал Уилл, и не имеет значения, сколько там моих отражений!
Толпа мальчиков вместе с толпой отраженных рисунков, кишевших на теле мистера Дака, поскольку он снял пальто и рубашку, переполняли теперь лабиринт и обрушивались по направлению к восковым фигурам, выставленным в его конце.
— Сядьте, — приказал мистер Дак, — оставайтесь тут.
Среди восковых фигур, изображавших убитых, застреленных, гильотинированных, задушевных мужчин и женщин, два мальчика сидели как египетские кошки, они не шевелились, не мигали и не глотали.

Несколько поздних посетителей со смехом прошли мимо. Они рассуждали о восковых фигурах.
Они не заметили тонкую струнку слюны, протянувшуюся в уголке рта одного из «восковых» мальчиков.
Они не заметили живого взгляда второго «воскового» мальчика, глаза которого до краев наполнились чистейшей влагой, и капля скользнула вниз по щеке.
А снаружи Ведьма ковыляла, перебираясь через заграждения из колышков и веревок-растяжек между шатрами.
— Леди и джентльмены!

Ночная толпа, состоявшая из трех или четырех сотен самых стойких любителей зрелищ, как по команде повернулась на голос.
Разрисованный Человек, обнаженный до пояса, весь в кошмарных змеях, саблезубых тиграх, сладострастных человекоподобных обезьянах и хищниках, готовых к прыжку, весь оранжево-розовый, зелено-желтый, возвестил:
— Последнее бесплатное представление этого вечера! Приходи, кто хочет! Приходите все!

Толпа ринулась вперед по направлению к главным подмосткам, расположенным около балагана уродов, где уже стояли Карлик, Скелет и мистер Дак.

— Самый поразительный, опасный, часто с фатальным исходом, всемирно известный трюк с пулей!

Толпа удивленно загалдела.

— Винтовки, будьте любезны!

Тощий Человек с грохотом приволок и выставил напоказ блеснувшую стволами артиллерию.

Только что прибежавшая Ведьма замерла, когда мистер Дак громогласно объявил:

— А вот и наш смертетушитель, пуленепробиваемая, рискующая собственной жизнью мадемуазель Таро!

Ведьма затрясла головой, заскулила, но рука Дакка подхватила ее, и как ребенка подтолкнула на подмостки; Ведьма тихо сопротивлялась и это несколько задержало развитие представления, но Дак вышел вперед и продолжил:

— Пожалуйста, желающий выстрелить из винтовки! Прошу!
Толпа смущенно заволновалась, никто не отваживался выказать согласия.

Рот мистера Дака едва заметно покривился. Одним дыханием он справился у Ведьмы: «Часы остановлены?»
— Нет, — захныкала она, — не остановлены.
— Нет? — Он едва не взорвался.

Обжег ее взглядом, затем, прекратив разговор с ней, повернулся к зрителям и затрещал пальцами по стволам винтовок.
— Желающий, пожалуйста! Папрашу!
— Остановите представление, — ломая руки, сдержанно крикнула Ведьма.

— Оно продолжается, будь ты проклята, хуже того — дважды проклята, — прошептал он со свирепым присвистом.

Затем Дак незаметно собрал пальцами кожу на запястье, где красовалось изображение черной монахини, слепой женщины и принялся давить и щипать его ногтями.
Ведьма скорчилась в судорогах, прижала руки к груди, заскрежетала зубами, застонала и затем вполголоса прошипела: «Спасибо!».
Толпа молчала.

Мистер Дак быстро кивнул.

— Как видно, желающего не находится… — почесал разрисованное запястье. Ведьма содрогнулась. — В таком случае последнее представление отменяется и…
— Есть! Здесь желающий!
Толпа повернулась в сторону, откуда раздался голос.

Мистер Дак отшатнулся, потом спросил:

— Где?

— Здесь.

Довольно далеко, у самого края собравшихся зрителей поднялась рука и толпа расступилась.
Мистер Дак смог отчетливо рассмотреть одиноко стоящего мужчину.

Чарльз Холлуэй, горожанин, отец, супруг, склонный к самоанализу, ночной странник и привратник городской библиотеки.
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Удовлетворенный рокот толпы затих.

Чарльз Холлуэй не двигался.

Он подождал, пока зрители расступились и открылся проход до самых подмостков.

Он не мог видеть выражения лиц стоявших на них уродов. Он окинул взглядом толпу и затем отыскал Зеркальный Лабиринт, наполненный пустым забвением, манившим отражениями, пробежавшими десять раз по тысяче миллионов световых лет, забвение перевертывало их, дважды перевертывало, глубоко погружая в ничто, заставляло падать лицом в пустоту так, что желудок с тошнотворной тяжестью тоже обрывался в ничто.
И еще его волновало, почему в этих покрытых серебром стеклах не было отражений двух мальчиков? Почувствовал или не почувствовал он трепетными кончиками ресниц, если не самими глазами, их переход по лабиринту, их ожидание там, позади зеркал, теплый воск их тела посреди стеклянного холода, ожидание момента, когда их заведут ключом страха или ожидание возможности убежать,  воспользовавшись паникой?
Нет, сдержал себя Чарльз Холлуэй, об этом думать нельзя. Начнем-ка с другого!
— Иду! — крикнул он.

— Идите и стреляйте! — сказал Человек.

— Да, — ответил Чарльз Холлуэй. — Я выстрелю.

И он прошел через толпу вперед.

Ведьма медленно завертелась, замагнетизированная приближением ночного странника, вызвавшегося участвовать в их действе. Под темными стеклами очков дернулись ее веки, прошитые черными провощенными нитками.
Мистер Дак, заполненный изображениями, вобравшими целую цивилизацию душ, наклонился с подмостков, стараясь поприветливей сложить губы. Между тем смятенные мысли быстро-быстро крутились огненным колесом и отражались в его глазах вопросом: что, что, что?!
И стареющий привратник с застывшей улыбкой, открывшей ряд целлюлоидно-белых зубов, словно собранных в коробке из-под печенья, двигался вперед и толпа расступалась перед ним, как море перед Моисеем и смыкалось позади него, еще не понимающего, что же делать? почему он здесь? но несмотря ни на что, он твердо и уверенно продвигался вперед.
И вот нога Чарльза Холлуэя встала на первую ступеньку подмостков.
Ведьма пыталась скрыть дрожь.

Почувствовав это, мистер Дак бросил на нее резкий взгляд. Затем быстро наклонился, пытаясь подхватить под здоровую правую руку этого пятидесятичетырехлетнего мужчину.
Но пятидесятичетырехлетний мужчина не позволил не только взять себя за руку, но даже прикоснуться к себе, он покачал головой и бросил:
— Благодарю, не надо.

Поднявшись на подмостки, Чарльз Холлуэй помахал собравшимся.

В ответ раздались одобрительные хлопки.
— Но, — сказал пораженный мистер Дак, — ваша левая рука, сэр… вы не сможете держать винтовку, целиться и стрелять одной рукой!
Чарльз Холлуэй побледнел.
— Я сделаю это, — сказал он. — Одной рукой.

— Ура! — закричал мальчишка внизу у подмостков.

— Валяй, Чарли! — раздался мужской голос.

Толпа засмеялась, зааплодировала еще громче, и мистер Дак покраснел. Он поднял руки, чтоб загородиться от волны ободряющих выкриков, хлынувших со стороны зрителей.
— Хорошо, хорошо! Посмотрим, сможет ли он это сделать!
Затем со зверским выражением лица Разрисованный Человек щелкнул затвором и швырнул винтовку смельчаку.
Толпа изумленно ахнула.

Чарльз Холлуэй мгновенно собрался, поднял правую руку. Винтовка шлепнулась на ладонь. Он сжал ее, удержав в руке. Его движения были точны и уверенны.
Зрители заулюлюкали, осуждая поведение мистера Дакка, тот вынужден был на миг отвернуться, молча, проклиная себя.
Отец Уилла, сияя, поднял винтовку.
Толпа неистовствовала.

И пока волна аплодисментов нахлынула, разбилась и откатилась назад, он снова посмотрел на лабиринт, где чувствовал, хоть и не видел смутные тени Уилла и Джима, зажатые между титаническими лезвиями отражений и иллюзий, затем он вновь перехватил леденящий взгляд мистера Дака, смотревшего словно Медуза, быстро оценил обстановку и посмотрел на слепую нервничающую монахиню полночи, робко пробиравшуюся по подмосткам. Теперь она стояла в их дальнем конце, прижимаясь к красно-черному кругу мишени.

— Мальчик! — крикнул Чарльз Холлуэй.
Мистер Дак застыл.
— Мне нужен мальчик доброволец, чтоб помог мне держать винтовку, — крикнул Чарльз Холлуэй.

— Эй, кто-нибудь! Любой! — закричал он.

Несколько мальчиков в толпе нерешительно приподнялись на носках.
— Мальчик! — крикнул Чарльз Холлуэй. — Подержи. Это мой сын, он вон там! Он будет добровольцем, верно, Уилл?

Ведьма взметнула одну руку вверх, чтоб определить форму отчаянной смелости, которая как жар взрыва ударила со стороны пятидесятичетырехлетнего мужчины. Мистер Дак завертелся волчком, словно пораженный метким выстрелом.
— Уилл! — позвонил отец.
В Музее восковых фигур Уилл сидел как вкопанный.

— Уилл! — еще раз позвал отец. — Иди сюда, мой мальчик!

Толпа посмотрела налево, посмотрели направо, оглянулись назад.

Ответа не было.

Уилл сидел в Музее восковых фигур.

Мистер Дак воспринимал происходящее уже с некоторым уважением, даже с известной степенью восхищения, хоть и не без огорчения; казалось, он ждал так же, как и отец Уилла.

— Уилл, иди же, помоги своему старику! — весело крикнул мистер Холлуэй.

Уилл сидел в Музее восковых фигур.

Мистер Дак улыбнулся:

— Уилл! Уилл! Иди сюда!

Ответа не последовало.

Мистер Дак улыбнулся еще шире.

— Уилли! Разве ты не слышишь старого папу?

Мистер Дак перестал улыбаться.

Ибо эту последнюю фразу произнес голос джентльмена из толпы.
В толпе засмеялись.

— Уилл! — позвала женщина.

— Уилли! — позвал кто-то другой.

— Йо-хо-хо! — протянул джентльмен.

— Иди же, Уильям! — мальчишеский голос.

В толпе смеялись все громче, весело толкались локтями.

Чарльз Холлуэй звал. Они звали. Чарльз Холлуэй кричал вдаль. Они кричали вдаль.

— Уилл! Уилли! Уильям!

Тень сдвинулась и закачалась в зеркалах.
Ведьма покрылась каплями пота, вспыхнувшими на свету как канделябры.

— Там!

Крики в толпе прекратились.

Чарльз Холлуэй тоже замолк, не решаясь больше произнести имя сына.

Ибо Уилл стоял у входа в лабиринт, подобно восковой фигуре, в какую он почти и превратился.

— Уилл… — тихо позвал отец.

Звук этого столь часто повторяемого имени заставил Ведьму вспотеть еще больше.

Уилл, ничего не видя, двинулся через толпу.

И опустив винтовку вниз, словно палку, чтобы мальчик уцепился за ее конец, отец помог ему взобраться на помост.

— Вот моя здоровая левая рука! — объявил отец.

Уилл не видел и не слышал, как толпа взорвалась неистовыми аплодисментами.

Мистер Дак не двигался, хотя Чарльз Холлуэй все это время наблюдал за ним, затаив в голове вспышки и грохот пушечных выстрелов, но каждый выстрел лишь слабо шипел и тут же угасал. Мистер Дак не мог догадаться, что они замышляли. И уж коли не то пошло, и сам Чарльз Холлуэй еще не знал и не догадывался о собственных замыслах. Все происходило так, словно он сам много лет назад написал эту пьесу, сидя ночами в библиотеке, потом, после того как запомнил, изорвал текст и вот сейчас забыл, что же надо совершить, чтобы вспомнить написанное когда-то. Он полагался на тайные открытия, сделанные в самом себе, обнажая миг за мигом, играя звуковыми воспоминаниями, нет! раскрывая перед собой собственные сердце и душу! и… теперь!?
Его сверкающая улыбка, казалось, нарушила слепоту Ведьмы! Невозможно! Она подняла руку к своим очкам, к зашитым векам.
— Попрошу всех подойти ближе! — предложил отец Уилла.

Толпа сбилась плотней и придвинулась. Подмостки выглядели теперь островом среди людского моря.

— Смотрите на мишень!

Ведьма медленно таяла внутри своих лохмотьев.

Разрисованный Человек посмотрел налево и не испытал удовольствия от взгляда на Скелета, который выглядел еще более тощим; не принес ему былого удовольствия и Карлик, стоявший справа и пребывавший в состоянии полного идиотизма и сумасшествия.

— Пулю, будьте любезны! — дружелюбно попросил отец Уилла.
Тысяча рисунков на подрагивающем по-лошадиному теле мистера Дакка, не слышали просьбы, так почему бы расслышать ее и самому мистеру Даку?
— Будьте любезны, — повторил Чарльз Холлуэй, — пулю! — И добавил смиренно: — Чтоб я смог раздавить эту блоху, старую бродячую бородавку!
Уилл стоял неподвижно.
Мистер Дак колебался.

В неспокойном людском море то здесь, то там вспыхивали улыбки — сто, двести, триста белозубых улыбок, словно огромная приливная волна, поднятая лунным притяжением. Затем начался отлив.

Разрисованный Человек медленно протянул пулю. Его рука напоминала ленивую струю черной патоки, неохотно вытекающей из посудины; он предложил пулю мальчику и одновременно наблюдал, заметит ли тот некую подробность, мальчик не заметил.

Но пулю взял его отец.

— Отметь ее своими инициалами, — бросил мистер Дак привычную фразу.

— Нет, сделаем по-другому! — Чарльз Холлуэй вложил пулю в руку сына, чтоб тот ее подержал, пока сам здоровой рукой достал перочинный нож, намереваясь вырезать на пуле один странный символ.

Что происходит? подумал Уилл. Я знаю, что происходит. Или я не знаю, что происходит? Что же?!

Мистер Дак увидел лунный полумесяц на пуле, не счел это нарушением правил и зарядил ею винтовку, которую бросил отцу Уилла, и тот во второй раз ловко подхватил ее.
— Уилл, ты готов?
Свежее как персик лицо мальчика было сонным, он то и дело клевал носом.

Чарльз Холлуэй в последний раз быстро посмотрел на лабиринт, и подумал: Джим, ты все еще там? Приготовься!
Мистер Дак повернулся, чтоб пойти ободрить свою старую пыльную подругу, но остановился, услышав клацанье затвора винтовки; это отец Уилла достал патрон с пулей, чтобы убедить зрителей, что винтовка действительно заряжена. Его поступок был достаточно убедителен, но выполнял еще и другую задачу — когда-то давным-давно он читал, что при подобных зрелищах применялись поддельные пули, сделанные из воскового карандаша свинцового цвета. После выстрела такая пуля превращалась в дым и пар, не успев вылететь из ствола. В этот самый момент Разрисованный Человек, ловко подменивший пулю, уже сунул настоящую, отмеченную полумесяцем в дрожащие пальцы Ведьмы. Она должна была спрятать ее за щекой. При выстреле она притворно дернулась бы, словно от удара пули, а затем «обнаружила» бы ее, выхватив из-за своих желтых крысиных зубов. Фанфары! Аплодисменты!
Разрисованный Человек, обернувшись на клацанье затвора, увидел Чарльза Холлуэя, державшего восковую пулю. Но вместо того, чтоб сразу обнаружить то, что ему было уже известно, Чарльз Холлуэй просто сказал:
— Давай-ка прорежем нашу метку поглубже, чтоб лучше виделось, а, малыш?

Он положил пулю в бесчувственную руку сына, достал перочинный нож, затем пометил эту новую подставную пулю, отлитую из воска, тем же таинственным полумесяцем и загнал ее обратно в ствол винтовки.

— Готовы?!

Мистер Дак посмотрел на Ведьму.

Та некоторое время колебалась, потом слабо кивнула.

— Все готово! — объявил Чарльз Холлуэй.

И вокруг ничего не изменилось — так же стояли балаганы и шатры, увлеченно смотрела толпа зрителей, озабоченно суетились уроды, истерично замерла Ведьма, спрятанный Джим должен был отыскаться, древняя мумия, раскаленная голубым огнем все еще сидела на электрическом стуле, карусель ждала, когда кончится представление, толпа разойдется и карнавал продолжит свой путь с мальчиками и привратником библиотеки, по возможности обманутым и одиноким.
— Уилл, — доверительно обратился Чарльз Холлуэй к сыну, поднимая потяжелевшую вдруг винтовку, — я положу ствол тебе на плечо. Поддерживай его рукой за середину, только поосторожней. Бери, Уилл. — Мальчик поднял руку. — Так, сынок. Когда я скажу: «сдержи», ты сдержи дыхание. Слышишь меня?

Голова мальчика едва заметно дрогнула, подтверждая услышанное. Он спал. Он видел сон. Сном был кошмар. Кошмаром было происходящее.
Следующей частью всего этого был выкрик отца:
— Леди! Джентльмены!

Разрисованный Человек сжал кулак. Портрет Уилла, уместившийся в нем как цветок, был раздавлен.

Уилл скорчился.

Винтовка упала.

Чарльз Холлуэй притворился, что ничего не заметил.

— Я и Уилл в качестве моей здоровой левой руки, которой я не владею, хотим сделать один и только один самый опасный, подчас смертельный Трюк с Пулей!

Аплодисменты. Смех.
Пятидесятичетырехлетний привратник быстро и ловко, словно отметая год за годом из своего возраста, водрузил винтовку обратно на вздрагивающее плечо сына.

— Ты слышишь это, Уилл? Слушай! Это для нас!

Мальчик слушал. Мальчик успокаивался.
Мистер Дак сдавил свой кулак.

Уилла охватил легкий паралич.

— Мы попадем в самое яблочко, не так ли, сынок! — сказал отец.

Зрители одобрительно засмеялись.

И мальчик вдруг приободрился, успокоился, ощущая на плече винтовку, а мистер Дак все сильней стискивал покрытое персиковым пушком лицо, нарисованное на своей ладони, однако на мальчика это не влияло, он оставался спокоен среди смеха, который разливался вокруг, и тогда отец, придерживая приклад винтовки, громко посоветовал:
— А ну-ка, покажи леди свои зубы, Уилл!

Уилл растянул губы в улыбке, показывая зубы старухе, стоявшей около мишени.

Кровь отлила от лица Ведьмы.

Теперь и сам Чарльз Холлуэй показывал ей свои зубы.

И Ведьму словно зимняя стужа охватила.

— Ну, парень, — сказал кто-то среди зрителей, — да она просто великолепна. Гляди, как испугалась! Гляди! Гляди!

Я-то вижу, думал отец Уилла. Его левая рука беспомощно висела сбоку, а правая касалась пальцем спускового крючка винтовки; он приглядывался, пока сын твердо придерживал ствол, нацеленный в лицо ведьмы; и наступил последний миг, и в патроннике была восковая пуля, но что могла сделать восковая пуля? Эта пуля испарится в полете, какая от нее польза? Зачем они здесь, что они могли сделать? Глупо, глупо!
Нет! подумал отец Уилла. Стоп!
Он отбросил сомнения.

Он почувствовал, что губы беззвучно произносят слова.

Однако Ведьма услышала все им сказанное.

В угасающем хохоте толпы, прежде чем согревающий звук смеха пропал полностью, он произнес найденные слова одними губами:

«Лунный полумесяц, которым я пометил пулю, вовсе не полумесяц».
«Это моя собственная улыбка».

«Я зарядил винтовку пулей с моей улыбкой».

Он произнес это один раз.
Он ждал, пока она поймет.

Затем он молча повторил свои слова снова.

И на один миг раньше, чем Разрисованный Человек разгадал движения его губ, Чарльз Холлуэй слабо воскликнул: «Сдержи!» Уилл сдержал дыхание. Вдали, запрятанный среди восковых фигур Джим не мог сдержать слюну, капавшую с подбородка. Притянутая ремнем к электрическому стулу, ни мертвая, ни живая мумия сдерживала зубами гудящую энергию. Рисунки на теле мистера Дака корчились от боли, залитые болезненным потом, когда он стиснул кулак в последний раз, но слишком поздно! Совсем спокойный Уилл сдерживал дыхание, подставив плечо под винтовку. И столь же спокойно его отец сказал: «Сейчас».
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Один выстрел!

Ведьма со свистом вздохнула.

Джим в Музее восковых фигур вдохнул воздух.

То же самое сделал спящий Уилл.

То же сделал и его отец.

То же сделал мистер Дак.

То же сделали все уроды.

То же сделала толпа зрителей.

Ведьма завопила.

Джим, сидевший среди восковых манекенов, выдохнул весь воздух из легких.

Уилл пронзительно закричал и разбудил сам себя прямо тут, на подмостках.
Разрисованный Человек выдохнул воздух со злобным громким выкриком, напоминавшим ослиный, и поднял руку, чтобы остановить события. Но Ведьма упала. Она упала с подмостков. Она упала в пыль.

С дымящейся винтовкой в здоровой руке Чарльз Холлуэй медленно вздохнул, ощущая каждую частицу воздуха, выходившую из легких. Он все еще смотрел через прицел на мишень, где только что была женщина.
Стоя у края подмостков, мистер Дак смотрел на вопящую толпу и прислушивался к тому, что кричали.

— С ней обморок…

— Нет, она просто поскользнулась!

— Она… застрелена!

Наконец, Чарльз Холлуэй подошел и встал рядом с Разрисованным Человеком, посмотрел вниз с подмостков. Множество переживаний отражалось на его лице: удивление, тревога, даже испуг, и некоторое совсем небольшое странное облегчение и удовлетворение.
Женщину подняли и уложили на подмостках. Ее рот застыл открытым, и выражение лица было таким, словно она одобряла произошедшее.
Он знал, что она мертва. Через мгновенье и зрители узнали бы об этом. Он наблюдал, как рука Разрисованного Человека опустилась, чтоб дотронуться, проследить, почувствовать угасшую жизнь. Затем мистер Дак поднял обе ее руки, как у куклы, словно манипулируя с марионеткой, стараясь придать ей движение. Но тело отказывалось оживать.

Тогда он подал одну руку Ведьмы Карлику, другую Скелету и они трясли, двигали ими, пытаясь создать видимость жуткого пробуждения мертвенно-бледной женщины, в то время как толпа зрителей пятилась назад.
— …мертвая…

— Но… раны-то нет…

— Ты полагаешь, просто шок?

Шок, думал Чарльз Холлуэй, Бог мой, неужели это убило ее? Или другая пуля? Когда я выстрелил, неужто, другая пуля заскочила ей в горло? Неужели она… подавилась моей улыбкой! О, господи Иисусе!

— Все в порядке! Представление окончено! Она просто упала в обморок! — объявил мистер Дак. — Представление окончено! — Он говорил, не обращая внимания на женщину, не глядя на толпу, но, внимательно рассматривая Уилли,, который стоял, щурясь на свет и оглядываясь; выйдя из одного кошмара, он очутился в другом, и тут отец встал с ним рядом, а мистер Дак закричал:
— Все по домам! Представление окончено! Свет! Уберите свет!

Карнавальные огни мерцали и тускнели.

Зрители, столпившиеся под слабеющим светом, повернулись как огромная карусель, и когда лампы совсем погасли, заторопились к нескольким оставшимся поодаль заводям света, словно надеясь погреться в них перед встречей с холодным ветром. Один за другим, один за другим огни угасали.
— Гасите свет! — еще раз крикнул мистер Дак.

— Прыгай! — сказал отец Уилла.

Уилл прыгнул. Уилл побежал вместе с отцом, который так и не выпустил из руки винтовку, выстрелившую улыбкой, сразившей цыганку и уложившей ее в пыль.

— Джим там внутри?

Они были около лабиринта. Позади на подмостках бушевал мистер Дак:

— Убрать огни! Проваливайте домой! Все окончено!

— Неужели Джим там? — удивлялся Уилл. — Да, да, он там!

Сидя в Музее восковых фигур, Джим все еще не двигался, все еще не мигал.

— Джим! — Голос пронизал лабиринт.
Джим пошевелился. Джим моргнул. Задняя дверь, через которую выходят, была распахнута. Джим ощупью двигался в ее сторону.

— Я иду за тобой, Джим!

— Нет, папа!
Уилл удержал отца, который стоял у первого поворота зеркал, чувствуя, как боль возвращается в руку; боль бежала вверх по нервам, чтоб шаровой молнией разорваться около сердца.

— Папа, не входи внутрь!

Уилл схватил его за здоровую руку.

Позади них подмостки опустели, мистер Дак убегал… Куда? Куда-то, где ночь поглотила свет, где все огни погасли, погасли, погасли, где все вокруг погрузилось в свистящую темноту, и толпа зрителей, словно листья, которые сдуло с одного огромного дерева, покатились по дороге; и отец Уилла стоял перед волнами стеклянных приливов и отливов, царивших в лабиринте, его рука была зажата в стальную рукавицу боли, и он знал, что ему придется плыть через волны ужаса, чтоб бороться против того, кто ждал там, и выжить в этой борьбе на уничтожение. Он видел уже достаточно много для того, чтобы знать. С закрытыми глазами можно было потеряться. С открытыми же глазами наваливалось такое отчаяние, такая тяжесть муки, что никогда не смог бы миновать двенадцатый поворот. Но Чарльз Холлуэй отстранил руку Уилла.
— Джим там. Джим, жди меня! Я иду к тебе в лабиринт!

И Чарльз Холлуэй шагнул дальше в лабиринт.

Впереди струились потоки серебряного света, лежали пласты глубоких теней в зеркалах, отполированных, вытертых, промытых их собственными образами и отражениями других людей, чьи души, проходя мимо, чистили и оглаживали стекло своей агонией, холодным льдом своего нарциссизма, самовлюбленности или влагой страха, брызнувшей, когда души напарывались на крюки и острые грани зеркал.
— Джим!
Он побежал. Уилл тоже побежал. Вдруг они остановились.

Огни в лабиринте потускнели, они слабели один за другим, они изменяли цвет, который становился синим, затем приобретал сиреневый оттенок летней молнии, которая ослепляла, затем следовала вспышка света словно от тысячи старинных свечей, попавших под порыв ветра.
И между ним и Джимом, нуждавшимся в спасении, стояла миллионная армия людей с болезненно искривленными ртами, с волосами цвета инея, с белыми заостренными бородами.
Они! все они! подумал он. Это ж я!

Папа! подумал Уилл за его спиной, не бойся. Это всего лишь ты. Все эти люди — только лишь мой папа!
Но ему не нравился их вид. Они были старыми, слишком старыми и становились еще старше, по мере того, как уходили дальше в глубь зеркал, они бешено жестикулировали, когда папа воздевал руки, пытаясь отогнать этот дикий образ, повторение которого могло вызвать безумие.
Папа! думал он, это ж ты!

Но это было еще не все.

Огни погасли совсем.

Они испуганно стояли, стиснутые глухой удушающей тишиной.
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Рука мелкими толчками, словно крот, продвигалась в темноту.

Рука Уилла.

Она погружалась в карман, рылась в нем, ощупывала, отвергая одно, выискивая другое, копала все глубже и глубже. Ибо он знал, что пока вокруг темно, тот миллион стариков мог увести, принудить, увлечь, ухватить, уничтожить папу в том случае, если их оставить такими же, какими они были! В этом ночном безмолвии только за четыре секунды, пока он думал о них, они могли сделать с папой все что угодно! Если бы Уилл не поторопился, эти легионы из будущего Времени, все страхи и тревоги преходящей жизни стали бы так значительны, так правдивы, налились бы такими соками и силой, что невозможно стало бы отрицать — да именно так папа выглядел бы завтра, послезавтра, через два дня и еще через много дней, и этот жуткий бег возможных в будущем лет подмял бы папу под себя и раздавил бы его!
Поскорей же, побыстрей!
У кого карманов больше, чем у фокусника?
Только у мальчишки.

В чьих карманах всяких вещиц больше, чем у фокусника?

Только у мальчишки.

Уилл выхватил из кармана коробок спичек!

— О Боже, папа, скорей сюда!

Он чиркнул спичкой.
Охватившая их паника, утихла!

Они приблизились один к другому. Теперь на свету, они широко раскрыли глаза, их рты изумленно покривились, когда они увидели собственные отражения, постаревшие, дрожащие, похожие на жуткие маскарадные маски. Остановись! Пламя спички кричало, показывая произошедшее. И тут же слева и справа, словно отряды стражей темноты, ворвались тени и бросились к этому гибельному для них островку света, непреодолимо желая, чтоб спичка погасла. Тогда они, объединившись со злым роком, задушили бы этого старого, очень старого, слишком старого, ужасно старого человека.
— Нет! — сказал Чарльз Холлуэй.

Нет. Задвигался миллион мертвых губ.

Уилл ткнул спичкой вперед. В зеркалах обезьянничающие мальчишки повторили и умножили его движение с единственным, похожим на бутон розы сине-желтым пламенем.

— Нет!
Каждое зеркало отбросило копья света, которые невидимо впивались, проникая в самую глубину, отыскивая сердце, душу, легкие, чтоб заморозить в жилах кровь, перерезать нервы, парализовать, разрушить и отбросить как футбольный мяч сердце Уилла. Его отец, внезапно ослабев, упал на колени, и вслед за ним то же умоляющее движение повторили его образы в зеркалах, повторило скопление его ужасающих двойников, которые были старше, чем он сейчас на неделю, на месяц, на два года, на двадцать, пятьдесят, семьдесят, девяносто лет! Каждую секунду, минуту и долгий послеполуночный час, который он мог прожить в безумии, все становилось тусклее, серее, желтее, пока зеркала отражали его, пропускали сквозь себя, вытягивая из него кровь, иссушая его, почти безжизненного, а затем, кривляясь, угрожали превратить в скелетную пыль, развеять по полу его прах, похожий на мертвые крылья ночных бабочек.
— Нет!

Чарльз Холлуэй выбил спичку из руки сына.

— Папа, не делай этого!

Во вновь нахлынувшей темноте упрямое стадо стариков, бухая сердцами, продолжало двигаться вперед.

— Папа, мы должны видеть!

Уилл чиркнул второй, последней, спичкой.

И в ее вспышке увидел, что папа совсем пригнулся к низу, глаза сжаты, кулаки стиснуты, это значило, что он и все остальные, все другие старики, едва погаснет огонь, должны будут тащиться, с трудом переставляя ноги, ползти на коленях. Уилл схватил отца за плечо и стал трясти.

— О папа, папа, мне все равно, сколько тебе лет! Мне все все равно! О папа, — рыдая, кричал он. — Я тебя люблю!
На этот крик Чарльз Холлуэй открыл глаза и увидел себя и других, таких же как он и сына, поддерживающего его сзади, увидел дрожащее пламя, увидел слезы, дрожавшие на его лице, и вдруг в памяти всплыл образ Ведьмы, мелькнула библиотека, поражение для нее и победа для него, все это смешалось со звуком выстрела, с полетом меченой пули, с волнами разбегающейся толпы.
Лишь мгновеньем дольше смотрел он на все свои отражения и на Уилла. Затем он едва слышно что-то произнес. Потом сказал чуть погромче.

И вот, наконец, он дал лабиринту, зеркалам и всему Времени, которое Позади, Вокруг, Сверху, Внизу или Внутри него самого, единственный возможный ответ.

Он широко раскрыл рот и закричал во всю мочь.
Ведьма, если бы даже она ожила, узнала бы этот крик и умерла бы вновь.
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Джим Найтшейд выбравшись через заднюю дверь лабиринта, бросился бежать, затерялся среди карнавального городка, но вдруг остановился.
Разрисованный Человек, бежавший где-то между черных балаганов, остановился.
Карлик замер.
Скелет обернулся.

Все прислушались.

Они услышали не крик, который издал Чарльз Холлуэй, нет.

Но ужасные звуки, последовавшие за ним.

Одно единственное зеркало, а затем через некоторую паузу, второе зеркало, а затем третье зеркало, четвертое и другое после него и еще другое, и другое после того, словно фишки домино, выстроенные одна за одной, они сбивали друг друга и валились друг на друга, их поверхность мгновенно покрывалась паутиной трещин, ломавшей их жестокий взгляд, и затем зеркала со звоном и треском ломались и валились на пол.
В минуту там образовалась из стекла эта неправдоподобная лестница Иакова, сгибающая, разгибающая, отбрасывающая прочь образы, оттиснутые в зеркалах, словно на страницах книги света. В следующий миг все разлетелось вдребезги, будто врезавшийся в землю метеор.

Разрисованный Человек стоял как вкопанный, прислушиваясь к этому звону и грохоту, и вдруг почувствовал, что его собственные глаза, их кристальная поверхность, покрываются паутиной трещин, звездчатыми следами от ударов, а затем они со звоном разбились.
Это произошло так, будто Чарльз Холлуэй сделался мальчиком из церковного хора в странной, расположенной в подземных пещерах демонической церкви, и выводил окрашенную добродушным юмором, самую прекрасную, самую высокую ноту в своей жизни, которая сначала стряхнула с обратной стороны зеркал серебро, словно крылышки мотыльков, затем разрушила образы, таившиеся в зеркальных поверхностях, затем превратила в руины и обломки само стекло. Дюжина, сотня, тысяча зеркал и с ними древние старческие образы Чарльза Холлуэя грохнулись о землю в удивительном падении, напоминавшем лунный свет, снег и потоки воды.
И все из-за этого звука, который он образовал в своих легких, вывел в горло и выпустил изо рта.
И все потому, что он принял, наконец, все как есть; принял карнавал, принял холмы позади балаганов, людей на холмах, Джима и Уилла, и после всех самого себя и всю жизнь, и, принимая, второй раз за ночь рисковал головой, и этим криком, этим звуком обозначил свое приятие.
О чудо! Словно иерихонская труба, его голос разрушил стекло вместе с призраками, Чарльз Холлуэй закричал и осуществил чудо. Он отнял руки от лица. Ясный свет звезд и умирающее сиянье карнавала сомкнулись, даруя ему свободу. Отраженные в зеркалах мертвецы исчезли, они похоронены под скользящие звуки цимбалов среди брызг и стеклянного прибоя, расплескавшегося у его ног.
— Свет… свет!
Тепло и приветливо кричал вдали чей-то голос.

Пришедший в себя Разрисованный Человек скрылся среди балаганов и шатров.

Толпа зрителей разошлась.

— Папа, что ты наделал?

Но тут спичка обожгла пальцы Уилла и он уронил ее, однако теперь было достаточно тусклого света, струившегося вокруг, чтобы увидеть папу, который, ступая по звенящей неразберихе зеркального стекла, направлялся назад через опустевшие помещения, где недавно был лабиринт, а теперь не было ничего.
— Джим?
Дверь была распахнута. Бледная карнавальная иллюминация, постепенно затухая, успела показать им восковые фигуры мужчин убийц и женщин убийц.

Джим среди них не сидел.

— Джим!

Они смотрели на открытую дверь, через которую убежал Джим, чтоб потеряться в теплом сумраке ночи между темными брезентами.

И вот погасла последняя электрическая лампочка.
— Теперь мы никогда его не найдем, — сказал Уилл.

— Нет, — возразил стоявший в темноте отец, — мы найдем его.
Где? подумал Уилл и остановился.

Далеко за дорогой карусель выпускала пар, и орган-Каллиопа мучил себя музыкой.

Там, подумал Уилл. Если Джим и есть где-нибудь, так непременно там, около музыки; старый смешной Джим, держу пари, что бесплатный билет на карусель все еще лежит у него в кармане! О проклинаю Джима, проклинаю его, проклинаю его! закричал он, а затем подумал, нет! нельзя проклинать, ведь он уже проклят или близок к этому! Но как же мы отыщем его во тьме без спичек, без света, и нас только двое среди всех их, и мы так одиноки на их территории?
— Как… — промолвил Уилл вслух.

Но его отец с благодарностью в голосе очень тихо сказал: «Там».

И Уилл шагнул к двери, которая теперь слегка осветилась.

Луна! Благодарю тебя, Господи!

Она только что поднялась над холмами.

— Вызвать полицию?..

— Нет времени. Надо что-то сделать за несколько минут или не сделать ничего. Есть три человека, о которых мы должны беспокоится…

— Уроды!

— Три человека, Уилл. Номер первый — Джим, номер два — мистер Кугер, который жарится на своем электрическом стуле. Номер три — мистер Дак и его кожа, наполненная душами. Спасти первого, пихнуть двух других в адское пекло и удрать. Тогда, я думаю, уроды тоже разбегутся. Ты готов, Уилл?

Уилл посмотрел на дверь, на балаганы, на небо, где, сменив темноту, пришло сияние, осветившее окрестность.
— Господи, благослови луну!

Взявшись за руки, они вышли из двери.
Словно приветствуя их, ветер трепал брезенты балаганов, похожие на огромного доисторического змея, гремевшего крыльями, пораженными проказой.
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Они бежали по карнавальному городку, где в тени балаганов воняло мочой, а затем их охватил чистый ледяной запах залитых лунным светом лугов.

Пульсирующий пар органа-Каллиопы шептал и посвистывал, плел прозрачные кружева, выводил трели.
Музыка! подумал Уилл, она звучит наоборот или правильно?

— По какой дороге? — шепотом спросил отец.

— Вот сюда! — показал Уилл.

В сотне ярдов отсюда позади балаганов, напоминавших холмы, за их предгорьями вспыхнул голубой свет, искры взлетали, падали и снова наступала темнота.

Мистер Электрико! подумал Уилл. Они пытаются сдвинуть его во времени, точно! Притащили его к карусели, чтобы убить или вылечить! И если они вылечат его, тогда, черт побери, тогда это озлобит его и разозлит Разрисованного Человека и настроит против папы, против меня и против Джима! Где же Джим? Это дорогой он шел в первый день, той дорогой на следующий день, а… сегодня ночью? На чью сторону перебежит он, заведенный как игрушка чьим-то ключиком? На нашу! Старый дружище Джим! Конечно, на нашу! Но Уилл колебался. Неужели друзьями остаются навсегда, навечно? Если говорить о вечности, то можно ли их с Джимом сложить в одну сумму, которая была бы круглой теплой и красивой?

Уилл посмотрел налево.

Там, запутавшись в развевавшихся на ветру флагах и тросах, неподвижно стоял ожидавший кого-то Карлик.
— Смотри, папа, — сдавленно крикнул Уилл, а там Скелет.
Поодаль, словно засохшее дерево, стоял высокий человек, составленный из мраморных костей, обернутых египетскими папирусами.
— Это уроды, почему ж они нас не останавливают?

— Боятся.

— Нас?

Отец Уилла пригнулся и искоса осмотрел пустую клетку.

— Они испуганы, возможно, ранены и бродят повсюду здесь. Они видели, что случилось с Ведьмой. Это единственный ответ. Взгляни на них.

Они стоят, словно подпорки, словно столбы балаганов, натыканные по всему лугу, они прячутся в тени и чего-то ожидают. Чего? Уилл проглотил комок, застрявший в горле. Может быть, они вовсе и не прячутся, а расположились, ожидая начала сражения. В условленное время мистер Дак мог им крикнуть и они тотчас бы нас окружили. Но время не назначалось. Мистер Дак был занят. Если бы он сделал то, что должно быть сделано, он бы давно уже крикнул своим уродам. Так ведь? Так, рассуждал Уилл, в таком случае, мы никогда не услышим его крика, не услышим совсем.
Уилл шел по траве.

Отец немного впереди.

Когда они проходили мимо, уроды наблюдали их своими стеклянными блестевшими под луной глазами.

Орган сменил мелодию. Печально и нежно насвистывал он, и музыка, огибая дугу балаганов, сливалась с потоком темноты.

Он играет, как надо, от начала к концу! подумал Уилл. Совершенно точно! Сначала он играл мелодию задом наперед. Но потом остановился и начал снова, на этот раз правильно. Что же замышляет мистер Дак?
— Джим! — заорал Уилл во все горло.

— Шшшш!.. — оборвал его папа.

Но он уже выкрикнул имя только потому, что услышал, как орган-Каллиопа суммировал золотые годы, отмеренные вперед, он почувствовал, что Джим остался где-то в одиночестве, притянутый теплым соблазняющим притяжением, покачивающийся в такт мелодии восхода солнца, заинтересовавшийся тем, на что может быть похоже превращение в шестнадцати, семнадцати, восемнадцатилетнего, и тогда, о тогда и в девятнадцатилетнего, и самое невероятное — в двадцатилетнего! Грандиозный ветер Времени выдувал из медных труб прекрасную веселую летнюю мелодию, обещающую все на свете, и даже Уилл, услышав ее, побежал навстречу музыке, которая вырастала, словно персиковое дерево, отягченное вызревшими на солнце плодами…

Нет! подумал он.
И вместо того, чтобы позвать навстречу притягательному и пугающему, заставить радостно подпрыгнуть, заслышав свою мелодию, гудение органа вызывало у него спазм горла, перехватило дыхание, ударило в голову и ушло обратно в трубы Каллиопы.

— Там, — тихо указал отец.
Впереди между балаганами они увидели процессию, похожую на гротеск.

Показавшаяся знакомой фигура, словно мрачный султан в паланкине, восседала на стуле, поддерживаемом плечами разных размеров и форм, обладатели которых терялись в темноте.

При крике папы, процессия пошла вприпрыжку, а  затем бросилась бегом!

— Мистер Электрико! — определил Уилл.
Они несут его к карусели!
Процессия исчезла.

Между ними встал балаган.

— Бежим кругом, туда! — Уилл потащил за собой отца.

Орган наигрывал что-то нежное, прелестное. Увлекая и маня Джима.

А когда прибудет процессия с Электрико?

Тогда музыка повернется в обратную сторону, и карусель закрутится наоборот, чтобы скинуть его жесткую как крылья жука кожу, освежить его, убрав годы!

Тут Уилл споткнулся и упал. Папа помог ему подняться.

А потом…

Там послышались человеческие голоса, затем раздалось что-то похожее на плач, тявканье и завыванье, как если бы все, кто там был, упали, повалились на землю. Оттуда доносились стоны, кто-то задыхался, кто-то содрогался от судорожных вздохов, и потом вся толпа людей, у которых сорвались связки, повторила стон вместе, хором.

— Джим! Он в их руках!

— Нет… — Со странной интонацией прошептал Чарльз Холлуэй. — Может быть… они в руках Джима… или в наших… или они в наших руках.

Они подошли к последнему балагану.
Ветер бросил пыль им в лицо.

Уилл загородился рукой и зажал нос. Пыль была древней пряностью, золой кленовых листьев, опадавшей на землю. Образуясь в тени балаганов, пыль просачивалась через брезент.
Чарльз Холлуэй чихнул. Фигуры неизвестных подпрыгнули и стремительно побежали прочь от почти повалившегося предмета, который они несли и бросили на полпути между балаганом и каруселью.
Предметом этим был опрокинутый электрический стул с ремнями, свисавшими от деревянных подлокотников и подножек, и увенчанный металлическим колпаком, болтавшимся на подголовнике спинки.
— Но, — сказал Уилл, — где же мистер Электрико!? Я думаю, это… мистер Кугер!?

— Это должно быть, было им.
— Что должно быть, было им?

Но ответ уже витал здесь, он оседал на дорогу и кружился в бесовских порывах ветра… он был сожженной пряностью, осенним ладаном, который осыпал их, когда они повернули за балаган.

Убить или исцелить, подумал Чарльз Холлуэй. Он представил людей карнавала, поспешно бегущих несколько секунд тому назад, ковыляющих по затоптанной траве с пыльным мешком, набитым грудой старых костей, привязанным к отключенному стулу; возможно, это была попытка поддержать и сохранить жизнь, тогда как в действительности все это было не чем иным, как погребальным костром со сгоревшей кучей хлама, где никакой ветер не мог уже раздуть огонь в умерших и остывших углях. Однако, они должно быть пытались. Сколько раз за последние сутки они уже совершали такие попытки, только в панике, пробуя остановить процесс распада, потому что пустяшный толчок, слабейший вздох угрожали растрясти старого древнего Кугера в мякину, в муку, в прах? Лучше всего было оставить его в неизменном виде, пусть бы сидел в электрическом тепле своего стула, и выставлять его в вечно продолжающемся представлении для нетребовательных зевак, и со временем попытаться снова вернуть его в прежний образ, однако сейчас обстоятельства изменились, и именно сейчас надо было попытаться срочно все сделать, пока огни погасли и стадо зрителей скрылось в темноте; это требовалось всем людям карнавала, напуганным единственной улыбкой, вырезанной на пуле, всем им был необходим Кугер такой, каким он когда-то выглядел до его преображения, проведенного с потрясающей жестокостью — высоким, энергичным, рыжеволосым как пламя. Но каких-то десять, двадцать секунд назад разлезлись последние остатки клея, связывавшего его, упал последний болт, скреплявший его жизнь и из специально смонтированной установки в клубах дыма и в туче ноябрьских листьев, развеянных ветром, как кукла вывалилась мумия. Мистер Кугер как дожинки урожая был перемолот и развеян в лугах, словно шелуха кофейных бобов. Обыкновенный взрыв пыли в хранилище древнего зерна — и он исчез.
— О нет, нет, нет, нет, нет… — шептал кто-то.
Чарльз Холлуэй коснулся руки Уилла.

Уилл перестал кричать свое «о нет, нет, нет». В эти последние несколько секунд он так же, как и отец думал о мертвеце, которого несли и о костяной муке, в которую он обратился, чтобы удобрить соседние холмы и траву…

Теперь там оставался только пустой стул и последние частички слюды, осевшие на ремнях специфической грязью, светящимися чешуйками. И уроды, тащившие эту причудливую груду старья, спасались бегством под покровом темноты.

Мы заставили их убежать, думал Уилл, но что же заставило их бросить это!
Нет, не что-то. Кто-то.

Уилл прищурился.

Опустевшая карусель продолжала крутиться вперед сквозь свое особое время.

Но между упавшим стулом и каруселью кто-то одиноко стоял, кто же это, урод? Нет…

— Джим!

Папа толкнул локтем и Уилл замолчал.
Джим, подумал он.

А где же теперь мистер Дак?

Где-то он был. Ведь это он запустил карусель, так? Да! Запустил, чтоб привлечь их, привлечь Джима, и что еще?.. Раздумывать сейчас просто не было времени, поскольку…

Джим обогнул упавший стул и медленно подошел к свободно крутившейся карусели.

Он шел туда, куда должен был идти и всегда знал об этом. Подобно флюгеру в сезоны ветров, он дрожал и блуждал, указывая светлые горизонты и направления теплых ветров, а теперь повернулся и в полусне вздрогнул, ощутив притяжение до блеска начищенной меди и услышав по-летнему бодрую музыку марша. Он не мог оторвать взгляда от карусели.

Еще шаг, затем другой в том же направлении, так Джим и шел.

— Задержи-ка его, Уилл, — сказал отец.

Уилл пошел.

Джим поднял правую руку.

Медные стойки карусели отражали свет и отбрасывали его в будущее, они вытягивали тело, словно оно было сиропом, и как ириску растягивали кости, они окрашивали щеки Джима в цвет солнечного металла и придавали жестокое выражение его глазам.
Джим дотянулся. Медные стойки застучали по его ногтям, вызванивая новую, вызванную ими короткую мелодию.

— Джим!

Медные стойки мелькали желтыми бликами, словно лучи солнца, взошедшего среди ночи.

Музыка светлым фонтаном била ввысь.

— И-и-и-и-и-и-и-и…

Джим открыл рот для такого же крика.
— И-и-и-и-и-и-и…

— Джим! — на бегу кричал Уилл.

Джим хлопнул ладонью по медной стойке. Она проскочила мимо.

Он хлопнул по другой медной стойке. На этот раз его ладонь сама крепко приклеилась к металлу.

Пальцы потянули за собой запястье, вослед за запястьем потянулась рука, за рукой — плечо, за плечом — все тело. Передвигавшегося во сне Джима оторвало от земных корней.
— Джим!
Уилл подскочил к карусели, ухватил было Джима за ногу, но не удержал.

Джим закружился среди завывающей ночи в огромном темном, по-летнему нагретом кругу; Уилл бежал за ним.
— Джим, слезь! Джим, не оставляй меня здесь!

Стремительно разогнавшись в этой центрифуге, Джим крутился, крепко сжимая стойку одной рукой, уединившись внутри себя, повинуясь лишь последним темным инстинктам; свободной оставалась только другая рука, которую относило ветром, и она была его единственной маленькой белой частицей, которая еще помнила их дружбу.
— Джим, прыгай!

Уилл попытался ухватиться за эту руку, но промахнулся, споткнулся и едва не упал. Первая попытка кончилась неудачей. Джим должен прокрутиться еще раз. Уилл стоял, ожидая следующего забега карусельных лошадей и стремительно летящего по кругу мальчика… впрочем, теперь не совсем уже мальчика…

— Джим! Джим!

Джим, проснись! Теперь, после полукруга полета, его лицо выглядело то июльским, то декабрьским. Он цеплялся за столб, скуля и ноя, жалуясь в отчаянии. Он хотел и не хотел всего этого. Он желал, он отвергал и снова пылко желал, захваченный этим полетом, жарким влекущим потоком ветра и искрящегося металла, галопом июльских и августовских коней, чей стук копыт напоминал звук падения зрелых плодов; его глаза сверкали. Прикусив язык, он разочарованно шипел.
— Джим! Прыгай! Папа, останови машину!
Чарльз Холлуэй огляделся, отыскивая пульт управления, который оказался в пятидесяти футах отсюда.

— Джим! — крикнул Уилл и почувствовал острую боль в боку. — Ты мне нужен! Вернись!

И там, отнесенный на другую сторону карусели, стремительно летевший Джим боролся с собственными руками, со стойкой, с перемещением в хлещущей ветром пустоте, с навалившейся на него ночью и крутящимися в вышине звездами. Он отпускал стойку. Он хватал ее. И его правая рука, протянутая наружу, просила у Уилла последнюю каплю полноценной силы.
— Джим!

Джим проехал круг. Там, внизу, на темной ночной станции, с которой этот поезд отошел в неизвестность, в метели конфетти от прокомпостированных билетов он увидел Уилла-Уилли-Уильяма Холлуэя, юного приятеля, юного друга, который мог бы оказаться еще более юным в конце этого путешествия, и не просто юным, но и вовсе неизвестным! Смутно вспоминаемым из какого-то другого времени, в каком-то ином году… но сейчас этот мальчик, этот друг, который моложе него, одиноко бежал за поездом, догоняя его, опрашивая, куда он едет? или, требуя, чтоб он сошел с  поезда? что же именно ему нужно?
— Джим! Ты помнишь меня?

Уилл бежал по кругу в последний раз. Пальцы коснулись пальцев, ладонь коснулась ладони.
Снежно-белое лицо Джима смотрело вниз.

Уилл рысью бежал за крутящейся каруселью.

Где папа? Почему он не выключил ее?

Рука Джима была теплой, знакомой, здоровой рукой. Она накрыла его руку. Уилл сжал ее, пронзительно закричав:

— Джим, пожалуйста!

Но они продолжали крутиться, Джим ехал, Уилл в сумасшедшем галопе гнался следом.

— Пожалуйста!

Уилл резко дернулся. Джим тоже резко дернулся. Пойманная Джимом рука Уилла была охвачена июльским жаром. Она двигалась как пойманный зверек, которого удерживал и ласкал Джим, удаляясь по кругу в более старший возраст, в будущие времена. Так его рука, отправляясь в даль времени, становилась чуждой ему, она узнавала то, о чем он сам мог лишь догадываться, лежа ночью в постели. Четырнадцатилетний мальчик с пятнадцатилетней рукой! И одновременно она была у Джима, он крепко стиснул ее и ни за что не выпустил бы из своей! А лицо Джима, сделалось ли оно старше, совершив круг этого путешествия? Был ли он сейчас пятнадцатилетним, собираясь стать шестнадцатилетним!?
Уилл тянул к себе. Джим тянул в противоположную сторону.
Уилл упал на помост карусели.

Они оба оседлали ночь.

Теперь не только рука, Уилл целиком ехал со своим другом Джимом.

— Джим! Папа!

Как славно можно было бы просто стоять, кататься, ехать по кругу с Джимом, коли уж не смог стащить Джима с карусели; остановить его на ней и — доброго пути, дорогие приятели! Все соки его тела пришли в движение, поплыли, ослепив его, ударив в уши, прострелив электрическими разрядами поясницу…

Джим кричал. И Уилл кричал.

Они путешествовали уже полгода в скользящей мимо темноте, наполненной теплыми запахами плодов, прежде чем Уилл, крепко схватив Джима за руку, осмелился выскочить из столь многообещающих, прекрасных, растущих ввысь лет; он выбросился наружу, потащив Джима за собой. Но Джим не мог выпустить из рук стойку, не мог отказаться от дальнейшего катания на карусели.

— Уилл!

Вопил Джим, ухватившись одной рукой за друга, второй за карусель. Это был мощный порыв, разрывавший одежду и тело.
Глаза Джима сделались слепыми как у статуи.

Карусель вертелась.

Завопив, Джим свалился, бешено закрутившись в воздухе.

Уилл пытался смягчить его падение, но Джим ударился о землю, покатился кувырком и безмолвно затих.

Чарльз Холлуэй ударил по рубильнику щита управления.

Опустевшая карусель замедлила ход. Ее кони сбавили рысь и поскакали в сторону далекой ночи, перевалившей на вторую половину лета.

Чарльз Холлуэй и его сын вместе опустились на колени около Джима, чтоб прощупать пульс и приложить ухо к груди. Подернутые белизной глаза Джима, смотрели на звезды.

— О Господи, — закричал Уилл, — неужели он  умер?
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— Умер?

Отец Уилла провел рукой по похолодевшему лицу и по холодной груди Джима.

— Что-то не чувствую…
Вдалеке на дороге кто-то позвал на помощь.

 Они посмотрели в ту сторону.

Внизу, огибая будки билетных касс, спотыкаясь о растяжки балаганов и оглядываясь через плечо, по дороге бежал мальчик.
— Помогите! Он гонится за мной! — кричал мальчик. — Ужасный человек! Страшный человек! Я хочу домой!

Мальчик подбежал к ним и прижался к отцу Уилла.

— О помогите, я потерялся, я боюсь. Отведите меня домой. Этот человек с татуировками!

— Мистер Дак! — удивился Уилл.

— Да, он! — затараторил мальчик. — Он там, внизу! Ой, остановите его!

— Уилл, — отец поднялся на ноги, — позаботься о Джиме. Попробуй сделать искусственное дыхание. Хорошо, малыш, идем.

Мальчишка пустился бежать.

— Сюда, сюда!

Побежав следом, Чарльз Холлуэй присматривался к обезумевшему от страха ребенку, увлекавшему его за собой; он разглядывал голову, очертания фигуры и в особенности то, как линия спины переходила в бедра.

— Мальчик, — окликнул он его еще неподалеку от темнеющей в стороне карусели, в двадцати футах от того места, где Уилли склонился над Джимом, — как тебя зовут?

— Нет времени! — крикнул тот на бегу. — Джед. Живо! Живо!

Чарльз Холлуэй встал.

— Джед, — позвал он. Мальчик остановился и, обернувшись, потер ладонями локти. — Сколько тебе лет, Джед?

— Девять! — ответил мальчуган. — Черт побери, у нас же вовсе нет времени! Мы…
— Прекрасный возраст, Джед, — перебил его Чарльз Холлуэй. — Всего лишь девять? Такой юный. Я никогда не был таким юным.

— Черт бы взял все на свете! — заорал мальчишка со злостью.

— Пожалуй, ты и сам возьмешь, кого захочешь, — сказал Холлуэй и шагнул к нему. Мальчик отшатнулся, попятился назад. — Ты боишься только одного человека, Джед. Меня боишься.
— Вас? — Мальчик все еще пятился назад. — Что за вздор! Какая нелепица! Почему же, почему?

— Потому что иногда добро вооружено, а зло безоружно. Иногда трюки проваливаются. Иногда людей не удается перестрелять поодиночке, заманивая каждого в западню. Этой ночью из твоего «разделяй и властвуй» ничего не получится, Джед. Так куда же, куда ты ведешь меня, Джед? В какую-нибудь клетку льва, которую ты заранее установил и подготовил? К какому-нибудь зрелищу, вроде Зеркального Лабиринта? К кому-нибудь, наподобие Ведьмы? Что же, что, Джед, что? Давай-ка мы просто закатаем правый рукав твоей рубашки, а, Джед?
Огромные глаза как лунные камни сверкнули на Чарльза Холлуэя.

Мальчик отпрянул назад, но он определил, удержал его за руку, сграбастал рубашку на спине, и вместо того, чтобы просто закатать рукав, как намеревался вначале, сорвал всю ее целиком.

— Да, Джед, — почти спокойно заключил Чарльз Холлуэй. — Все в точности, как я предполагал.

— Вы, вы, вы, вы!..

— Да, Джед, я — это я. Но в особенности — ты. Посмотри-ка на себя.

И оглядел его.

А там по тыльной стороне мальчишеской руки, по пальцам и вдоль запястья ползли синие змеи с ядовито-голубыми злобными глазами, синие скорпионы метались рядом с голубыми акулами, вечно голодными, разевающими пасти, чтобы сожрать всех уродов, выколотых так тесно, что щека одного прижималась к щеке другого, кожа к коже, тело к телу. Уроды теснились на груди сверху до низу, толпились на крошечном торсе, прятались в потайных складках кожи на этом маленьком-маленьком, слишком маленьком, продрогшем и дрожащем от страха теле.
— Что и говорить, Джед, тонкая работа, просто артистичная.
— Вы! — Мальчик ударил его по лицу.

— Да, это все еще я. — Чарльз Холлуэй спокойно принял удар и стиснул мальчишку.

— Нет!

— О да, — сказал Чарльз Холлуэй, сжимая его правой рукой, тогда как изуродованная левая свисала беспомощной плетью. — Да, Джед, теперь попробуй-ка, вывернись, попробуй убеги. Да, ты здорово придумал. Заманить меня одного, расправиться со мной, а потом вернуться за Уиллом. А если нагрянет полиция, что ж, ты всего лишь девяти или десятилетний мальчик, а карнавал, да нет, конечно, он не твой и не может быть твоим. Стой смирно, Джед. Что ты рвешься из-под руки? Полиция не успеет и глазом моргнуть, а от владельцев карнавала и след простыл, разве не так, Джед? Замечательно придумано.

— Вы не должны меня обижать! — завопил мальчишка.
— Забавно, — ответил Чарльз Холлуэй. — А мне кажется, что должен.

Он почти нежно все крепче и крепче прижимал к себе мальчика.

— Убийца! — истошно завопил мальчишка. — Убийца.

— Я не собираюсь убивать тебя, Джед или мистер Дак, или кем бы и чем бы ты ни был. Ты сам собираешься себя убить, потому что ты не можешь быть рядом с такими людьми как я, уж если не так близко, то по крайней мере так долго.
— Злой! — застонал мальчишка, изгибаясь и корчась. — Вы злой!

— Злой? — Отец Уилла засмеялся и от его смеха мальчишка покрылся пятнами, словно от укусов осы и задрожал еще сильней. — Злой? — Мужские руки прихватили маленькое тельце, словно липкая бумага муху. — Странно слышать это от тебя, Джед. Хотя, возможно, тебе так и кажется. Злому добро кажется злом. Я буду делать тебе только добро, Джед, я буду просто держать тебя, и наблюдать, как ты сам себя отравляешь. Я буду делать тебе добро, Джед, мистер Дак, мистер Владелец Карнавала, мальчик, пока ты не расскажешь, что случилось с Джимом. Разбуди его. Освободи его. Верни его к жизни.

— Не могу… не могу… — Голос мальчика ослабел, пропадал, словно падал в колодец. — …не могу…

— Ты хочешь сказать, что не поможешь ему?

— …не могу…

— Прекрасно, малыш, отлично, тогда вот так тебе и так, здесь и здесь…

Могло показаться, что это отец и сын пылко обнимались, встретившись после долгой разлуки, затем человек поднял раненую руку, чтоб осторожно дотронуться до лица, по которому его ударил мальчишка, и в это время толпа рисунков, кишевших на теле мальчика, дрогнула, начала рассеиваться, рисунки уменьшились до микроскопических размеров, быстро сжимаясь. Глаза мальчишки бешено забегали и остановились, уставившись в рот державшего его человека. Глаза увидели странную и можно даже сказать приятную улыбку, обращенную однажды к Ведьме.
Он еще крепче обнял мальчика и подумал, что Зло обладает только той энергией, которую мы ему отдаем. Я не даю тебе ничего. Я беру назад. Умри. Умри. Умри.
Два огонька в испуганных глазах мальчика погасли как догоревшие спички.
Мальчишка и уже едва заметная толпа его избитых и раздавленных чудовищ повалились на землю.

Казалось, должен бы раздаться рев и грохот, как при обвале горы, превратившейся в обломки.

Но послышался только легкий шорох бумаги, словно от японского фонарика, упавшего в пыль.
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Чарльз Холлуэй долго стоял, глядя на тело, и глубоко с надрывом дышал. В проходах между балаганами возникали и таяли причудливые тени уродов вперемешку с людьми; все они, отягощенные своими грехами, в страхе и недоверии перед случившимся, жалобно стонали, прислонившись к столбам шатров. Где-то там вышел на свет Скелет. В другом месте Карлик, который почти уже знал, кем он был раньше, выполз как краб из темной пещеры на свет и щурился, глядя на Уилла, склонившегося над Джимом, присматривался к отцу Уилла, в изнеможении согнувшемуся на неподвижным телом мальчика, а карусель тем временем стала двигаться медленнее, медленнее и, наконец, остановилась, покачиваясь как паром на волнах развеваемой ветром травы.

Карнавал походил на огромный погасший очаг, в котором мерцали угольки — это зажигались взгляды у подкрадывающихся поближе теней, увидевших сцену, разыгравшуюся возле карусели.
Там же освещенный луной лежал разрисованный мальчик по имени Дак.

Там же валялись убитые драконы, разрушенные башни крепостей, чудовища из немыслимых времен, напоминавшие испорченные при чеканке монеты, птеродактили, похожие на бипланы, сбитые в древних междоусобных войнах, изумрудные раки, выброшенные на белый песчаный берег приливом жизни, который никогда больше не повторится; все эти рисунки менялись на глазах, сдвигались, съеживались все больше по мере того, как маленькое тело остывало. Глаз на втянувшемся от холода пупке, казалось, непристойно подмигивал; сосок, изображавший глаз огромного мастодонта сморщился, и чудовище ослепло, с ревом проклиная свою слепоту; каждая картинка, украшавшая раньше взрослого мистера Дакка, теперь в миниатюре была перенесена на кожу мальчика, а кожа его напоминала ветхий брезент, натянутый на теннисную ракетку, каркасом которой служили кости мальчика.
С лицами выходцев из могил уроды, потерпевшие поражение в битве за чистоту души, появлялись из мрака, чтоб с любопытством, словно на карусели скользнуть вокруг Чарльза Холлуэя, освободившегося от угнетавшей его тяжести.

Уилл на некоторое время приостановил свои отчаянные попытки вернуть Джима к жизни; нет, он не испугался наблюдателей, вышедших из тьмы, для этого не было времени! А если бы он обратил на них внимание, то обнаружил бы, что уроды просто глубоко дышали, как будто уже долгие годы не имели доступа к столь редкому и прекрасному воздуху!
И пока Чарльз Холлуэй наблюдал и вместе с ним смотрели державшиеся на расстоянии фосфорические как гнилушки, влажные, как у омаров и хладнокровно-бесстрастные глаза; в это время мальчик, который был мистером Даком, холодел с каждым мгновением, потому что смерть разрушала охранявшие его изгороди из рисунков ночных кошмаров, дымящихся молний мгновенных набросков, которые извивались, свертывались, прижимались к земле или взмывали ввысь, подобно ужасным знаменам проигранной войны, затем один за другим они начали исчезать с распростертого на земле тщедушного тела.
Многочисленные уроды со страхом смотрели вокруг, словно ущербная луна неожиданно перескочила в полнолуние, и в ее ярком свете они смогли увидеть все, что ранее был скрыто темнотой; они растирали свои запястья, словно освободившиеся от цепей, терли шеи, будто страшная тяжесть свалилась с их согнутых плеч. Они с трудом выкарабкивались из могил, в которых были заживо погребены, протирали глаза, с недоверием оглядывались на нагромождения страданий, которые испытали около замершей карусели. Если б хватило смелости, они наклонились бы, потрясая руками над этим мраморно-бледным лицом с мертвенно-улыбающимся ртом. Но если б это случилось, они оцепенели бы, увидев, как их собственные портреты, живые свидетельства их беспощадной алчности, злобы и отравляющей жизнь вины, итоги увиденного их слепыми в сущности глазами, сказанного их искалеченными ртами, сделанного их заманивающими и обманывающими телами, как все это таяло на убогом могильном холмике снега, в который превратился всесильный Дак. Там растаял Скелет! ущербно-премудрый пятящийся рак Карлик! Вот и Глотающий Лаву уже покидал тело этого осеннего человека, следуя за черным Палачом, там рвался ввысь и исчезал пустой, летящий по ветру монгольфьер, Человек Воздушный Шар, Толстяк Великолепный поднялся в чистый воздух — все это совершалось там! там рассеивались и исчезали преступные шайки и банды по мере того, как смерть дочиста отмывала разрисованную доску!
И вот уже там лежал обыкновенный мертвый мальчик, совсем не поврежденный картинками, смотрящий на звезды пустыми глазами мистера Дакка.

— Ах-х-х-х-х…

Облегченно вздохнули хором странные люди, прятавшиеся в темноте.

И тут орган-Каллиопа, возможно в последний раз бросил начальственный окрик инспектора манежа. Вполне возможно и то, что это гром спросонья повернулся в облаках. И после этого все вокруг сдвинулось и закрутилось. Уроды ударились в паническое бегство. На север, на юг, восток и запад, освободившиеся от балагана, от владельца карнавала, от произвола негласного закона, свободные от всех и каждого, они бежали как свиньи, как  кабаны с вырванными клыками или ленивцы, испуганные бурей.

Могло показаться, что каждый, убегая, дернул за растяжку и вытащил колышек, к которому крепился брезент балагана.
Теперь небо содрогнулось от гибельного выдоха, пущенного в землю среди грохота, треска и скрипа схлопнувшейся темноты, когда балаганы и шатры упали, освободив занимавшееся или пространство.
Со змеиным свистом растяжки мгновенным броском кобры летели, хлопали, скользили и словно косили траву.

Тросы огромного Главного Балагана Уродов содрогались в конвульсиях, крушили опорные столбы, как кости — маленькие ломались от средних, а средние от гигантских, как у бронтозавра. Все качалось перед неминуемым падением.

Шатер бродячего зверинца захлопнулся как мрачный испанский веер.
Остальные палатки и шатры, расставленные на лугу, повалились, словно по команде, поданной ветром, поднявшимся при падении гиганта.

Затем, наконец, Балаган Уродов, словно огромная меланхоличная праматерь, чудовищная птица рептилия, после минутного колебания была втянута в Ниагару взбесившегося воздуха, лопнули триста пеньковых змей, расщепились и рухнули черные боковые споры, словно зубы, вырванные из циклопической челюсти, по воздуху било разрушающееся крыло площадью во много акров, похожее на воздушный змей, пытающийся улететь, но связанный с землей — он должен был в конце концов уступить очевидному самому простому притяжению, должен был развалиться под своей собственной тяжестью, под своим роковым весом.

Теперь этот огромный балаган выбрасывал жаркие гнилые вздохи земли, тучи конфетти, которое было древним уже в ту пору, когда каналы Венеции не одевались камнем, и выдавливал струи сладкой розовой ваты, похожие на утомленных ленивых удавов. Разрушаясь, шатры и балаганы сбрасывали кожу, безутешно стенали до последнего мига, пока высокие бревна, представлявшие собой музейную редкость и служившие спинным хребтом чудовища не упали с грохотом и ревом трех пушечных залпов.

Слабоумный орган-Каллиопа еле выдерживал давление пара и ветра.

Поезд покинутой игрушкой стоял в поле.

Уродливые намалеванные маслом лубочные картины хлопали в ладоши на последних еще стоявших флагштоках, затем и они повалились на землю.

Скелет, единственная странная личность, стоявшая слева, наклонился, чтобы подобрать тело хрупкого мальчика, который был мистером Даком. Затем он удалился в поля.
Через мгновенье Уилл увидел тонкого человека и его ношу, человек шел по склону холма следом за убежавшей карнавальной челядью.

Лицо Уилла отражало все происходившее, чутко воспринимая быструю смену событий, шум, крики, суматоху, смерть и бегущие прочь души. Кугер, Дак, Скелет, Карлик, который был торговцем громоотводами, не убегайте, вернитесь! Мисс Фоли, где вы? Мистер Кросетти! Все закончилось! Успокойтесь! Все в порядке! Возвращайтесь, возвращайтесь же!

Но ветер уже расправлял траву, примятую их ногами, и теперь они могли бежать вечно, пытаясь перегнать самих себя.
Поэтому Уилл вернулся назад, присел над Джимом, надавил на его грудь и отпустил, еще надавил и отпустил, затем, дрожа от страха, дотронулся до щеки своего дорогого друга.

— Джим?..

Но Джим был холоден как пласт вывернутой лопатой земли.
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Под покровом холода, казалось, все же затаилась непрочная последняя теплота, в бледной коже скрывался некий цвет, но когда Уилл пощупал запястье Джима, не нашел пульса, когда приложил ухо к его груди, не услышал сердца.

— Он мертв!
Чарльз Холлуэй подошел к сыну и опустился на колени перед его другом, чтобы дотронуться до неподвижного горла, до застывшей груди.

— Нет, — озадаченно произнес он, — не совсем…

— Мертвый!

Слезы хлынули из глаз Уилла. Он почувствовал себя разбитым, трясущимся, отчаявшимся и убитым.

— Прекрати реветь! — закричал отец. — Ты хочешь спасти его?!
— Уже слишком поздно… о папа!
— Замолчи! Слушай!

Но Уилл рыдал.

Тогда отец оттащил его в сторону и ударил. Один раз по левой щеке. И один раз сильно по правой.

Все его слезы после этой встряски кончились, не осталось ни слезинки.

— Уилл! — Отец свирепо ткнул пальцем в него и в Джима. — Прокляни это, Уилли, все это, всех этих — мистера Дакка и его шайку, ведь им нравятся плачущие, Боже мой, как они любят слезы! Господи Иисусе, чем дольше ты рыдаешь, тем больше они пьют соли, стекающей с твоего подбородка. Завопи, завой — они как кошки почуют твое настроение. Поднимись! Встань с колен, прокляни этот карнавал! Прыгай, пляши! Вопи и кричи от радости! Ты слышишь! Кричи, Уилл, пой, но больше всего смейся, это главное, что у тебя есть — смейся!
— Я не могу!

— Ты должен! Это все, что у нас есть. Я знаю! В библиотеке! Ведьма сбежала, Бог мой, как она удирала! А потом, я же застрелил ее с помощью смеха. Всего лишь улыбка, Уилли, ночное отродье не выносит ее. Потому что в ней — солнце. Мы не сможем пересилить их, если будем серьезными, Уилл!

— Но…

— Но это ж настоящий ад! Ты видел зеркала! Эти зеркала наполовину затолкали меня в могилу. Они представили меня в морщинах, представили гниющим! Они шантажировали меня! Они до того зашантажировали мисс Фоли, что она примкнула к их помпезному маршу в никуда, присоединилась к дуракам, которые хотели овладеть всем! Самое идиотское желание: овладеть всем! Бедные проклятые глупцы. Их заманило ничто, пустышка, они словно бессловесная собака, которая, уронив кость, бросается следом за отражением кости в пруду. Уилл, ты видишь: каждое из зеркал повалилось. Как ледяная глыба в оттепель. Без камня, без ружья или ножа — только от моих зубов, открытых в улыбке, от моего горла, языка и легких, издавших звуки смеха, я расстрелял эти зеркала чистейшим презрением! Я уничтожил десять миллионов испуганных глупцов и дал возможность настоящему человеку встать на ноги, выпрямиться! Встань же теперь на свои ноги, Уилл.
— Но Джим… — запинаясь, произнес Уилл.

— Полужив, полумертв. Джим всегда был таким. Искушенный злом. Теперь он зашел слишком далеко и может быть его не вернуть. Но он ведь боролся, чтоб спасти себя, правильно? Протянул тебе руку, чтоб упасть, освободиться от дьявольской машины, разве не так? Поэтому мы доведем до конца эту борьбу за него. Давай, двигай!
Уилл натужно дернулся, потянулся, пошел.

— Беги!

Уилл снова засопел, сдерживая слезы. Папа дал ему пощечину. Слезинки метеорами слетели со щек.

— А ну, пляши! Прыгай! Кричи!

Он подтолкнул Уилла, зашаркал рядом с ним, потом с силой сунул руку в карман, так что лопнула подкладка, вывернул его наружу и выхватил что-то блестящее серебристое.
Это была губная гармоника.

Папа выдул аккорд.

Уилл встал, опять уставившись на Джима.

Папа отвесил ему оплеуху по уху.

— Не смотри! Беги!

Уилл пробежал один-два шага.

Папа выдул другой аккорд, дернул Уилла за локоть, потом схватил и подбросил его руки.

— Пой!

— Что?

— Да, Господи, что угодно!

Гармоника, фальшивя, заиграла «Лебединую реку».

— Папа, — Уилл едва тащился, устало, покачивая головой, и добавил, — Это ж глупо!
— Конечно! Мы и хотим этого! Глупый, проклятый, дурацкий человек! Глупая гармоника! Фальшивая мелодия!

Папа радостно закричал. Он кружился как танцующий журавль. Но он еще не погрузился в глупость. Он лишь хотел нашуметь, нагалдеть, чтоб везде было слышно. Хотел нарушить тишину.
— Уилл, — крикнул он, — а ну-ка, погромче, посмешней! Проклятье ада! Не давай им пить за твои слезы, они захотят еще больше! Уилл! Не отдавай им свой плач, ведь они перевернут его и сделают своей улыбкой! Будь я проклят, если смерть наденет мою печаль как свой праздничный наряд. Не корми их печалью, Уилли, расслабься! Дыши глубже! Дуй!

Он схватил Уилла за волосы и тряхнул его голову.

— Ничего… смешного… — вяло отозвался Уилл.

— Ишь ты! А разве это не смешно! Я! Ты! Джим! Все мы! Настоящие снайперы смеха! Смотри!

И Чарльз Холлуэй провел рукой по лицу, захлопал глазами, прижал нос, подпрыгнул как шимпанзе, завальсировал с ветерком, выбил в пыли чечетку, закинув голову, словно собирался лаять на луну, подхватил Уилла и потащил за собой.
— Смерть просто смешна, будь она проклята, Господи! Наклонись и — раз, два, три,  Уилл. Легче шаг. Начнем с «Лебединой реки», а следующее что, Уилл?.. Дальше, дальше отсюда! Уилл, подай свой божественный голос! Только без девичьего сопрано! Без воробья в консервной банке! Скачи, парень!

Уилл подскакивал, приседал, его щеки разгорелись, горло очистилось, словно после лимона. Он почувствовал, что грудь распирает, будто в ней воздушный шар.
Папа подул в свою серебряную гармонику.

— Это где же старики… — затянул Уилл.

— Остановись! — заорал отец.
Слышалось лишь шарканье ног, прихлопывания, подпрыгивания, подталкивания.

А Джим? Джим был забыт.

Папа принялся щекотать Уилла между ребер.

— Эту песню поют леди из Камптоуна!

— Дуу-да! — закричал Уилл. — Дуу-да! — Теперь получилось уже с мелодией. Воздушный шар в груди вырос, в горле запершило.

— Трек в  Камптоуне — пять миль!

— О дуу-да!

Они изобразили менуэт.

И в среднем па менуэта это случилось.

Уилл почувствовал, что воздушный шар в груди вырос до огромных размеров.

Он улыбнулся.

— Что? — удивился папа его белозубой улыбке.
Уилл фыркнул. Уилл хихикнул.

— Что ты сказал? — спросил папа.

Сила надувающегося горячим воздухом шара еще шире раздвинула белозубую улыбку, откинула голову Уилла назад.

— Папа! Папа!

Он запрыгал. Он схватил папу за руку. Он понесся как безумный, как в горячке, закрякал уткой, закудахтал курченком. Хлопнул ладонями по коленкам, отбил чечетку так, что пыль взвилась вверх.

— О Сюзанна!

— О не плачь…

— …из-за меня!

— Потому что я приду из…

— Алабамы с моим…

— Банджо на моей…
И они подхватили вместе:

— Груди-и-и!

Зажмурив глаза, папа наигрывал веселые аккорды, гармоника, присвистывая, стучала по его зубам, он кружился и подпрыгивал, выбивая дробь каблуками.
— Ха! — Они столкнулись, едва не сбив друг друга с ног, заехали локтем в бок, треснулись головами, еще громче и порывистей выкрикивая. — Ха! О Боже, ха! О Боже, Уилл, ха! Ты слабак! Ха!

И этот бешеный смех перебивало лишь…

Чиханье!

Они кружились. И, наконец, стали приглядываться.
Кто лежал там, на освещенной луной земле?

Джим? Джим Найтшейд?

Не пошевелился ли он? Не раскрылись ли его губы, не дрогнули веки? Не порозовели щеки?

— Не смотри! — Схватив Уилла за руку, папа увлек его плясать дальше.

Расставив руки, они пели просто ноты: до-си-до; гармоника жадно глотала эти неотесанные мелодии из рук папы, который словно аист отплясывал на негнущихся ногах и как индюк топорщил локти. Они перепрыгивали через Джима то туда, то обратно, словно он был камнем, валявшимся на траве.
— Это кто там в кухне с Диной!

— Это кто там в кухне…

— …я знаю-ю-ю-ю!

Джим облизал губы.

Никто этого не заметил. А если они и заметили, то сделали вид, что не замечают, потому что боялись обмануться.

Все остальное Джим сделал совершенно самостоятельно. Его глаза открылись. Он наблюдал за танцующими дураками. Он не мог поверить. Он был далеко, он путешествовал сквозь годы. И теперь, когда вернулся, не услышал удивленного оклика: «Эй, старина!». Все плясали жигу в стиле самбо. Слезы вполне могли бы навернуться на его глаза. Но прежде чем они навернулись, рот Джима покривился. Он издал подобие смеха. Потому что прежде всего увидел глупого Уилла и его глупого старого привратника папу, которые как гориллы скакали по лугу, хотя их лица и выражали почему-то смущение. Они перепрыгивали через него, хлопали руками, наклонялись, чтоб омыть его полноводным потоком своего громкого неиссякаемого смеха, который не остановился бы даже если б небо упало или земля разверзлась, они хотели смешить свое буйное веселье с его робким удивлением, зажечь свет жизни, от детонации которого грохнули бы пушки восторга в его груди!
И поглядывая вниз во время свободного восхитительного танца, Уилл думал: Джим не помнит, что был мертвым, поэтому сейчас мы не скажем ему ничего, когда-нибудь потом, но не сейчас, не… Ду-у-да-а! Ду-у-да-а!
Они даже не сказали: «Привет, Джим» или «Потанцуй с нами», они просто протянули руки, словно он упал в суматохе карнавала и нуждался в помощи, чтоб подняться и присоединиться к ним. Они подхватили Джима. Джим взлетел. Джим принялся танцевать с ними.
Схватившись за руки, ладонь к ладони, они от души визжали, пели, радостно прыгали, и Уилл знал, что живая кровь омыла сердце друга. Они подхватили Джима как новорожденного, хлопали его по спине, заставляя дышать, выправляя неумелое еще дыхание.
Затем папа наклонился, упершись руками в колени, и Уилл перепрыгнул через него; Уилл наклонился и папа перепрыгнул, затем они встали один за другим, наклонились, хрипя свои песни, чувствуя приятную усталость во всем теле, и ждали продолжения чехарды, пока Джим, проглотив комок, застрявший в горле, разбежался и прыгнул. Однако он не сумел перепрыгнуть через папу, они упали и покатились по траве, и эта куча мала кричала по-совиному и по-ослиному, ревела как медные трубы, словно в первый день творенья и первозданного веселья тех, кто еще не был изгнан из райского сада.
Все это продолжалось до тех пор, пока они не уселись, наконец, хлопнули друг друга по плечам, обняли колени и, покачиваясь из стороны в сторону, с переполнявшим душу счастьем, смотрели один на другого, отдаваясь пьянящему радостному умиротворению.
И тогда они улыбнулись, и улыбки на их лицах загорелись словно факелы, и они посмотрели в даль полей.
Опоры темных шатров валялись как слоновые бивни среди мертвых брезентов, трепетавших под ветром, словно лепестки чудовищной черной розы.

Во всем спящем мире лишь эти трое, подобно редкому трио котов, с наслаждением грелись под луной.

— Что случилось? — спросил, наконец, Джим.

— Лучше скажи, что не случилось! — крикнул в ответ папа.

И они снова рассмеялись, но вдруг Уилл обнял Джима, крепко прижал к себе и зарыдал.

— Эй, — сказал Джим спокойно, поглаживая его в ответ, — эй… эй…
— О Джим, Джим, — сказал Уилл, — мы будем дружить вечно.

— А как же, конечно. — Джим выглядел сейчас очень спокойным и уравновешенным.

— Все в порядке, — сказал папа. — Немного поплакали, и поэтому немножко еще посмеемся, когда пойдем домой.

Уилл оставил Джима.
Они поднялись на ноги и стояли, рассматривая друг друга. Уилл оглядывал отца и чувствовал прилив гордости за этого человека.
— О папа, папа, это ты сделал, ты это сделал!

— Нет, мы вместе это сделали.

— Но без тебя мы пропали бы. О папа, я же совсем тебя не знал. А теперь я тебя знаю.

— Неужели знаешь, Уилл?

— Очень даже знаю!

Они видели друг друга сквозь мерцающий ореол влаги.

— Ну, что ж, тогда — привет. Ответь, сынок, и сделай реверанс.
Папа протянул руку. Уилл пожал ее. Оба рассмеялись, вытерли глаза, и только тогда присмотрелись к многочисленным следам на росе, которые убегали за холм.

— Папа, они когда-нибудь вернутся?

— И нет. И да. — Папа спрятал гармонику. — Нет, вернутся не они. Да, придут другие люди, которые будут похожи на них. Не обязательно с карнавалом. Бог знает, в каком образе они появятся в следующий раз. Но они покажутся на восходе солнца, завтра — на закате, днем или очень поздно. Они в дороге.

— О нет, — сказал Уилл.

— О да, — сказал папа. — Мы должны остерегаться на всю оставшуюся жизнь. Борьба только началась.

Они медленно шли вокруг карусели.

— На кого они будут похожи? Как мы их узнаем?

— Кто знает, — спокойно ответил папа, — может быть они уже здесь.

Мальчики быстро оглянулись.

Но здесь был только луг, карусель и они сами.

Уилл посмотрел на Джима, на отца, на себя и свои руки. Потом поднял взгляд на папу.

Папа печально и серьезно кивнул, затем кивнул на карусель, взобрался на нее и дотронулся до медной стойки.
Уилл взобрался к нему. Джим устроился рядом с Уиллом.

Джим погладил гриву лошади. Уилл похлопал лошадь по крупу.

Огромный круг карусели тихо наклонился, будто следуя за приливами и отливами ночи.

Только три раза по кругу вперед, подумал Уилл. Вот здорово!

Только четыре раза по кругу вперед, подумал Джим. Так-то, старик!

Только десять раз по кругу назад, подумал Чарльз Холлуэй. Бог мой!

И каждый угадал по глазам мысли другого.

Как просто, подумал Уилл.

Только разок, подумал Джим.

Но тогда, подумал Чарльз Холлуэй, стоило бы вам только начать, вы бы постоянно сюда возвращались. Еще одна поездка и еще одна. А через некоторое время вы бы предложили покататься своим друзьям, и потом появилось бы еще больше друзей, и так до тех пор, пока, наконец…

Эта мысль поразила из всех в один и тот же момент.

…наконец, вы заведете владельца карусели, надсмотрщика над уродами… собственника некоей ничтожной части вечности, который путешествует с представлениями мрачного карнавала…

Может быть, сказали их глаза, они уже здесь.

Чарльз Холлуэй пробрался к механизму карусели, отыскал гаечный ключ и разбил на куски шестеренки, расплющил зубчатки. Затем стащил с карусели мальчишек, и пару раз ударил по пульту управления, пока тот не сломался, разбросав прерывистые молнии.

— Возможно, в этом нет особой необходимости, — сказал Чарльз Холлуэй. — Возможно, она и не сбежала бы никуда без уродов, которые дают ей энергию. Но… — Он ударил по ящику с пультом управления в последний раз и выбросил гаечный ключ.
— Уже поздно. Вероятно, полночь наступила.

И вслед за его словами послушно пробили часы на ратуше, часы на баптистской церкви, на методистской, на епископальной, на католической церкви — все часы пробили двенадцать. Ветер рассеял над землей семена Времени.

— Кто последний у семафора, тот дряхлая старушка!
Словно из пистолетов выпалили мальчишки.

Отец колебался только мгновенье. Он ощутил смутную боль в груди. Что случится, если я побегу с ними? подумал он. Разве важна смерть? Нет. Имеет значение только то, что случается перед смертью. А мы этой ночью совершили замечательное дело. Его даже смерть не сможет исправить. Мальчишки побежали к семафору… а почему бы не… побежать за ними?
Он так и сделал.

Господи! Как прекрасно было оставить следы жизни на росе в холодных полях этим новым еще темным, неожиданно похожим на Рождество утром. Мальчики бежали как пони в упряжке, зная, что один из них первым дотронется до столба семафора, а другой вторым или совсем не дотронется, и сейчас эта первая минута нового утра не была минутой или днем, или утром невозвратной потери. Теперь не было времени изучать лица, рассматривать, выглядит ли один старше, и насколько моложе другой. Сегодня был такой день октября, такой день года, который неожиданно оказался значительно лучше, чем можно было предположить всего лишь один коротенький час тому назад, день с луной и звездами, парящими в грандиозном вращении, неминуемо ведущем к рассвету; и с ними, ковыляющими по полям, и с последним плачем этой ночи, и с поющим, смеющимся Уиллом, и с Джимом, отвечающим на все вопрос тем, что одолевает волны сухого жнивья по направлению к городу, где они могли прожить еще длинную череду лет в домах, стоящих напротив.
И вслед за ними довольно медленно следовал средних лет мужчина со своими то серьезными и мрачными, то добродушными и веселыми мыслями.
Вполне возможно, что мальчишки замедлили бег. Они никогда об этом не задумывались. Возможно, сам Чарльз Холлуэй ускорил шаг. Он и сам не мог бы об этом сказать.

Но даже бегущий вместе с мальчишками мужчина средних лет сумел выдюжить.
Уилл хлопнул, Джим хлопнул, папа хлопнул по основанию семафора в один и тот же миг.

И ветер присоединился к их ликующе кричащему трио.

Затем, как отметила наблюдавшая за ними луна, все трое распрощались со своим неистовством, и спокойно направились в город.
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